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Закона, определяющего права и обязанности государя в абсолютной монархии, не существует. Лишь в самой общей форме право государя было прописано в законодательных актах петровского времени: «…монархов власть есть самодержавная, которой повиноваться сам Бог повелевает». В переводе на современный язык это означает право государя требовать от подданных безоговорочного выполнения своей воли. Нет нужды доказывать, что эта воля зависит от свойств личности монарха, его характера: был ли он свирепым тираном или добродушным и милосердным человеком, высоконравственным или распутным, бережливым или расточительным, с развитым интеллектом или ограниченными умственными способностями, образованным или невежественным, склонным к разгульному образу жизни или преданным домашнему очагу… Однако в реальной жизни власть монарха не безгранична. Существует черта, переступив которую, монарх может лишиться не только трона, но и жизни, как это случилось с Петром III и Павлом I. Монарх становится неугодным подданным, если он действует в ущерб коренным интересам государства, проявляет авантюризм или совершает поступки, противоречащие нормам поведения, принятым в то время в обществе.

   От личности монарха или монархини, их интеллекта зависит и круг лиц, призванных быть их соратниками. Какими принципами руководствуется государь, комплектуя свою «команду»? Включает в нее карьеристов, угодников, льстецов, казнокрадов, готовых ради тщеславия и корысти пойти на любую подлость как в отношении к себе подобным, так и к государству, или лиц, способных проявлять инициативу, перечить воле государя, если твердо убеждены в своей правоте, честно блюсти законы или рассматривающих свою должность как средство утолить жадность… Словом, сколь высок интеллект монарха, поскольку каждый из них руководствуется советом, высказанным старцем Вассианом Ивану Грозному еще в XVI столетии: не держи советников умнее себя.

   Еще сложнее определить обязанности государя, его взгляды на роль в жизни подданных. Глухие указания на этот счет обнаруживаются не в официальных документах, а в письмах Петра I, где он называет свое царствование службой, за которую по мере успехов он получал чины и жалованье. Что касается целей, преследуемых службой, то они тоже не определены законодательным актом, а выражены в ответной речи царя на заседании Сената по случаю заключений Ништадтского мира и присвоения ему титула «Великого императора Всероссийского, Отца Отечества». Петр сказал, что, «надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле», то есть необходимо сохранять способность защищать суверенитет страны. Вторая цель службы, которую он намеревался осуществить, состояла в том, чтобы «трудиться о пользе и прибытке общем, который Бог нам пред очи кладет как внутрь, так и вне, от чего облехчен будет народ».

   Понятие «польза и прибыток общий» в законодательных актах петровского времени заменено словами «общее благо». Если, однако, первая задача государя была определена достаточно четко и состояла в том, что всегда надлежит держать порох сухим, то вторая цель сформулирована так, что представляет собой ребус, который царь оставил разгадывать преемникам и историкам. В самом деле, в понятия «пользы и прибытка общего», «общего блага» можно вкладывать различное содержание, памятуя, что общим оно не могло быть, поскольку общество было разделено на сословия, интересы которых не всегда совпадали. Обращаем внимание на слово «трудиться», то есть обязанность монарха вносить личный вклад при достижении этой цели.

   Царствование дочери Петра Великого Елизаветы Петровны — одно из звеньев той цепи, которая составляет время протяженностью в 37 лет — от кончины Петра I до воцарения Екатерины II. Этот отрезок времени в исторической литературе называют по-разному: дамским царствованием, годами безвременья, эпохой дворцовых переворотов или, как именовал его В. О. Ключевский, дамскими революциями.

   О Елизавете Петровне сложилось впечатление, навеянное известным четверостишием А. К. Толстого, в котором основную нагрузку несут первые две строки: «Веселая царица была Елизавет». Не оспаривая ее ветрености, постоянной заботы о своей внешности, страсти к нарядам и удовольствиям, предоставляемым троном, попытаемся несколько усложнить этот стереотип, объяснив побудительные мотивы ее поступков и дополнив ее портрет штрихами, на которые историки, а иногда и современники обращали мало внимания.

   На наш взгляд, два обстоятельства больше других влияли на поведение императрицы: привлекательная внешность, точнее, необыкновенная красота, и страх. Красота породила ряд связанных между собой следствий: избыточное внимание к персоне Елизаветы, начиная от родителей и заканчивая сильным полом, к которому она испытывала влечение из-за унаследованного от отца и матери темперамента, капризность нрава, склонность к распущенности, греховным поступкам, леность и необходимость замаливать грехи, фанатичную набожность и милосердие, причем как набожность, так и милосердие в некоторых случаях, как мы увидим, приводили к результатам, прямо противоположным ее ожиданиям.

   Все 20 лет пребывания на троне императрица находилась в страхе — ее не покидала мысль, что она может подвергнуться такому же испытанию, которое довелось пережить Бирону и Брауншвейгскому семейству. В этом истоки ее подозрительности и чувства, противоположного милосердию, — жестокости к претендентам на трон и к лицам, осуждавшим ее поведение как императрицы. О том, что она опасалась за свою жизнь, свидетельствует множество фактов, начиная от распорядка дня и заканчивая отказом принимать лекарства.

   Важные события в царствование Елизаветы Петровны в большинстве случаев совершались без ее участия, но пассивность императрицы восполнялась активностью ее фаворитов и временщиков, оставивших зримый след в истории России. Дочь, в отличие от отца, не умела и не хотела «трудиться», в чем читатель убедится, ознакомившись с этой книгой.
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    Глава 1

    Цесаревна Елизавета Петровна
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О жизни Елизаветы Петровны до ее 32-летнего возраста, когда она стала императрицей, историки располагают отрывочными сведениями. Но такова судьба всех великих князей и цесаревен — они оставались в тени до тех пор, пока не оказывались на троне. Поэтому сведения о ее обучении, о влиянии отца и матери, а также сверстниц и взрослых на ее воспитание крайне скудны. В центре внимания современников, регистрировавших события придворной жизни, находились не царские отпрыски, а царствующие государи и государыни. И все же о Елизавете Петровне сохранилось больше свидетельств, чем о прочих великих князьях и княгинях, например о ее участии в официальных церемониях, на которых она, как и прочие члены царской фамилии, обязана была присутствовать по придворному этикету.

   К Елизавете Петровне современники проявляли более пристальное внимание благодаря ее необыкновенной красоте, планам о ее замужестве (ни один из которых не удалось реализовать) и, наконец, любовным утехам, которым она предалась, оставшись сиротой.

   Елизавета Петровна родилась в селе Коломенском в памятный для истории России день — 18 декабря 1709 года, когда по случаю разгрома шведов под Полтавой Петр организовал парад гвардейских полков, шествование по улицам Москвы пленных шведов и демонстрацию трофейного оружия.

   Получив известие о рождении дочери, царь сказал: «Господь Бог усугубил радость торжества в честь Полтавской победы рождением мне дочери. Того ради отложим и праздник и поспешим поздравить со вшествием в мир дочь мою яко со счастливым предвозвещением вожделенного мира». «Предвозвещения мира» пришлось ожидать почти двенадцать лет, но радость в этот день была велика: Петр прервал парад, отслужил молебен и устроил обед, на который были приглашены не только отечественные вельможи, но и пленные генералы. Парад был возобновлен только 21 декабря.

   После появления на свет Елизаветы, как и старшей ее на год сестры Анны, сведения о ней отсутствуют на протяжении нескольких лет. В самом общем виде можно сказать, что на воспитание и обучение цесаревен оказали влияние традиции допетровской Руси и европеизация быта. Как и раньше, их обучали грамоте, и они росли в окружении мамушек, карлов и карлиц, шутов и шутих. Влияние европеизации обнаруживалось в обучении языкам, танцам, светским манерам. В 1716 году к воспитанию царевен была привлечена француженка Ланнуа, поскольку младшую из дочерей, Елизавету, готовили к браку с Людовиком XV. Сестры изучали французский, немецкий и итальянский языки. Отец, конечно, не располагал временем, чтобы уделять должное внимание воспитанию дочерей. Собиратель анекдотов о Петре Великом сообщает, как однажды Петр зашел к Елизавете, когда та занималась французским языком, и попросил перевести при нем страницу текста. После того как дочь с успехом справилась с задачей, Петр заявил: «Счастливые вы дети, что вас воспитывают, что в молодые годы приучают к чтению полезных книг. В своей молодости я был лишен деловых книг и добрых наставников».

   О наставниках и наставницах цесаревен источники сообщают скудные сведения. Фельдмаршал Б. К. Миних, например, поведал, что принцессы не имели своего двора и находились под надзором двух женщин, одна из них была русской и звалась Ильиничной, а другая была карелкой. Однако в «Записках» Миниха о детских и юношеских годах цесаревен столько неточностей, что эта информация не заслуживает полного доверия.
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Худ. Луи (Людовик) Каравак Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. 1717

   Холст, масло. Государственный русский музей, Санкт-Петербург

   
Два других свидетельства принадлежат перу иностранных дипломатов, правда, они не привязаны к определенному хронологическому отрезку времени, к тому же противоречат друг другу. Так, французский посланник Ж. Кампредон доносил в апреле 1725 года: «Личности, которым вверено было воспитание ее (Елизаветы. — Н. П.) и сестры ее, принцессы Анны, были так мало образованны, что без больших их природных дарований принцессы никак не могли сделать тех успехов в языках в французском и немецком, на которых говорят и пишут очень хорошо, ни приобрести тех прекрасных манер и того умения вести разговор и держать себя, коими они обладают». Другой дипломат, англичанин К. Рондо, в сентябрьской депеше 1728 года доносил: «Вдова графа Салтыкова, бывшего царского представителя при многих иностранных дворах, — женщина очень умная, большая любимица Елизаветы Петровны, при которой состояла воспитательницей».

   В одном все свидетельства современников схожи — цесаревны не были обделены способностями, но распорядились ими по-разному. Елизавета ограничилась усвоением придворного этикета и изучением языков, то есть знаниями и навыками, заимствованными у наставниц, в то время как Анна проявляла интерес к знаниям и занималась самообразованием.

   Неизвестно, сколь достоверно свидетельство Кампредона о совершенном владении Елизаветой Петровной французским языком, но в русском, судя по ее записочкам, написанным в годы, когда она стала императрицей, она допускала грубые ошибки, писала «снаешь» вместо «знаешь», «прасника» вместо «праздника», «в ыних» вместо «иных» и т. д. Не утруждала себя Елизавета Петровна и чтением книг, считая это занятие вредным для здоровья. Она была убеждена, что старшая ее сестра оттого и умерла в возрасте 20 лет, что много читала.

   Сохранилось множество свидетельств современников и иноземцев, с поразительным единодушием отзывавшихся о красоте Елизаветы. Первое описание ее внешности относится к 1719 году и принадлежит перу голландского резидента Деби: «Княжна эта очень прелестна и могла считаться совершенной красавицей, если бы цвет волос ее не был немного рыжеват, что, впрочем, может измениться с летами. Она умна, добродушна и сострадательна». Голштинский придворный камер-юнкер Берхгольц, впервые увидевший Елизавету в январе 1721 года, в ее внешности не обнаружил никаких изъянов: «Вторая принцесса белокурая и очень нежная, лицо у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Она двумя годами (в действительности одним. — Н. П.) моложе и меньше ростом, но гораздо живее и полнее старшей». На фельдмаршала Миниха, первый раз увидевшего Елизавету в том же возрасте, что и Берхгольц, ее внешность произвела более сильное впечатление: она поразила его «своей прекрасной, грациозной фигурой, хотя уже тогда склонной к полноте». Восторженный отзыв об изумительной красоте 12-летней цесаревны находим у Кампредона. В это время велись переговоры о замужестве Елизаветы и Людовика XV, и французский дипломат, понимавший толк в красоте и горячо поддерживавший план подкрепить союзные отношения России с Францией брачными узами короля и русской красавицы-принцессы, сообщал: «Она (Елизавета. — Н. П.) достойна того жребия, который ей предназначается, по крайней мере она будет служить украшением версальских собраний… Франция усовершенствует прирожденные прелести Елизаветы. В ней все носит обворожительный отпечаток. Можно сказать, что она совершенная красавица по талии, цвету лица, глазам и изящности рук». Чем старше становилась Елизавета, тем больше она поражала современников своей красотой. Испанский посол герцог де Лириа, прибывший в Санкт-Петербург в конце ноября 1727 года, так описывал внешность цесаревны: «Она такая красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая. Она высока ростом и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха».

   Анонимному автору Елизавета показалась «роста среднего, для ее лет немного полна, белокура, красива лицом и во всех отношениях весьма пленительна и мила. Она обладает большим, живым, вкрадчивым и льстивым умом, владеет многими языками, как то русским, шведским, немецким и французским, и это тем удивительнее, что она в детстве была окружена дурными людьми, которые ее ничему не учили. Она имеет весьма изящные манеры, живой характер, особливо по отношению к иностранцам. Она питает склонность ко всему, что может развлечь ее, так как она постоянно весела и в хорошем настроении духа».

   Историк и публицист князь М. М. Щербатов, весьма критически относившийся к порядкам, царившим при дворе в XVIII веке, вынужден был согласиться с оценкой внешности Елизаветы Петровны её современниками: «Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра». Щербатов был неправ, когда писал, что Елизавета Петровна обладала «отменной красотой» лишь «в младости».

   Красоту Елизаветы Петровны отмечали и в годы, когда она достигла зрелого возраста, причем отзывы исходили от женщин, обычно более предвзятых в оценках представительниц своего пола. Так, леди Рондо писала подруге в 1733 году: «Принцесса Елизавета, которая, как вы знаете, является дочерью Петра, очень красива. Кожа у нее очень белая, светло-каштановые волосы, большие живые голубые глаза, прекрасные зубы и хорошенький рот. Она склонна к полноте, но очень изящна и танцует лучше всех, кого мне довелось видеть. Она говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски, чрезвычайно весела, беседует со всеми, как и следует благовоспитанному человеку, — в кружке, но не любит церемониальности двора».

   Принцесса Анхальт-Цербстская (будущая императрица Екатерина II) прибыла в Россию в 1743 году, когда Елизавете Петровне исполнилось 34 года, и тоже была поражена ее красотой. Екатерина, отнюдь не питавшая нежных чувств к Елизавете Петровне и, как известно, критически относившаяся к ее царствованию и поведению на троне, не могла удержаться от похвал ее внешности. Это была уже не девица, удовлетворение прихотей которой ограничивалось скромными ассигнованиями Анны Иоанновны на содержание ее двора, а единодержавная повелительница, чьи запросы немедленно удовлетворялись, сколько бы ни расходовалось на приобретение дорогих тканей на платья или ювелирных изделий. Полнота ее к 34 годам увеличилась, но еще не достигла того критического размера, перевалив через который, женщина становится рыхлой, и уже никакой косметикой не скрыть дряблой кожи на шее.

   34-летняя императрица продолжала блистать красотой: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от того не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова ее также красива».

   Каждый из приведенных отзывов дополняет описание внешности Елизаветы новыми штрихами и в совокупности рисует ее обаятельной, темпераментной, веселой, общительной и жизнерадостной девицей и дамой. Казалось бы, располагая такой привлекательной внешностью, ей нетрудно было найти достойного жениха. Но случилось так, что Елизавета Петровна до конца дней своих так и не обрела супруга, если не считать Алексея Григорьевича Разумовского. Прямые свидетельства о том, что они были связаны брачными узами, отсутствуют, но имеются два косвенных, не дающих безоговорочного основания считать брак состоявшимся. Одно из них состоит в особом отношении императрицы к церкви в подмосковном селе Перове. Богатые вклады императрицы в эту церковь дали основание полагать, что именно в ней произошла церемония венчания.

   Второе косвенное свидетельство связано с повелением Екатерины Великой Разумовскому представить ей документы о брачных узах его с Елизаветой Петровной. В этом случае императрица обещала оказывать Алексею Григорьевичу почести и предоставить материальное обеспечение, положенное представителю династии. Разумовский якобы в присутствии вельможи, присланного за документами, сжег их в камине.

   Разумовский, как известно, оказался в поле зрения цесаревны только в 1731 году, а Петр Великий и его супруга принимали энергичные меры, чтобы выдать замуж дочерей еще при своей жизни. Их усилия увенчались успехом лишь частично, когда при жизни Петра состоялась помолвка старшей дочери. Что касается красавицы Елизаветы, то все попытки найти ей жениха как при жизни родителей, так и после их смерти неизменно заканчивались неудачей.

   Когда знакомишься с содержанием донесений иностранных дипломатов, касавшихся замужества Елизаветы Петровны, то создается впечатление, что присутствуешь на ярмарке, где шла оживленная торговля женихами и невестами, где каждый из продавцов и покупателей норовил не продешевить и не заплатить лишнего, где чувства и желания брачующихся приносились в жертву политическим интересам, а сделки происходили за их спиной и без их согласия, где продавец расхваливал свой товар, а покупатель стремился обнаружить в нем изъяны, где, наконец, прибегали ко всякого рода хитростям, чтобы принудить покупателя поспешить с приобретением, ибо за его спиной будто бы стоял другой покупатель, жаждущий приобрести этот же товар.

   Заботу о замужестве младшей дочери Петр проявил еще в 1717 году во время пребывания во Франции, когда невеста достигла лишь восьмилетнего возраста. В Париже состоялась его встреча с французским королем Людовиком XV, который был одного возраста с Елизаветой. Вместо предусмотренной по этикету церемонии взаимных поклонов и расшаркиваний царь схватил ребенка на руки и расцеловал его. Супруге царь об этом визите писал: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний каралище, который пальца на два более Луки (карлика. — Н. П.) нашего, дитя зело изрядное образом, и станом и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет».

   Первые сведения о хлопотах царя с целью выдать замуж Елизавету за Людовика XV относятся к 1719 году. Это были, скорее всего, придворные слухи, уловленные чутким ухом секретаря французского посольства Лави, доносившего 25 июля регенту короля кардиналу Дюбуа: «Царь рассчитывает заключить союз с королем и убедить со временем принять в супружество принцессу, его младшую дочь, очень красивую и хорошо сложенную особу. Мать принцессы, — добавлял Лави, — не раз повторяла своей дочери, прося ее учиться со вниманием и совершенствоваться в французском языке».

   Разговоры были подкреплены делом два года спустя, в 1721 году, когда царь отправил своему послу в Париже Василию Лукичу Долгорукому собственноручное письмо: «Понеже мы в бытность свою во Франции много говаривали Зиммеру и маме королевской о сватанье за короля одну из наших дочерей, особливо за среднюю (Елизавету. — Н. П.), понеже равнолетна ему, но пространно тогда, за скорым отъездом, не говорили, которое дело мы вам поручаем, чтобы вы его, сколько возможность допустит, производили, однако же, чтоб то тайно было от регента, в чем приложите свой труд». «Прилагал свой труд» в поисках невесты и французский двор: был составлен список потенциальных невест, включавший 99 принцесс, из которых избрали несколько наиболее приемлемых. В этом сокращенном списке значилось и имя Елизаветы. Посол Версаля в Петербурге Ж. Кампредон тоже был горячим сторонником установления дружеских отношений Франции с Россией и считал, как и все современники, самым надежным средством укрепления дружбы брачные узы. Двенадцатилетней невесте, как мы видели, он дал самый лестный отзыв.

   Хотя с Елизаветой по красоте не могла соперничать ни одна из принцесс Европы, выбор Версаля пал на испанскую инфанту, которую даже пригласили для более обстоятельного знакомства в Париж.

   Отказав в браке с королем, французский двор не отказался от намерения породниться с русским царем и предложил в женихи другого кандидата — герцога Шартрского, причем на жестких условиях: царь обязывался обеспечить будущему зятю после смерти Августа II польский трон. Переговоры велись в величайшей тайне из тех соображений, что если сведения о них станут достоянием европейских дворов, то поднимется волна острого недовольства, особенно в Польше. Брак должны были заключить одновременно с заключением союзного договора. Царь согласился с этими условиями, обязавшись «не говорить об этом ни одному из своих министров».

   Первоначально с этим планом был согласен и регент короля кардинал Дюбуа, полагая, что он вполне соответствует интересам Франции. Однако в марте 1723 года Кампредон донес о необходимости изменить последовательность сделки — заключению брачного контракта должно было предшествовать восшествие герцога на польский трон. Петр согласился и с этим предложением.

   В Петербурге готовились к свадебной церемонии: в конце января 1722 года Петр собственноручно в присутствии высшей знати обрезал крылышки на платье Елизаветы, что означало объявление ее совершеннолетней, а в марте следующего года началось обсуждение условий брачного контракта — размера приданого. Французская сторона выдвинула требование, чтобы будущая супруга герцога Шартрского исповедовала не православную, а католическую веру.

   Этот пункт стал непреодолимым препятствием для завершения сделки. Не принудил к уступчивости французской стороны пущенный в Петербурге слух о том, что русский двор приступил к тайным переговорам о замужестве Елизаветы и испанского инфанта. Слух проник в среду иностранных дипломатов. «Вчера я узнал, — доносил Кампредон 3 апреля 1722 года кардиналу Дюбуа, — из хорошего источника, что тут ведутся тайные переговоры о женитьбе инфанта дона Карлоса Испанского на младшей царевне». Здесь же оговорка, превращающая эту информацию в ложный слух: переговоры якобы ведет не представитель испанского двора, а какой-то неведомый посредник.

   Между 1723 и 1725 годом, когда брак герцога Шартрского с Елизаветой расстроился и вновь возникла надежда породниться с королем Франции, в депешах иноземных дипломатов мелькали имена самых разных женихов. Именно «мелькали», ибо они упоминались по одному разу и больше не повторялись. Это герцог Бурбонский, которого Петр недолюбливал, принц Астурийский, один из внуков английского короля, и другие.

   О Елизавете этого времени Кампредон писал: «Надо ей поставить в большую личную заслугу успехи, сделанные ею во французском и немецком языках, на которых она говорит и пишет очень хорошо; вежливая манера проявлялась ею при разговоре и вообще во всем поведении».

   Старания А. Д. Меншикова и Кампредона, а также русского посланника в Париже А. Б. Куракина не увенчались успехом — кандидатура Елизаветы была отклонена под тем предлогом, что русский двор не согласится на переход Елизаветы в католическую веру.

   Обычно брачные союзы такого уровня начинались не с личного знакомства и общения жениха с невестой, а с обмена их портретами. Выбор Людовика XV пал не на русскую красавицу Елизавету, а на дочь польского экс-короля Станислава Лещинского. Станиславу Лещинскому вручил корону шведский король Карл XII, предварительно лишив ее Августа II. Безвольный и послушный шведскому королю, Станислав Лещинский после разгрома армии Карпа XII под Полтавой вынужден был уступить корону ее законному владельцу и бежать из Польши. Несколько лет он скитался по странам Западной Европы, пока не обрел постоянного пристанища во Франции.

   22 марта 1725 года посол России при французском дворе Александр Борисович Куракин извещал императрицу: «Все мы, министры иностранные, стараемся открыть намерения здешнего двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не удается; по слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещинского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что король женится в нынешнем году, а потому ищут принцессу, соответствующую его летам». Но уже в мае все прояснилось. Тот же Куракин писал: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессой Станислава, и так сие сим окончилось». Куракин объяснял неудачу своих стараний запоздалой присылкой портрета невесты. Кабинет-секретарю А. В. Макарову он жаловался: «Зело сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году, и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше».

   Полнота невесты, по понятиям русского человека того времени, высоко котировалась, и перед выданьем невесту специально откармливали, чтобы она набрала вес, — этот критерий являлся пережитком традиций прошлого столетия.

   Отказ французского двора труднообъясним, ибо с точки зрения политической брак короля с цесаревной вполне соответствовал интересам Франции, но, быть может, в Версале предпочли иметь дело с марионеточным королем, готовым выполнять волю французского правительства, а не с русским двором, претендовавшим на самостоятельную роль в европейской политике.

   Неудача с женихами преследовала цесаревну всю жизнь. Их было великое множество, перечень их занял бы целую страницу. Кого только не было среди претендентов на руку и сердце цесаревны, зарившихся не столько на ее красоту, сколько на богатое приданое. Прусский король, например, вместе с невестой, если она выйдет замуж за одного из принцев королевской фамилии, пожелал получить в приданое не принадлежавшую России Курляндию и несколько областей Польши, которыми он намеревался овладеть силой оружия, действуя в союзе с императрицей. Две недели спустя, 23 июня 1725 года, король, трезво оценив свои шансы, решил довольствоваться одной Курляндией, если императрица согласится на брак сына маркграфа Альберта и вдовствующей герцогини Курляндской, но так как вдова была намного старше жениха, то маркграф предпочел бы породниться с Елизаветой. На Курляндию претендовал и Мориц Саксонский. Потерпев неудачу с планами женитьбы на Анне Иоанновне, он предложил руку и сердце Елизавете, потребовав в придачу герцогство.

   Кстати, к Морицу Саксонскому, слывшему дамским угодником, Елизавета Петровна проявила интерес и была не прочь выйти за него замуж. Самым алчным был, по слухам, один из последних женихов, пожелавший пополнить свой гарем красавицей из России, — персидский шах Надир — и получить в приданое несуществовавшее Астраханское ханство.

   Назовем имена других кандидатов в женихи, которые не привлекли внимания русского двора. К ним относятся два старца, одной ногой стоявшие на краю могилы: герцог Курляндский Фердинанд и польский король Август II. Из отечественных женихов известен лишь один — Иван Долгорукий. По сведениям, весьма сомнительным, на этом браке будто бы настаивал Петр II, сам влюбленный в Елизавету.

   Особое место в брачных планах матери Елизаветы Петровны занимал будущий император Петр II. Неведомо, знал ли он перед тем, как влюбиться в свою тетку Елизавету Петровну, о намерении Екатерины I по совету графа А. И. Остермана соединить их брачными узами. Строго говоря, автором этого плана был не Остерман, а Кампредон, доносивший в одной из депеш, что брак был бы средством укротить недовольных царствованием Екатерины и погасить соперничество двух «партий», одна из которых ориентировалась на Елизавету, а другая — на Петра Алексеевича. Остерману импонировал этот план, и он предпринял попытку доказать возможность его реализации доводами, по его мнению, не противоречившими церковным догматам. В своей записке Остерман убеждал Екатерину, что близкое родство не может служить препятствием для брака: «Вначале, при сотворении мира сестры и братья посягали, и чрез то токмо человеческий род размножали, следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным фактам не противно, когда Бог сам оное, яко средство мир распространить, употреблял». Главным достоинством своего проекта Остерман считал возможность избавить страну от потрясений, ибо исчезнет необходимость в существовании двух «партий».

   Заманчивый проект Остермана вызывал сомнение прежде всего потому, что противоречил церковным канонам. Секретарь французского посольства Маньян в депеше от 27 ноября 1726 года сообщал о запросе Синоду, допустим ли брак между теткой и племянником, на что был получен ответ, что это равно запрещается и «божественными, и человеческими законами». Отрицательный ответ, однако, не избавил двор от хлопот по преодолению сопротивления Синода. К греческим патриархам были отправлены уполномоченные с ходатайством о разрешении брака.

   Настойчивые хлопоты Екатерины о судьбе своей младшей дочери объяснялись опасением, что темпераментная Елизавета, оказавшись без отца и матери, может предаться распутной жизни. Кроме того, Екатерина сомневалась в способности хилого герцога Голштинского, являвшегося супругом старшей дочери Анны, произвести потомство. Промедление же с замужеством Елизаветы тоже было сопряжено с угрозой лишиться потомства — дочь к 18 годам, хотя и не приобрела дородства матроны, обладала не по летам большой полнотой, и это вызывало опасения, что в случае промедления она окажется неспособной рожать детей.

   Когда стало ясно, что надежды на положительный ответ патриархов эфемерны, Екатерина занялась поисками других женихов. Из претендентов на руку и сердце своей дочери Екатерина избрала двоюродного брата герцога Голштинского епископа Любекского Карла. Шансы отпраздновать свадьбу были велики.

   Жених прибыл в Петербург, был обласкан матерью невесты, награжден орденом Андрея Первозванного. В декабре 1726 года он обратился к императрице с письмом, переведенным на русский тяжеловесным слогом, в котором высказал желание сочетаться браком с Елизаветой Петровной: «…я с своей стороны не знал себя в свете вящего счастия желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голстинским сыном в вашу императорскую высокую фамилию воспринят быть». Просьбу стать супругом дочери императрицы он высказал так: «Яко же и я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить высокую свою милость явить, высокопомянугую принцессу, дщерь свою, ее императорское высочество мне в законную супругу матернею высочайшею милостию позволить и даровать». Далее следовало обязательство: «Что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес Российского государства и последнюю каплю крови отдать».

   Елизавета Петровна в свои 17 лет воспылала к Карлу нежной любовью, уже был составлен брачный контракт, игнорировавший предостережение Синода о том, что брак «двух двоюродных братьев с двумя родными сестрами не может быть допущен», но случилось неожиданное — жених скоропостижно скончался от оспы. Утрата искренне оплакивалась невестой и весьма огорчила ее мать, энергично готовившуюся к свадебным торжествам.

   После смерти матери в мае 1727 года, когда Елизавета Петровна осталась круглой сиротой, начался новый этап в ее частной жизни — предоставленная самой себе, без родительского попечения, она предалась разгулу и оказалась неразборчивой в выборе поклонников. Именно к лету 1727 года относится увлечение Петра II своей теткой.

   Ему, как известно, Екатерина I определила в супруги одну из дочерей А. Д. Меншикова. Император вместе с сестрой Натальей был помещен в доме князя под бдительный надзор Меншикова и его семьи. Светлейшему было известно, что 12-летний император, находясь под дурным влиянием развратного фаворита Ивана Долгорукого, уже был близко знаком с прекрасным полом, и поэтому он постарался изолировать своего будущего зятя от стороннего влияния, строго контролировал его общение с лицами, способными отвлечь внимание жениха от невесты.

   Оказалось, однако, что Петр II, как и Елизавета, летом 1727 года получил свободу общения, надзор за его поведением ослабел в связи с серьезной болезнью князя, едва не приведшей его в могилу. Именно в недели, когда Александр Данилович был прикован к постели, Петр II отбился от рук и получил возможность выходить за пределы покоев меншиковского дворца.

   Первые сведения об увлечении Петра II цесаревной Елизаветой можно почерпнуть в депеше саксонского посла Лефорта от 12 июля 1727 года: «Царь оказывает много привязанности к великой княжне Елизавете, что дает повод к спору между им и сестрою». 19 августа того же года прусский посол Мардефельд доносил: «Елизавета Петровна пользуется глубоким уважением императора, ибо он до того свыкся с ее приятным общением, что почти не может быть без нее. Уважение это должно возрастать, ибо эта великая княжна обладает, кроме чрезвычайной красоты, такими качествами, которые делают ее поклонниками всех».

   9 сентября 1727 года, в день ареста Меншикова, когда Петр обрел полную свободу действий, Мардефельд отметил: «Император в Петергофе до того отличил великую княжну Елизавету Петровну, что начинает быть с нею неразлучным». 8 ноября того же года Маньян сообщал уже не о привязанности, а о страсти императора: «Страсть царя к принцессе Елизавете не удалось заглушить, как думали раньше, напротив, она дошла до того, что причиняет теперь действительно министерству очень сильное беспокойство. Царь до того отдался своей склонности с желанием своим, что немало, кажется, затруднены, каким путем предупредить последствия подобной страсти, и хотя этому молодому государю всего двенадцать лет, тем не менее Остерман заметил, что большой риск оставлять его наедине с принцессой Елизаветой». Верховный тайный совет даже решил, чтобы один из членов совета непременно сопровождал царя.

   Роль соглядатая оказалась не по душе Головкину и Апраксину, и они заявили Петру о намерении удалиться от двора, если он не изменит своего отношения к принцессе Елизавете.

   Угроза нисколько не охладила страсти Петра; что следует из депеш послов в 1728 году. 10 января испанский посланник герцог де Лириа писал: «Больше всего царь доверяет принцессе Елизавете — своей тетке, которая отличается необыкновенной красотой: я думаю, что его расположение к ней имеет весь характер любви». Два месяца спустя де Лириа в очередной депеше подтвердил свое наблюдение о влюбленности императора в Елизавету Петровну: «Он заявляет открыто, что не нравится великой княжне, которая, впрочем, ведет себя с величайшим благородством и осторожностью». Он же, 10 мая: «Принцесса Елизавета сопровождает царя в его охоте, оставивши здесь всех своих иностранных слуг и взявши с собою только одну русскую даму и двух русских служанок».
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Неизвестный художник Портрет Петра II. Около 1800-х гг.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
8 августа 1728 года де Лириа заметил охлаждение племянника к тетке, возможно потому, что у нее появился новый фаворит: 1 августа она отправилась пешком на богомолье в сопровождении лишь одной дамы и А. Б. Бутурлина. Ревнивец не велел генералу входить в свои покои, а также, по свидетельству испанского посла, стал меньше интересоваться принцессой Елизаветой: «Он не выражает ей прежнего внимания и реже входит в ее комнату». Впрочем, Маньян объяснял охлаждение Петра к цесаревне сближением ее с гренадером, «зашедшее, как некоторые полагают, должно быть, слишком далеко».

   Начиная с ноября, донесения де Лириа наполнены осуждением Елизаветы, изменяется и оценка ее нравственного облика. 15 ноября он извещал Мадридский двор о ее дурном поведении, которое, как он полагал, приведет к ее заточению в монастырь, а спустя две недели в Мадриде прочли еще более резкий отзыв: «…красота ее физическая — это чудо, грация ее неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива». По сведениям де Лириа, к концу января 1729 года царь будто бы окончательно охладел к тетке: «Елизавета Петровна заметно в немилости у царя, который и виделся с нею вот уже три недели». Донесение в феврале: «…принцесса Елизавета предается собственным удовольствиям и наслаждениям с такою ужасною публичностью, что доходит до бесстыдства. Нужно ждать, что недалеко то время, когда с нею поступят как-нибудь решительно».

   Последний раз отзыв о поведении Елизаветы Петровны де Лириа поместил в депеше, отправленной 14 марта 1729 года: «Поведение цесаревны Елизаветы с каждым днем делается все хуже и хуже: она без стыда делает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных».

   Могут возникнуть сомнения относительно достоверности сведений де Лириа, поскольку он пользовался информацией Ивана Долгорукова, отец которого стремился отвадить Петра от тетки и с этою целью мог распространять всякого рода сплетни. Кроме того, и у самого Ивана были веские основания проявлять к Елизавете враждебность — она отклонила его предложение выйти за него замуж. Историки, однако, располагают свидетельствами других современников, подтверждающих беспутное поведение Елизаветы Петровны.

   Фельдмаршал Миних: «От рождения была чрезмерно сладострастна и часто говорила своим приближенным, что была довольна только тогда, когда была влюблена. Вместе с тем она была непостоянна и часто меняла фаворитов».

   Фридрих II, пользовавшийся донесениями своих дипломатов из Петербурга: «Обе принцессы (Елизавета Петровна и Анна Леопольдовна. — Н. П.) имели одинаковую склонность к сладострастию. Только Мекленбургская принцесса прикрывала ее завесою жеманства, а принцесса Елизавета доводила сладострастие до разврата». Министр иностранных дел Франции де Мервиль в 1728 году более деликатно отозвался о поведении цесаревны: «Надо признаться, что принцесса Елизавета отличается с юного возраста весьма необычайным поведением, нечего сомневаться, что такое поведение разрушит все надежды, которые она, быть может, уже питала».

   О поведении Елизаветы Петровны были наслышаны не только в Париже и Берлине, но и в столицах других европейских государств, что с конца 20-х годов значительно сократило число желающих жениться на ней. Датский посланник Вестерман поведал Маньяну, что его король «не расположен видеть супругой принца, своего близкого родственника, принцессу такого поведения, как поведение принцессы Елизаветы».

   Анонимный автор, чье свидетельство относится ко времени увлечения Петра II Елизаветой, хотя и проявил снисходительность к оценке поведения цесаревны, но факт распущенности отметил: «В поведении ее осуждают лишь то, что она ветрена и не соблюдает внешних приличий, ибо она нередко проводит недели без гофмейстерины с императором в деревне, ежедневно выезжает верхом и на охоту, что, вероятно, зависит от недостаточного ее первоначального воспитания, когда правила скромности не очень строго соблюдались».

   Полученная в молодости репутация поклонницы сильного пола стала достоянием следующего после современников Елизаветы Петровны поколения. Князь М. М. Щербатов называл ее «любострастной императрицей», а автор биографии Петра III Гельбиг заметил: «Самый снисходительный моралист был бы возмущен отношением Елизаветы Петровны к мужчинам. Она не обращала ни малейшего внимания ума и сердца при выборе своих любимцев, а руководилась в них единственно телесною красотою».

   Далеко не все амурные похождения цесаревны зарегистрировали источники. Первым ее любовником был камергер ее двора Александр Борисович Бутурлин, его сменил Семен Нарышкин. Привязанность цесаревны к Нарышкину вызвала ревность у Петра II, и соперник по его повелению был сослан на Украину.

   Трагичнее всего сложилась судьба прапорщика Семеновского полка Алексея Яковлевича Шубина. По свидетельству К. Рондо, его опала была вызвана попыткой Э. И. Бирона, фаворита Анны Иоанновны, навязать цесаревне в мужья своего брата, «которого она не любит, но который постоянно находится при ней». У Шубина «отняли все, чем великая княгиня жаловала его, а самого его отправили в Сибирь под чужим именем». По другой версии, опала последовала после высказывания Шубина о том, что на троне должна сидеть не Анна Иоанновна, а его возлюбленная. Елизавета Петровна сильно переживала разлуку, и ей приписывают следующие строки из сочиненного ею вирша:

   
    
     Я не в своей мочи огонь утушить,

     Сердцем болею, да чем пособить?

     Что всегда разлучно и без тебя скучаю.

     Легче б тя не знать, нежель так страдать

     Всегда по тебе.

    

   

   На четвертый день после переворота, 29 ноября 1741 года, Елизавета вспомнила о несчастном фаворите и велела сибирскому губернатору разыскать Шубина и немедленно отправить в Петербург, чтобы он явился «при дворе нашем и для того дать ему подводы и выдать на путевые расходы 200 рублей». Тайного ссыльного сразу обнаружить не удалось, что видно из указа от 28 февраля 1743 года. Для поисков бывшего возлюбленного императрица отправила в Сибирь подпоручика Семеновского полка Алексея Булгакова.

   Поиски осложнялись тем, что, будучи секретным арестантом, Шубин признался, что является Шубиным, только после того, как ему стало известно о воцарении Елизаветы Петровны, а до этого предпочитал молчать, опасаясь, что его разыскивают ради ужесточения наказания. В конце концов, Шубина разыскали, прапорщик был возвращен в Семеновский полк премьер-майором за то, что «безвинно пережил много лет в ссылке в жестоком заточении».

   После Шубина Елизавета нашла утешение, как упоминалось выше, в Алексее Розуме, который занимал «должность» фаворита два десятилетия. Что вынудило цесаревну, а затем императрицу укротить свой огненный темперамент: угроза оказаться монахиней или стремление остепениться и замолить свое греховное поведение? Так или иначе, но жизнь цесаревны при Анне Иоанновне круто изменилась.

   Объяснить стесненное положение Елизаветы Петровны в царствование Анны Иоанновны не составляет труда: императрице доставляли неприятные чувства два имени, имевшие, если руководствоваться завещанием Екатерины I, больше, чем она, прав на престол: цесаревна Елизавета и родившийся в 1728 году в Голштинии сын ее старшей сестры Анны Петровны Петр Ульрих, которого императрица величала «чертенком». Чертенок, однако, находился за тридевять земель, в Киле, а Елизавета жила рядом и не давала покоя подозрительной императрице, не чувствовавшей себя прочно на троне в первые годы своего царствования, — вдруг в голове ветреной цесаревны появится мысль овладеть короной?

   Опасения имели основания, ибо Анне Иоанновне была хорошо известна широкая популярность Елизаветы среди рядовых офицеров гвардейских полков, в памяти которых сохранилось уважение к их основателю, отцу цесаревны. Но императрице были известны и успокаивающие ее сведения о том, что цесаревна в дни политического кризиса, наступившего после смерти Петра II, уклонилась от борьбы за трон, проявила к нему полное безразличие, выехав за пределы Москвы. Тем не менее не чем иным, как боязнью лишиться короны, нельзя объяснить странный поступок императрицы в раннее январское утро 1732 года, когда она, к удивлению окружающих, велела поднять по тревоге гвардейские полки, привести их к Кремлю для повторной ей присяги. Среди присягавших находились ее старшая сестра герцогиня Мекленбургская и цесаревна Елизавета.

   Цесаревне, конечно же, было известно недоброжелательное к себе отношение императрицы. У Елизаветы Петровны была еще одна недоброжелательница, готовая нанести дочери своей соперницы сокрушительный удар. Речь идет о первой супруге Петра I Евдокии Лопухиной, вызволенной из монастырского заточения ее внуком Петром II. К цесаревне она питала лютую ненависть и, по словам Маньяна, «не замедлит устроить так, что принцесса Елизавета вынуждена будет вступить в монастырь».

   Надо отдать должное выдержке и благоразумию Елизаветы в десятилетнее царствование Анны Иоанновны. Она сумела держать в узде и свой веселый нрав, и страсть к сильному полу, и общительность и вела себя так, чтобы не раздражать подозрительную императрицу, готовую использовать любой повод, чтобы заточить ее в монастырь. Десять лет цесаревна вела замкнутый образ жизни, избегала встреч с императрицей на устраиваемых ею увеселениях и появлялась на публике только на официальных церемониях, где ее присутствие предусматривалось придворным этикетом: в дни рождения императрицы, ее тезоименитства, восшествия на престол, на приемах иностранных послов и др. Этот образ жизни позволил Елизавете избегать подстерегавших ее неприятностей. Между двоюродными сестрами никогда не было ни дружбы, ни доверия, их всегда разделяла подозрительность.
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    Глава 2

    Долгий путь к трону
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У Елизаветы Петровны было еще одно основание сторониться большого двора и императрицы Анны Иоанновны: угрюмая, грузная, с лицом, изуродованным оспой, она не могла соперничать с привлекательной цесаревной и, как всякая женщина, ревниво относилась к ее успеху у сильного пола.

   Любопытный эпизод произошел в 1734 году, во время приема китайского посольства. Императрице вздумалось задать послу вопрос, какую из присутствующих на приеме дам посол считает самой красивой. Посол пытался уклониться от прямого ответа, заявив: «Глядя на небо в звездную ночь, можно ли сказать, какая из звезд более всего блестит?» Анна Иоанновна не удовлетворилась сказанным и настойчиво потребовала прямого и точного ответа, видимо, рассчитывая, что посол проявит учтивость и назовет ее имя. Но посол проявил бестактность, не свойственную восточному человеку: он поклонился цесаревне Елизавете, и Анне Иоанновне перевели сказанные им слова: «Из числа всех этих прелестных дам я считаю эту прекраснейшей, и если бы у нее были не такие большие глаза, то никто бы не мог, взглянув на нее раз, не умереть после этого от любви».

   Опасаясь мести императрицы и недоброжелательства большого двора, цесаревна, как уже отмечалось, вынуждена была изменить и уклад своей жизни, и поведение, вызывавшее осуждение современников: ее фаворит Шубин был отправлен в Сибирь, а Елизавете, надо полагать, дали понять, что если она не укротит своего сладострастия, то ей доведется остаток жизни коротать в монастыре. Цесаревна должна была покориться и отказаться от своих прежних привычек: от жизнерадостного веселья и общительности она перешла к замкнутости, стремилась появляться при дворе императрицы только на официальных церемониях и избегать встреч с двоюродной теткой, замкнулась в окружении своего так называемого малого двора, в котором не было ни вельмож, ни представителей знатных фамилий, — общаться с опальной царевной и тем более служить ей считалось опасным.

   В окружении цесаревны самым близким к ней человеком был сменивший Шубина фаворит Алексей Григорьевич Разумовский, за ним следовали братья Александр и Петр Ивановичи Шуваловы и Михаил Илларионович Воронцов. Пятым приближенным был лекарь цесаревны И. Г. Лесток. Все они не могли похвастаться знатным происхождением; среди них не было, за исключением Петра Ивановича Шувалова, и лиц с выдающимися способностями. Их роднила еще одна особенность — все они были красавцами, что свидетельствовало о вкусах цесаревны, которую привлекала прежде всего внешность приближенного, а не его интеллект.

   Самым близким человеком был Алексей, сын реестрового казака Григория Яковлевича Розума, отличавшегося беспробудным пьянством и сварливым нравом. После ранней смерти непутевого родителя забота о воспитании трех сыновей и трех дочерей легла на плечи работящей вдовы Натальи Демьяновны. Скорее всего, Розумиха и ее многочисленное семейство, влачившее полуголодное существование, затерялось бы среди таких же безвестных односельчан, если бы не случай, давший среднему из сыновей, Алексею, историческую известность.

   Алексей отличался сказочной красотой, богатырским телосложением и обладал дивным голосом. Именно голос обеспечил ему участие в церковном хоре и покровительство дьячка, обучившего его грамоте. Проезжавший в 1731 году через деревню Лемехи полковник Федор Степанович Вишневский обратил внимание на 22-летнего красавца, певшего в церковном хоре. Полковник упросил дьячка, у которого проживал Алексей, отпустить его в столицу, чтобы пристроить в хор императрицы. Алексей Розум приглянулся Елизавете Петровне, и она получила разрешение взять его в свой хор. После ссылки Шубина его место занял певчий Алексей, которого стали называть не Розумом, а Разумовским. Он прославился самым продолжительным в XVIII столетии исполнением обязанностей фаворита — в течение двух десятилетий, с 1731 по 1751 год, он пользовался благосклонностью сначала цесаревны, а затем императрицы Елизаветы Петровны.

   Цесаревна Елизавета Петровна не располагала возможностями облагодетельствовать своего избранника чинами и поместьями. Награды посыпались на него одна за другой лишь после того, как цесаревна стала императрицей, а в десятилетнее правление Анны Иоанновны ему довелось разделить все невзгоды, выпавшие на долю его опальной возлюбленной.

   Среди лиц, составлявших интимный кружок цесаревны, видное место занимали братья Шуваловы. В отличие от пастуха и певчего церковного хора, едва владевшего грамотой, добродушного и ленивого, чуравшегося интриг, братья Шуваловы, как и Воронцов, отличались большей образованностью, энергией и честолюбием. При цесаревне Елизавете братья были камер-юнкерами ее двора, а после ее воцарения достигли умопомрачительных высот в карьере.

   Пятым членом компании, коротавшим время при опальном дворе цесаревны, был француз Лесток. Приехав в Россию, он был определен лекарем цесаревны Елизаветы, но за распутную жизнь Петр сослал его в Казань. Лесток был возвращен из ссылки Екатериной I, а после ее смерти вновь занял должность лекаря цесаревны. Иоганн Герман Лесток импонировал цесаревне близкими ей чертами характера: веселым нравом, беззаботностью, общительностью, легкомыслием, что дало ему возможность войти к ней в доверие и занять положение ее советника.

   Цесаревна Елизавета Петровна долгие годы не проявляла интереса к власти — ее честолюбие в царствование матери и племянника оттеснялось на второй план всякого рода удовольствиями, в том числе и любовными утехами, мысли о будущем ее не волновали, она держалась в стороне от дворцовых интриг. Она решительно отвергла предложение Лестока домогаться короны после смерти Петра II в 1730 году.

   При Анне Иоанновне она вела себя так, чтобы не раздражать жестокую и мстительную императрицу. Старания ее увенчались успехом — ей удалось остаться в столице, причем не без помощи фаворита императрицы Бирона. Анна Иоанновна склонна была заточить цесаревну в монастырь, но вступился Бирон, тайно надеявшийся жениться на ней после смерти своей болезненной супруги или женить своего брата.

   В 1740 году Анна Иоанновна скончалась, и императором был провозглашен шестинедельный сын ее внучатой племянницы Анны Леопольдовны и ее супруга герцога Брауншвейгского. Это событие пробудило интерес Елизаветы Петровны к императорской короне.

   Дело в том, что ко времени смерти Анны Иоанновны в стране действовало два исключающих друг друга закона о порядке престолонаследия: Устав о наследии престола, изданный Петром Великим в 1722 году, и Тестамент (завещание) Екатерины I 1727 года. По Уставу о наследии престола право назначать себе преемника предоставлялось царствующему государю — «кого он похочет, того и назначит», в то время как по обычному праву, которым руководствовались в предшествующие столетия, наследником автоматически становился старший из сыновей. Завещание Екатерины I, вопреки Уставу о наследии престола, определило преемников на ближайшие десятилетия: трон должен был занять Петр II — внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича, погибшего в 1718 году; в случае его смерти бездетным престол должен принадлежать старшей дочери Петра Великого — Анне, а если после ее кончины не останется детей, то наследницей становилась Елизавета Петровна и ее потомки.
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Неизвестный художник Портрет герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона. XVIII в.

   Рундальский дворец, Латвия

   
После неожиданной смерти юного Петра II, не оставившего завещания, Верховный тайный совет, являвшийся высшим органом власти, игнорируя Тестамент Екатерины I, избрал императрицей Анну Иоанновну, выданную Петром I замуж за Курляндского герцога, который скончался после свадебных торжеств в пути из Петербурга в столицу герцогства Митаву. Выбор Верховного тайного совета нельзя считать случайным — верховники считали, что Анна Иоанновна, 19 лет с лишним прожившая вне России, не имея своей «партии» внутри страны, охотно подпишет документ, ограничивавший ее власть в их пользу. Так оно и случилось — Анна Иоанновна подписала «Кондиции» в Митаве, но, прибыв в Москву, обнаружила, что олигархические притязания верховников не поддерживают ни гвардия, ни широкие круги дворянства, разорвала «Кондиции» и объявила себя самодержавной императрицей.

   В итоге троном овладела вторая ветвь династии Романовых, родоначальником которой был сводный брат Петра I Иоанн Алексеевич.

   Напомним, у царя Алексея Михайловича было две супруги: от первой из них, Марии Ильиничны Милославской, царь имел множество детей, в том числе сына Федора, занимавшего трон в 1676–1682 годах и умершего в двадцатилетнем возрасте, и знаменитую царевну Софью. После смерти Федора Алексеевича, по обычаю того времени, престол должен был занять следующий по старшинству сын Алексея Михайловича Иоанн — болезненный, подслеповатый, косноязычный 16-летний юноша, но по настоянию патриарха на престоле оказался десятилетний сын от второй супруги царя, Натальи Кирилловны Нарышкиной, — Петр Алексеевич.

   Милославские не смирились с передачей трона Нарышкиным, организовали Стрелецкий бунт, в результате которого на троне оказались два несовершеннолетних царя — сводные братья Иоанн и Петр, а регентшей над ними стала энергичная и честолюбивая царевна Софья Алексеевна. Она правила Россией до 1689 года, когда была свергнута Петром и заточена в Новодевичий монастырь, где и скончалась в 1704 году. Формально страной управляли два царя, но фактически власть принадлежала не по летам деятельному Петру Алексеевичу. Таким образом, в борьбе за трон верх одержала вторая ветвь династии Романовых, происходившая от второй супруги царя Алексея Михайловича — Н. К. Нарышкиной.

   А. Д. Меншикову, П. А. Толстому и прочим «птенцам гнезда Петрова» удалось посадить на трон вдову скончавшегося императора Екатерину I, а последняя назначила своим преемником, как выше было сказано, Петра II. После его кончины на престол была возведена представительница династии Романовых, ведущая начало от первой супруги царя Алексея Михайловича — М. И. Милославской.

   У Иоанна Алексеевича было три дочери: Екатерина, Анна и Прасковья. Петр Великий, стремясь укрепить влияние России на европейские дела, использовал в качестве инструмента брачные союзы: дочь Анну он выдал замуж за герцога Голштинского, а дочерей сводного брата Иоанна Екатерину — за герцога Мекленбургского, Анну — за герцога Курляндского. Младшая болезненная дочь Прасковья осталась незамужней.

   Умирая бездетной в 1740 году, Анна Иоанновна назначила преемником сына своей племянницы Анны Леопольдовны (дочь Екатерины Мекленбургской), выданной замуж за герцога Брауншвейгского Антона Ульриха. Рожденного за шесть недель до смерти Анны Иоанновны ребенка нарекли Иваном, регентом до совершеннолетия императрица назначила своего фаворита Бирона. Однако Бирон удержался на этом посту всего три недели, а затем был свергнут фельдмаршалом Минихом с отрядом гвардейцев, и Анна Леопольдовна получила должность правительницы и титул «высочества».

   Из всех переворотов, происшедших в XVIII столетии, этот был самым легким. 7 ноября во время представления кадетов, из которых герцогиня должна была выбрать себе пажей, она пожаловалась фельдмаршалу: «Граф Миних! Вы видите, как обращается со мною регент. Мне многие надежные люди говорили, что он намерен выслать меня за границу. Я готова и уеду, но если вы можете, похлопочите, чтобы, по крайней мере, отпустили со мною и моего ребенка».

   У фельдмаршала, человека крайне тщеславного, тут же возникла мысль извлечь из сложившейся ситуации выгоду, которую он не извлек из своего активного участия в назначении регентом Бирона. Взяв клятву у Анны Леопольдовны никому не сообщать о состоявшемся разговоре, Миних через день, 9 ноября, в два часа ночи отправился в Зимний дворец, разбудил герцогиню и заявил ей: «Каждая минута дорога, нынче же будет смещен караул Преображенского полка, состоящего в моей команде; я жду от вас решительного повеления…»

   Группа солдат во главе с Минихом и его адъютантом полковником Манштейном двинулась к Летнему дворцу, где крепко спали Бирон и его супруга. Манштейн без всякого сопротивления со стороны караула вошел в покои Бирона и арестовал его. В два часа дня 9 ноября закрытая карета отправилась в Шлиссельбург, где бывший регент превратился в узника.

   О том, что совершенный Минихом переворот был полной неожиданностью для современников, своего рода сюрпризом для них, явствует из многих свидетельств. Английский посол Э. Финч подтвердил совершеннейшую неосведомленность вельмож о событиях во дворце: «Здесь никто 8 ноября, ложась в постель, не подозревал, что узнает при пробуждении». Сколь неожиданным был арест Бирона для вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, любимца регента, видно из вопроса, заданного им офицеру, прибывшему, чтобы взять его под стражу: «Что за причина немилости регента?»

   Даже кабинет-министр А. М. Черкасский 9 ноября, то есть в день, когда Бирон уже содержался в каземате Шлиссельбургской крепости под крепким караулом, предпринял попытку пробиться в его апартаменты. Не имел понятия о случившемся и всезнающий А. И. Остерман. Кабинет-министр, по своему обыкновению, сказался больным. Он решил повременить с поздравлением Анны Леопольдовны до тех пор, пока не убедился, что судьба Бирона решена окончательно и бесповоротно. «Остерман при первом известии от великой княгини почувствовал такие колики, что извинился в невозможности явиться к ней, и прибыл ко двору только тогда, когда за ним прислали вторично с известием об аресте регента».
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Неизвестный художник Портрет императрицы Анны Иоанновны. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Свергнув Бирона, тщеславный Миних рассчитывал, что Анна Леопольдовна щедро отблагодарит его давно желаемым чином генералиссимуса, но каково же было его удивление и раздражение, когда в обнародованном 11 ноября списке награжденных напротив чина «генералиссимус» он обнаружил не свою фамилию, а фамилию отца императора — Антона Ульриха. Миних должен был довольствоваться должностью первого кабинет-министра. Стараниями «мудрого» Остермана должность Миниха нисколько не прибавляла ему власти, ибо Кабинет министров отныне делился на три самостоятельных департамента и на долю фельдмаршала досталась власть, которой он владел ранее, — президента Военной коллегии. Внутренней политикой должен был ведать возведенный в великие адмиралы Остерман, а внешней политикой — получивший должность канцлера Черкасский.

   Раздосадованный Миних излил свою желчь в манифесте о пожаловании генералиссимусом Антона Ульриха. Манифест содержал уязвлявшие самолюбие принца слова о том, что чин генералиссимуса за его великие заслуги было бы справедливо присвоить Миниху, но он, Миних, отрекается от этого чина в знак «его высочества почтения». Остерман не слыл бы великим интриганом, если бы не воспользовался этой оплошностью своего заклятого врага, которому он ранее покровительствовал.

   Миних позволил себе еще одну бестактность — он игнорировал все приказы, исходившие от новоиспеченного генералиссимуса, чем настроил против себя находившихся в разладе принца и правительницу.

   Таким образом, Миних сам дал повод Брауншвейгской фамилии избавиться от него — сгоряча он в знак протеста высказал намерение уйти в отставку, рассчитывая, что его станут умолять остаться в правительстве, что без его опыта правительница потерпит крах. Миних просчитался, ему не по плечу было тягаться с многоопытным интриганом Остерманом, — его просьба об отставке была тотчас удовлетворена, и Миних оказался не у дел.

   24 марта правительница изложила своему фавориту причины, вынудившие ее принять отставку Миниха: «Он неисправим в своем доброхотстве к Пруссии, тогда как я ему много раз выражала решительную мою волю помочь Марии Терезии (австрийской королеве). Кроме того, я ему давала понять, чтобы он все повеления, приходящие к нему от моего мужа, исполнял как мои собственные; он как будто и знать не хочет, и не только отказывается принимать их, но не исполняет решительно и моих собственных приказаний, а вместо того делает распоряжения противные». Подлинное объяснение причин отставки Миниха заложено в последней фразе: «Я не могу дальше откладывать его увольнение, потому что нельзя быть спокойной, пока имеешь дело с таким человеком». Опасение, что Миних с такой же легкостью, с какой он преподнес власть Анне Леопольдовне, может отнять ее и передать более покладистому претенденту, явилось главной причиной коварного поведения правительницы и ее готовности немедленно удовлетворить просьбу Миниха. Кстати, официальное основание для отставки отсутствовало — Миних заявил о нем в частной беседе в устной форме.

   Миниха опасалась не только правительница, но и Остерман, столь же тревожившийся за свою карьеру при непредсказуемых действиях несостоявшегося генералиссимуса. Остерман, согласно донесению Линара, действовал через супруга правительницы Антона Ульриха, находившегося под полным влиянием опытного интригана. Граф Линар доносил 10 марта 1741 года: «Граф Остерман, лишенный выгоды бывать у правительницы столь же часто, как граф Миних, старается привлечь на свою сторону генералиссимуса, дабы чрез него могли доходить его внушения… принц часто ездит к графу Остерману, остается у него подолгу, и по отзывам его для всех становится заметно, что он берет уроки общей политики».

   Генеалогическое древо Романовых от царя Алексея Михайловича было изложено для того, чтобы читатель усвоил простую мысль — объявление наследником престола представителя ветви Романовых от Иоанна Алексеевича напрочь отрезало Елизавете Петровне путь к трону. Единственный способ овладеть им состоял в использовании силы, то есть путем переворота: свержение Иоанна Антоновича и его правительницы-матери Анны Леопольдовны. С опозданием проснувшееся честолюбие Елизаветы Петровны не без помощи внушений Лестока подвигло ее на организацию заговора с целью лишить Брауншвейгскую фамилию трона.

   Переворот в пользу Елизаветы Петровны отличался некоторыми особенностями. Едва ли не главная из них состояла в том, что к захвату власти готовились заранее и в глубокой тайне. Заговор возглавляла сама претендентка на трон. Напомним, предшествующие перевороты походили в значительной мере на импровизацию, исполнители которой действовали от имени претендентки на престол. Подобным способом совершилось вступление на престол Екатерины I и свержение регента Бирона. Теперь же сама претендентка двинулась во главе заговорщиков в рискованный поход за короной.

   Особенность вторая — социальный состав участников переворота. Как и прежде, главным действующим лицом была гвардия. Но гвардия времен Петра Великого разительно отличалась от гвардии елизаветинского царствования. При Петре в гвардейских полках служили преимущественно дворяне; теперь же стараниями Бирона и Миниха, стремившихся обезопасить себя от дворянских притязаний распоряжаться троном, в гвардии заметно возрос удельный вес крестьян и горожан. Анализ социального состава заговорщиков подтверждает слова современника о том, что в гвардейских полках стали «все люди простые, мало способные сохранить столь важную тайну».

   Третья отличительная черта переворота состояла в его антинемецкой направленности. В годы царствования Анны Иоанновны страной фактически управляли немцы: фаворит императрицы Бирон, руководитель Кабинета министров Остерман, президент Военной коллегии и главнокомандующий русской армией фельдмаршал Миних. Этот «триумвират» мог бы долго править Россией, если бы у его участников была сплоченность, если бы непомерное тщеславие каждого из них не превращало их в непримиримых врагов, пожиравших друг друга. Засилье немцев, известное под именем «бироновщины», способствовало пробуждению национального сознания. Имя Елизаветы Петровны приобрело значение символа русского начала и восстановления величия России, частично утраченного после кончины Петра Великого.

   Наконец, еще одна немаловажная особенность заговора — к нему были причастны иностранные государства, заинтересованные в смене внешнеполитической ориентации России и низведении страны до уровня, занимаемого ею до преобразований Петра Великого. Они рассчитывали отнять у России территории, отошедшие ей по Ништадтскому мирному договору, а также вернуть ей статус европейского захолустья и установить гегемонию Франции на Европейском континенте.

   Возможность вмешательства иностранных государств во внутренние дела России свидетельствовала, с одной стороны, об отсутствии в стране политической стабильности, о слабости правительства, позволявшего европейским державам без большого для себя риска вторгаться в сферу, в которую суверенное государство не должно допускать никого. С другой стороны, это же дает основание толковать вмешательство как признание достигнутого Россией веса в европейских делах и стремление лишить ее великодержавия, достигнутого при Петре Великом. Словом, причастность иностранных государств к перевороту — это попытка вернуть Российскую империю в Московскую Русь, сохранить за ней прежний уровень отсталости во всех сферах жизни общества.

   Должно, однако, отметить, что реальное значение иностранных государств в описываемых событиях было ничтожным и состояло в том, что они подталкивали Елизавету Петровну к перевороту, но совершен он был без их участия.

   Заговорщики располагали несколькими средствами достижения желаемых результатов. Один из них состоял в использовании услуг «специалиста» по переворотам фельдмаршала Миниха, с легкостью необыкновенной лишившего Бирона обязанностей регента. В столице ходили слухи о том, будто Миних, будучи у Елизаветы Петровны, припав на колени, заявил ей, что если она повелит свергнуть Брауншвейгскую фамилию, то он готов это немедленно исполнить, на что цесаревна ответила: «Ты ли тот, который дает корону кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу».

   Подобный разговор, в принципе, возможен, как возможен и отказ цесаревны от услуг фельдмаршала: в ее глазах он был человеком, способным отнять власть у одного, чтобы вручить ее другому, и с такой же легкостью отобрать эту власть у другого, чтобы вручить ее третьему.

   Визит Миниха к Елизавете подтверждают два свидетельства английского посланника Э. Финча, внимательно следившего за интригами в жизни русского двора. Они дают основание полагать, что Миних не зря зачастил к цесаревне. 14 февраля 1741 года он доносил: «Фельдмаршал повадился за последнее время делать продолжительные визиты к великой княжне Елизавете Петровне, что, конечно, не по сердцу правительнице и не содействует ее расположению к Миниху». Правительница ограничилась установлением за Минихом слежки, поручив, как доносил Финч, сержанту Барановскому схватить его «мертвым или живым», если он выйдет вечером и отправится к цесаревне.

   Еще более бдительная слежка была установлена за Елизаветой Петровной. Секунд-майору Василию Чичерину супруг правительницы поручил сформировать команду численностью до десяти гренадеров и капрала, одеть их в шубы и кафтаны, чтобы наблюдать за визитами к Елизавете Петровне Миниха и князя Черкасского.

   В Брауншвейгской фамилии установились странные семейные отношения. Анна Леопольдовна вышла замуж за нелюбимого ею Брауншвейгского герцога — брак состоялся в 1739 году по принуждению: ей навязывали в мужья либо сына Бирона, либо герцога Брауншвейгского. Она остановила свой выбор на менее ненавидимом Антоне Ульрихе. Свадьба, пышно отпразднованная, более напоминала похоронную церемонию, чем радостное событие, — все главные действующие лица были в слезах: заливалась слезами невеста, плакала императрица, Анна Иоанновна, прибывшая поздравить новобрачных, цесаревна Елизавета тоже рыдала. Лишь жених, по словам леди Рондо, «выглядел немного глупо среди этого потока слез».

   Семейная жизнь у молодоженов не ладилась, что пагубно отражалось на политике правительства. Антон Ульрих, по свидетельству Манштейна, являлся послушным орудием интригана Остермана и «следовал только его советам и от него одного выслушивал доклады о делах», в то время как Анна Леопольдовна оказывала «полное доверие» графу Головкину, поручив ему исполнение чрезвычайно важных дел, «не сказав о том ни своему супругу, ни графу Остерману».

   Среди свидетельств современников нет ни одного положительного отзыва об Анне Леопольдовне. В 1732 году, когда ей исполнилось 14 лет, супруга английского посла леди Рондо писала, что она была «собой нехороша и так застенчива, что трудно сказать заранее, что из нее будет». Три года спустя принцесса повзрослела, но леди Рондо не обнаружила в ней ничего, заслуживавшего похвалы: она «не хороша собой, не изящна и ничем не поражает в умственном отношении. Держит себя важно, говорит мало и почти никогда не смеется, что кажется мне весьма странным в такой молодой особе. Я полагаю, что важность ее происходит скорее от бестолковости, нежели от нрава». У Елизаветы Петровны принцесса тоже не оставила благоприятного впечатления: «Она совсем дурно воспитана, не умеет жить и, сверх того, у нее нехорошее качество быть капризной так же, как герцог Мекленбургский, ее отец». Фридрих II: «Она (Анна Леопольдовна. — Н. П.) при некоторой трезвости ума отличалась всеми прихотями и недостатками дурно воспитанной женщины». Фельдмаршал Миних: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм и в таком виде появлялась публично».

   Не обнаружил привлекательных черт в Анне Леопольдовне и адъютант Миниха полковник X. Манштейн: «Она была чрезвычайно капризна, вспыльчива, не любила труда, была нерешительна в мелочах и в самых важных делах, она очень походила характером на своего отца, герцога Карла Леопольда Мекленбургского, с той только разницей, что она не была расположена к жестокости. В год своего регентства она правила с большой кротостью. Она любила делать добро, не умея делать его кстати». Все это не помешало М. В. Ломоносову, исполнявшему обязанности одописца, произнести в адрес правительницы слова: «Надежда, свет, покров, богиня над пятой частью всей земли».

   Неряшливость не украшает женщину. Ее, однако, можно было бы извинить, если бы правительница была награждена способностями государственного деятеля. Но в том и состояла ее беда, что она была их лишена полностью.

   Правительница не выдерживала сравнения с Елизаветой Петровной: «Достаточно увидеть последнюю (Анну Леопольдовну. — Н. П.), — доносил маркиз Шетарди в депеше от 14 ноября 1741 года, — чтобы согласиться, что она (Елизавета Петровна. — Н. П.) скорее, чем правительница, рождена носить корону… ее величественный вид довольно указывал мне, что она была дочь Петра I, между тем как я никогда бы не узнал правительницу, если бы мне ее не назвали. Правительница проводила большую часть своего времени в компании своей фаворитки мадемуазель Менглен… Правительница так привязалась к ней, что страсть возлюбленного ничто по сравнению с этой страстью».

   Ограниченность и недальновидность Анны Леопольдовны выражались и в том, что она в еще большей мере, чем Анна Иоанновна, благоволила к немцам. Шетарди доносил 31 марта 1741 года: «Она только и внимательна к иностранцам, только ими и окружена беспрестанно». Справедливость этого наблюдения подтверждает круг наиболее приближенных к ней лиц, с которыми она играла в карты. Среди них не было ни одной русской фамилии, кружок сплошь состоял из иностранцев: ее супруга, ее фаворита графа Линара, министра венского двора маркиза Бота, английского посла Финча и брата фельдмаршала Миниха.

   
[image: bin00000006.jpeg]
   
Худ. Иоганн Ведекинд Портрет принцессы Анны Леопольдовны. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный исторический музей, Москва

   
Особой доверенностью в компании 23-летней Анны Леопольдовны пользовались ее фаворит Линар и ее любимица недалекая девица Менгден. Родом из Лифляндии, Юлия Менгден получила деревенское воспитание, готовилась стать послушной супругой какого-либо преуспевающего помещика, но случай вознес ее к подножию трона, которым она распоряжалась как домашняя хозяйка. Она благоволила к своим родственникам и выходцам из Лифляндии, решала, кого из русских вельмож можно допустить для доклада правительнице, а кому отказать, что, естественно, вызывало их острое недовольство.

   Не вызывала восторга русских вельмож и чрезмерная благосклонность правительницы к графу Линару. Он был награжден орденом Святого Андрея Первозванного, щедро осыпан многими милостями. Чтобы предоставить фавориту возможность постоянно находиться при дворе, девица Менгден в угоду своей покровительнице согласилась вступить с ним в фиктивный брак. Предшествовавшая ему помолвка отличалась необыкновенной пышностью, и ее можно считать единственной акцией правительницы за время ее регентства. По свидетельству маркиза Шетарди, Линар, уезжая в Дрезден, чтобы уладить свои хозяйственные дела, а затем вернуться в Петербург и отпраздновать свадьбу, «увозил с собою на 150 тысяч франков бриллиантов; драгоценности фаворитки стоили столько же. Два подарка, которыми они разменялись между собою при помолвке, стоят 50 тысяч экю, и ничто ни в мебели, ни в серебре не может превосходить великолепия, которое приятно правительнице выказывать в доме, ею подаренном и почти заново перестроенном для девицы Менгден».

   Поведение правительницы, проводившей время в пустых разговорах с любимицей, отсутствие у нее интереса и способностей к управлению страной, продолжение традиции Анны Иоанновны покровительствовать немцам — все это создавало благоприятные условия для переворота. Но как его совершить?

   Шетарди в своих депешах часто пользуется словом «партия», под которой должно подразумевать значительную группу сторонников цесаревны, готовых совершить переворот в ее пользу. В действительности численность «партии» ограничивалась несколькими приближенными, о которых сказано выше, лишь позже в нее были вовлечены гренадеры Преображенского полка. Заметим, в «партии» не было ни одного офицера, не говоря уже о полковниках и генералах. В составе этой «партии» отсутствовали и вельможи. Малого двора опальной цесаревны сторонились как военачальники, так и сановники, и те, и другие за контакты с цесаревной могли поплатиться карьерой.

   В этих условиях Елизавете Петровне казалось, что она может рассчитывать на успех переворота, если будет опираться на помощь иностранных государств. Такую помощь готова была оказать Франция, посол которой, умный и деятельный маркиз де ла Шетарди, прибыв в Петербург в 1739 году, уловил глухой ропот против немецкого засилья. Он воспользовался тем, что многие вельможи были недовольны режимом немцев, установил контакты со своим соотечественником Лестоком, а через него и с цесаревной Елизаветой Петровной.

   И. Г. Лесток еще в 1730 году, после смерти Петра II, убеждал цесаревну предъявить свои права на престол, но та отказалась. Теперь, когда Франция была заинтересована в разрушении австро-русского союза, Шетарди видел свою задачу в том, чтобы устранить от власти немцев, ориентировавшихся на союз с Австрией, и возвести на трон Елизавету Петровну, не скрывавшую своих симпатий к Франции.

   Не из любви к России или к цесаревне Франция решилась вмешаться в ее внутренние дела. Цели французской дипломатии раскрыл маркиз Шетарди в одной из своих депеш (11 апреля 1741 года): «Если принцессе Елизавете будет проложена дорога к трону, то можно быть нравственно убежденным, что претерпенное ею прежде, так же как и любовь ее к своему народу, побудят ее к удалению иноземцев и к совершенной доверенности к русским. Уступая склонности своей, а также и народа, она немедленно переедет в Москву; хозяйственные занятия, к которым склонны знатные, побудят последних тем более обратиться к ним, что они уже лишены с давних времен; морские силы будут пренебрежены, и Россию увидят постепенно обращающейся к старине…» Короче, Франция связывала восшествие на престол Елизаветы Петровны с возвращением Российской империи в допетровскую Московию, изолированную от стран Западной Европы в связи с лишением удобного к ней морского пути.

   Осуществить вооруженное вмешательство во внутренние дела России Франция, не имевшая общих границ с Россией, не могла. Тем более что в памяти была еще жива неудавшаяся попытка утвердить на польском троне тестя Людовика XV Станислава Лещинского, закончившаяся тем, что полуторатысячный французский десант, высадившийся в Польше, был взят в плен русской армией.

   Для достижения своей цели французская дипломатия решила использовать вооруженные силы соседней с Россией Швеции, давней союзницы Франции. Но и в самой Швеции было немало сторонников реванша — отмены Ништадтского договора, по которому Эстляндия (Эстония) и Лифляндия (Латвия), являвшиеся житницей, или, как тогда говорили, амбаром, Швеции, отошли к России.

   Шведского посланника в России Эрика Матиаса Нолькена не было надобности убеждать в необходимости принять предложение Франции — он прекрасно понимал, что не оправившаяся от изнурительной Северной войны Швеция не располагала финансами, чтобы без иноземной помощи достичь желаемых результатов в войне с более могущественной Россией. Он рассчитывал, что услуга, оказанная Швецией Елизавете, будет щедро ею вознаграждена.

   Итак, основания для вмешательства Франции и Швеции во внутренние дела России были разными, но цель одна — ослабить ее. Отметим, что из иностранных участников заговора главная роль в треугольнике Елизавета Петровна — Шетарди — Нолькен отводилась французскому дипломату и стране, которую он представлял. Когда однажды Елизавета вступила в непосредственный контакт с Нолькеном, не поставив в известность Шетарди, тот в довольно резкой форме сделал ей внушение, заявив, что она должна знать, что «Швеция ничего не может предпринять без ведома и согласия Франции».

   План заговорщиков был прост: Швеция объявит войну России, армия которой, в представлении Шетарди, была настолько слабой, что шведы добьются успехов на поле брани при первом же столкновении. Вступив на коренные земли России, шведы должны обратиться к народу с манифестом, убеждавшим русских, что они, шведы, выступают в роли не завоевателей, а освободителей русского народа от немецкого засилья. Когда победоносные шведские войска приблизятся к столице империи Петербургу, сторонники Елизаветы Петровны поднимут восстание, чем облегчат шведам одержать полную победу, и вручат корону Елизавете. Таким образом, цесаревна взойдет на трон на шведских штыках. За эту услугу она должна была расплатиться дорогой ценой — даль письменное обязательство возвратить шведам то, что было завоевано ее отцом.

   Реализация плана сопровождалась множеством накладок. Одна из них состояла в том, что, как ни пытались Нолькен и Шетарди получить письменное обязательство Елизаветы вернуть шведам добытое Россией в ходе Северной войны, она под всякими предлогами отказывалась поставить свою подпись, ссылаясь на то, что Швеция не объявила войну России, или на то, что шведы не распространяют среди населения России манифеста, или из опасения, что подписанный ею документ может оказаться в руках ее противников — и тогда не сдобровать ни ей, ни ее сторонникам.

   Наконец, перед отъездом из России Нолькен заявил цесаревне, что для того, чтобы Швеция объявила войну России, он должен представить секретному комитету подписанное ею обязательство. Елизавета прикинулась забывчивой и, не смутившись, заявила, что «не помнит хорошенько, о чем шла речь». Нолькен, по словам Шетарди, «не скрыл от нее удивления, что предмет такой огромной важности не оставался постоянно в ее памяти». Нолькен с согласия Шетарди захватил с собой подлинник документа и перо, заявив во время встречи, что достаточно одной минуты для его подписания и скрепления печатью.

   Елизавета и на этот раз уклонилась от исполнения просьбы под предлогом того, что во время их разговора присутствовал ее камергер, показавшийся ей подозрительным. На следующее утро Нолькен отправился в путь, «не достав того, чего желал всего более».

   Цесаревна устояла даже тогда, когда Шетарди в разговоре с ней поставил, как говорится, вопрос ребром. «Надобно, — писал он в депеше от 21 апреля 1741 года, — чтобы она доставила королю средства служить ей или совершенно бы отказалась от надежды царствовать». Несмотря на свое легкомыслие, дочь Петра понимала, что подписанный ею документ вызовет бурю негодования в России, лишит ее ореола защитницы национальных интересов и в конечном счете может закрыть ей путь к трону.

   Маркиз Шетарди так объяснял нежелание Елизаветы подписаться под документом, связывающим ее серьезными обязательствами: «Есть минуты, когда помнят только о своем происхождении. Она думает, что у нее есть мужество, но вскоре ей приходит в голову, что она ничем не защищена от катастрофы, и мысль видеть себя схваченной и удаленной в монастырь на всю оставшуюся жизнь погружает ее в состояние слабости». Шетарди, как следует из этой депеши, объяснял отказ подписать обязательства страхом цесаревны за личную судьбу.

   В других депешах Шетарди объяснял отказ Елизаветы Петровны подписаться под документом, уступавшим Швеции земли, завоеванные Петром, ее нерешительностью. Думается, нерешительность Елизаветы была придумана послом, чтобы отвести от себя упрек версальского двора в неумении убедить цесаревну поставить свою подпись. Дело не в нерешительности, а в умении цесаревны играть с дипломатами в кошки-мышки, в понимании того, что росчерком пера она превращала намерение овладеть троном в несбыточную мечту, ибо переворот затевался под стягом борьбы с иноземным засильем, а на деле немцев сменили бы шведы. Понимала она и другое — ее престиж как дочери Петра Великого пал бы немедленно, как только ее согласие вернуть шведам земли, за овладение которыми было пролито столько крови и пота русских солдат, стало бы достоянием населения страны.

   Шеф Шетарди, министр иностранных дел Франции Ж. Ж. Амело, обнаружил более глубокое понимание причин проволочек цесаревны. Он писал своему подчиненному: «…нельзя, однако, осуждать причины ее опасений, так же как и деликатность, выказываемую ею касательно того, что может повредить интересам России и приобретениям, добытым великими трудами Петра I».

   В конце концов, Елизавета Петровна дала обязательство, правда, тоже устное, но все же означавшее ее согласие оплатить услугу шведов за их помощь в овладении троном. Хотя в нем ни слова не говорилось о территориальных уступках, оно, несомненно, наносило ущерб интересам России. «Когда дела примут хороший оборот», Елизавета обязалась вознаградить затраты шведов на подготовку и ведение войны, до конца своей жизни выдавать Швеции субсидии, предоставить им привилегии в торговле, которыми пользуются англичане, отказаться от всех трактатов и союзов, не угодных Швеции, и, наконец, снабжать Швецию деньгами, когда она будет испытывать в них нужду. Такова цена, которую должен был уплатить русский народ за водружение короны на голову Елизаветы Петровны. Но все же домогательства Шетарди и Нолькена были удовлетворены лишь частично — цесаревне в торге с ними удалось отстоять территориальную целостность России.

   Вторая накладка состояла в том, что вопреки надеждам договаривавшихся сторон события на театре военных действий развивались совсем по иному сценарию. Хотя в Швеции подготовка к войне с Россией велась задолго до возникновения в Петербурге заговора, она открыла военные действия не во всеоружии. На деле оказалось, что хотя реваншистские угрозы лидера партии шляп («Государственные чины все готовы предпочесть могучую войну постыдному миру») и были подкреплены трактатом с Францией о субсидиях и оборонительном союзе, ресурсы самой Швеции не позволяли ей достичь в подготовке к войне необходимого уровня. Не помогли Швеции и трехмиллионная субсидия Франции, и ее обязательство, впрочем, не претворенное в жизнь, подвигнуть на войну с Россией Турцию, которая была озабочена тем, как отразить ожидавшееся нападение персидского шаха Надира.

   Тем не менее манифестом 24 июня 1741 года Швеция объявила войну России, мотивируя ее вмешательством России во внутренние дела Швеции, под которым подразумевались вопрос о наследовании престола, употребление в адрес Швеции оскорбительных выражений, лишение права шведских подданных искать удовлетворение претензий в русских судебных инстанциях, запрещение ввоза хлеба из территорий, ранее принадлежавших шведам. Манифест объявлял, что король далее не может «терпеть все сии нарушения мирного договора», которые и вынудили его «взяться за оружие».

   Все эти обвинения выглядят надуманными, их можно было без труда решить переговорами. В частности, предусмотренное Ништадтским миром разрешение Швеции покупать хлеб на 50 тысяч рублей в год утрачивало силу, если Россию постиг неурожай. Подлинная причина войны выражена единственной фразой: уступленные России земли надо вернуть, ибо они являлись «оплотом государства».

   Русский манифест от имени находившегося в колыбели императора был обнародован 13 августа 1741 года. Он начинался контробвинениями: никогда не бывало, чтобы христианские государства начали войну, «не объявя наперед о причинах недовольства своего или не учиняя по последней мере хотя мало основанных жалоб и не требуя о пристойном поправлении оных…».

   Шовинистический угар (толпы людей забросали камнями здание русского посольства в Стокгольме) настолько затемнял разум шведских политиков, что они, развязывая войну, не учитывали реального соотношения сил Швеции и России. Их действия вполне можно было бы считать авантюрными, обреченными на неуспех, если бы они не рассчитывали на помощь сил в самой России. Шведы были настолько уверены в победе, что заранее заготовили мирный договор, предусматривавший уступку Швеции Карелии, Кексгольма, Выборга, Петербурга и всех земель по течению Невы. Если вдруг шведы потерпят поражение, то и в этом случае они не отказывались от территориальных притязаний, правда, ограничивавшихся островами Даго и Эзель.

   Военные действия начались с поражения шведов 22 августа 1741 года у крепости Вильманстранд, когда русские войска под командованием генерал-фельдмаршала П. П. Ласси овладели крепостью и нанесли противнику значительный урон в живой силе. Вильманстранд был разграблен и разрушен, командовавший корпусом генерал Врангель с семью штаб-офицерами оказались в плену.

   Другой корпус шведов, ведомый главнокомандующим К. Э. Левенгауптом, вступил на территорию России, и генерал обратился к русскому народу с воззванием, убеждавшим население, что «шведская достохвальная армия пришла в пределы России не с какой иной целью, как с помощью всевышнего Бога доставить шведской короне удовлетворение за все многочисленные обиды, нанесенные ей министрами иностранцами, которые в эти последние годы управляют Россией». Другая цель войны, согласно воззванию, состояла в освобождении русского народа «от несносного ига и жестокостей, которые позволяли себе министры…». Намерение шведского короля состоит в том, «чтобы избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании…».

   Известие о разгроме шведского корпуса у Вильманстранда огорчило претендентку на русский престол Елизавету Петровну, поскольку оно не соответствовало планам заговорщиков, а обращение Левенгаупта «к достохвальной русской нации», напротив, обрадовало. Помимо воззвания, шведы и заговорщики возлагали надежды и на появление в шведской армии герцога Голштинского, рассчитывая, что против внука Петра не поднимется рука русского солдата. На поверку оказалось, что воззвание не сломило сопротивления русской армии, а герцог вообще не прибыл в Швецию.

   До сих пор речь шла о планах заговорщиков, о призывах шведов к русской нации, чтобы общими усилиями освободитъ ее от иноземной тирании и обеспечить «свободное избрание законного и справедливого правительства». Обратимся теперь к вопросу, как реагировал на происходившие события правительственный лагерь, известно ли было Брауншвейгской фамилии и ее окружению что-либо о заговоре Елизаветы Петровны, о причастности к нему Шетарди и Нолькена?

   Можно с полным основанием ответить, что все это было известно всем, кроме Анны Леопольдовны, от которой зависели ответные меры. Примечательно, что информация о существовании заговора исходила не только от шпионов, но и от его участника Лестока, по отзыву полковника Манштейна, «самого ветреного человека в мире и наименее способного что-либо сохранить в тайне. Он во всех знатных домах, где ему доводилось бывать, заявлял об ожидаемых переменах на троне».

   Анна Леопольдовна оказалась неспособной оценить степень наступавшей опасности для нее и всей Брауншвейгской фамилии. Кто только не предупреждал ее об угрозе! Фаворит правительницы граф Линар рекомендовал заточить Елизавету Петровну в монастырь, но возлюбленная не согласилась, ибо полагала, что она нейтрализовала цесаревну дорогими подарками: в день рождения ей было выдано для погашения долгов 40 тысяч рублей из Соляной конторы и вдобавок к этой сумме дорогой браслет от правительницы и золотая табакерка от имени императора. Тот же Линар предложил выслать из России французского посланника Шетарди, однако правительница побоялась испортить отношения с Францией, и маркиз остался в Петербурге. И это в то время, когда Остерман писал русскому послу во Франции А. Д. Кантемиру: «Мы имеем полную причину желать его (Шетарди. — Н. П.) отзывания отсюда».

   Граф Остерман со второй половины 30-х годов был прикован к постели, но обостренное предчувствие беды, подкрепленное донесениями шпионов, вынудило его решиться на отчаянный поступок: он велел одеть себя и отнести в кресле в покои правительницы, чтобы убедить ее принять меры самозащиты. Анна Леопольдовна не вняла советам и вместо продолжения разговора принялась показывать Остерману новые наряды для младенца-императора.

   Еще один сигнал бедствия исходил от графа Р. Г. Левенвольде, прославившегося двумя страстями: к женщинам и картам. Он отправил Анне Леопольдовне тревожную записку. Прочтя ее, правительница не придала никакого значения предупреждению и изрекла: «Спросите графа Левенвольде, не сошел ли он с ума?» На следующий день она сказала ему: «Все это пустые сплетни, мне самой лучше, чем кому-нибудь другому, известно, что царевны бояться нечего».

   Цесаревна ловко усыпляла бдительность правительницы. В день рождения императора она подарила ему игрушечное ружье и пару пистолетов, роскошно и художественно отделанных золотом. Правительница одарила Елизавету Петровну несравненно более дорогими подарками: украшением ценой в 200 тысяч франков и великолепным золотым сервизом для завтрака.

   На Анну Леопольдовну не оказали влияния пророческие слова австрийского посла графа Бота: «Вы находитесь на краю бездны, ради Бога, спасите себя, императора и вашего супруга». Даже супруг правительницы Антон Ульрих, такой же недалекий, как и она, вероятно, по внушению Остермана, рекомендовал ей арестовать Лестока. Наконец, у Анны Леопольдовны должно было вызвать тревогу воззвание Левенгаупта, из содержания которого явно высвечивалось намерение Швеции свергнуть Брауншвейгскую фамилию.

   Хотя предупреждения, исходившие от немецкого окружения правительницы, не вызвали у нее желания предпринять решительные меры, сомнения они все же посеяли. Иначе чем объяснить эпизод, происшедший за сутки до переворота, 23 ноября 1741 года, когда во время бала Анна Леопольдовна встала из-за карточного стола и пригласила цесаревну в отдельную комнату?

   На удивление, цесаревна во время разговора с правительницей проявила несвойственные ей изворотливость, выдержку и актерское мастерство. Между двумя дамами состоялся следующий разговор.

   — Что это, матушка, слышала я, что ваше высочество корреспонденцию имеет с армиею противника и будто вашего высочества доктор ездит ко французскому посланнику и с ним вымышленные факции в той же силе делает.

   Елизавета Петровна нашлась, что ответить:

   — Я с неприятелем отечества своего не имею никаких алианцов и корреспонденции, а когда лейб-медик ездит до посланника французского, то я его спрошу, а как мне донесет, то я вам объявлю.

   Похоже, ответ Елизаветы Петровны, уверенный тон, с каким он был произнесен, убедили правительницу в непричастности собеседницы к заговору. По одним сведениям, обе настолько расчувствовались, что пролили слезы умиления; по другим — они возвратились в зал в крайнем расстройстве и возбуждении, заметно раскрасневшиеся. Как бы то ни было, но цесаревне и заговорщикам стало ясно, что правительству известно о существовании заговора, что с переворотом медлить, пока они на свободе, не следует: правительницу в любой момент могут убедить предпринять жесткие меры, и тогда им несдобровать. Таким образом, разговору 23 ноября следует придать значение первого сигнала, подвигнувшего Елизавету Петровну к незамедлительным действиям. Время переворота, намеченное на январь 1742 года, надлежало перенести на ближайшие дни. Даже не отличавшейся решительным характером Елизавете Петровне стало ясно, что промедление смерти подобно, что наступило время, чтобы от разговоров перейти к действиям. К решительным мерам подталкивал ее и маркиз Шетарди.
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Худ. Луи (Людовик) Каравакк Портрет цесаревны Елизаветы Петровны. Конец 1720-х гг.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Вторым сигналом, побудившим заговорщиков к действиям, было полученное 24 ноября известие о том, что гвардейским полкам велено в течение суток подготовиться к походу против неприятельских войск, якобы двигавшихся к Петербургу. Слух об опасности, нависшей над столицей, был ложным, нарочито придуманным правительством, чтобы использовать его в качестве предлога для выдворения гвардейцев из Петербурга.

   Третьим сигналом, подтолкнувшим Елизавету Петровну к решительным действиям, было известие о том, что правительница решила объявить себя императрицей, — свергать императрицу во много крат сложнее, чем правительницу, ибо в этом случае нарушалась присяга не беспомощному ребенку, а полноценной обладательнице императорской короны.

   Заговорщики понимали, что вывод войск из столицы лишал их военной опоры. Понимали это и гренадеры роты Преображенского полка, готовые поддержать Елизавету и опасавшиеся суровой расправы, если их причастие к заговору станет известно правительству.

   Гренадеры через своих представителей обращались к Елизавете Петровне с просьбой «занять Всероссийский отеческий престол», чтобы прекратить расхищение страны, задолго до 24 ноября. Тогда она ответила: «Знаю, что отечество наше и для нас, а не чужих созданное, однако ж на прошение намерения вашего ответствовать нынче не могу, понеже так Богу изволишу».

   24 ноября ситуация коренным образом изменилась. Цесаревна обратилась за советом к приближенным. Фаворит Разумовский ей заявил: «Сия вещь не требует закоснения, но благополучнейшего действия намерением, а ежели продолжится до самого благополучного времени, то чувствует дух мой великое смятение не только в России, но и во многих государствах…»

   Лесток посоветовал в тот вечер послать за гренадерами, чтобы «им объявить намерение свое и за клятвой их посоветовать с ними о том довольно, каким образом производить сие действие, не отлагая в дальность, понеже самое время не повелевает».

   Явившимся представителям гренадеров было велено вернуться в казармы, «чтобы оные сию ночь или сие время оставя, дожидали повторительного ее величества ордонанца».

   Цесаревне прибавили решительности два рисунка, сделанные Лестоком, по одним сведениям, на игральных картах, по другим — на куске картона. На одном из них доктор изобразил свою пациентку с императорской короной на голове, на другом — в монашеском одеянии и инструменты для пыток и казней. Лесток прокомментировал рисунок: «Ваше императорское величество должны избрать: быть ли вам императрицей или отправиться на заточение в монастырь и видеть, как ваши слуги погибают в казнях». Он убеждал ее более не медлитъ, и последнее решение было принято на следующую ночь.

   В 2 часа ночи 25 ноября Елизавета Петровна, надев сверх платья кирасу, в сопровождении Лестока, Воронцова и Шварца, учившего ее музыке, отправилась в казармы Преображенского полка добывать корону. Там она обратилась к ожидавшим ее гренадерам со словами: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною. Готовы ли вы умереть со мной, если понадобится?» В ответ она услышала: «Матушка, мы готовы, мы их всех перебьем». Такой ответ противоречил клятве Елизаветы Петровны, данной накануне, никого из подданных не казнить, не проливать их кровь. Поэтому она заявила: «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Далее последовала взаимная клятва: «Я клянусь этим крестом умереть за вас, клянитесь и вы сделать то же самое для меня». После этого прозвучал призыв: «Так пойдемте же и будем только думать о том, чтоб сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало».

   По другому источнику, слова, произнесенные Елизаветой Петровной, были иными: «Не опасайтесь, друзья! Хотите ли мне служить, как отцу моему служили? Самим вам известно, коликих я претерпела нужд и ныне в крайности претерпеваю».

   Ювелир («бриллиантщик») двора Н. Позье сообщает еще один вариант диалога цесаревны с гренадерами. Елизавета Петровна спросила у гренадеров: «Признаете ли вы меня за дочь вашего императора Петра Первого?» Получив утвердительный ответ, цесаревна задала еще один вопрос: «Готовы ли вы помочь мне сесть на престол, который у меня отняли?» Услышав положительный ответ, Елизавета велела: «Пусть 300 человек из вас возьмут оружие и идут за мной, а остальные из полка… пусть ожидают моих приказаний».

   Позье, скорее всего, со слов Лестока, описывает события в ночь с 24 на 25 ноября так: прибыв во дворец к Елизавете Петровне, он обнаружил ее еще не совсем решившейся на переворот, «но как пред тем Лестоку сообщили, что ее завтра арестуют вследствие сведений, доставленных регентше о том, что нечто затевается против нее… то он взял принцессу Елизавету за руку, свел ее в сани, ожидавшие их на дворе, и, говоря ей, что если она не пожелает, чтобы на следующее утро его казнили, а ее сослали на всю жизнь в Сибирь или сделали что-нибудь похуже, убедил принять твердое решение. Заперев на ключ всех бывших в ее дворце и ничего не знавших о предстоящем деле, Лесток проводил Елизавету до саней, на облучке которых камергер Воронцов сидел кучером». Лесток вместе с Петром Грюнштейном стали на запятки и отправились в казармы.

   В приведенных свидетельствах немало апокрифического, в частности преувеличение роли Лестока — будто он рассеял последние сомнения цесаревны в необходимости совершить переворот именно в ночь с 24 на 25 ноября. Думается, и без аргументов Лестока Елизавете Петровне после беседы с правительницей и получения известий об отправке гвардейских полков в Финляндию было абсолютно ясно, что настал час использовать последний шанс и что промедление грозит ей заточением.

   Заручившись горячей поддержкой своего начинания у гренадеров, Елизавета Петровна велела следовать за ней — арестовывать Брауншвейгское семейство: правительницу Анну Леопольдовну, ее супруга и сына — годовалого императора — и только что родившуюся дочь. Она сидела в санях, окруженная гренадерами. Численность сторонников цесаревны увеличивалась с каждой минутой. К заговорщикам охотно примкнул и караул, охранявший дворец, в покоях которого спокойно спали ничего не подозревавшие вершители судеб страны. Они не оказали сопротивления и были отправлены в дом, где проживала цесаревна.

   Отдельные отряды должны были арестовать самых видных сторонников Брауншвейгской фамилии — графов Миниха, Остермана и Головкина, а также барона Менгдена, причем первые трое были избиты солдатами. Менее важным сановникам был объявлен домашний арест. Среди важных персон затесались русские вельможи — вице-канцлер граф Михаил Гаврилович Головкин, доверенное лицо Анны Леопольдовны, кстати, и рекомендовавший ей объявить себя императрицей.

   Историки располагают подробным описанием происходившего в Зимнем дворце: «Великая княжна Елизавета Петровна пошла в караульню во дворце, где солдаты учинили ей на коленях присягу в верности. Воронцов и Лесток остались тут при ней, а тридцать человек гренадеров отряжены пойти вверх и вломиться в комнату, где регентша со своим супругом опочивали. Ворвавшись в оную, опрокинули они по неосторожности ночник, от чего в комнате глубокая тьма сделалась. Внесши свечу из переднего покоя, где одна служанка спала, понуждали они с удивлением пробужденную регентшу встать с постели. Она, накинув на себя одну токмо юбку, встала, и призванная из переднего покоя служанка надела на нее чулки и башмаки. Сверх того, повесила она на себя бархатную на собольем меху епанечку, и когда гренадеры ее уже повели, то попросила за стужею капор на голову, который и надела сама.

   Все сие происходило в великой тишине, ибо гренадеры весьма тихо говорили, и регентша ничего более не сказала, как токмо вопросила, можно ли ей еще однажды повидаться со своей тетушкой великою княжною Елисавет Петровною?

   Как ее увели, то герцог, супруг ее, сидел еще на постели. Двое гренадеров, взявши его под руки, окутали одеялом и понесли вниз с высунувшимися наружу босыми ногами в сани, где покрыли его еще шубою. А после вынесли его верхнее и исподнее платье».

   Все происшедшее продолжалось менее часа, так что новая императрица в третьем часу въехала в Зимний дворец, где, немного отдохнув, отправилась в церковь, чтобы отслужить благодарственный молебен. На площади ликовали толпы как военных, так и гражданских лиц, восторженно приветствовавших новую императрицу. Елизавета Петровна, а вместе с нею и те, кто был недоволен засильем немцев, торжествовала успех.

   Императрицу окружили гренадеры, обеспечившие ее победу, и обратились к ней с просьбой: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу; за это просим одной награды — объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе».

   Елизавета согласилась.

   К 8 часам был составлен манифест, извещавший подданных, что отныне их императрицей стала дочь императора Петра Великого Елизавета. В нем говорилось: «…все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки всеподданнейше и единогласно нас упросили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейшее восприять соизволили…»

   Этот текст дает полное основание уличить составителей манифеста в искажении действительности. Во-первых, в перевороте участвовали не все гвардейские полки, а несколько сотен гренадеров одного полка — Преображенского. Остальные всего лишь присоединились к ним и прямого отношения к активным действиям не имели. Во-вторых, и это самое главное, в манифесте сказано, что все как духовные, так и светские чины якобы «единогласно» просили Елизавету занять престол, в то время как не только «все подданные», но и вельможи, а также духовные иерархи понятия не имели о том, что под покровом ночи происходило в казарме Преображенского полка и в Зимнем дворце.

   Обратимся к свидетельству одного из вельмож, сенатора Якова Петровича Шаховского, оставившего потомкам свои «Записки». Накануне переворота, сообщает Шаховской, день 24 ноября он провел у вице-канцлера М. Г. Головкина на торжествах по случаю празднования дня рождения его супруги, на которых присутствовало множество сановников, в том числе и иностранные дипломаты. Празднество, сопровождавшееся обедом, ужином и балом, продолжалось до часа ночи. Возвратившись далеко за полночь домой, Яков Петрович улегся спать, но вскоре услыхал стук в ставни спальни и громкий крик экзекутора Сената, «чтоб я как наискорее ехал в цесаревинский дворец, ибо де она изволила принять престол российского правления, и я де с тем объявлением теперь бегу к прочим сенаторам». Спросонья, не разобравшись, в чем суть дела, Шаховской пожелал узнать у экзекутора подробности, но того и след простыл.

   Сенатор быстро оделся, сел в карету и отправился к дворцу Елизаветы. На пути оказались толпы народа, так что он вынужден был добираться до цели пешком. Слышались голоса: «Здравствуй, наша матушка Елизавета Петровна». Во дворце он встретил сенатора А. Д. Голицына. «Мы, сдвинувся поближе, спросили тихо друг друга, как это сделалось, но и он, так же как и я, ничего не знал». Наконец, оба сенатора встретились с П. И. Шуваловым, который «рассказал нам о сем с помощью всемогущего начатом и благополучно оконченном деле».

   Объяснять восшествие на престол волеизъявлением светских и духовных чинов — не изобретение сочинителей данного манифеста; такое объяснение можно обнаружить и в предшествующих и последующих манифестах, извещавших подданных о восшествии на престол нового государя или государыни в результате переворота кучки заговорщиков. Политика, как видим, и в то отдаленное время была делом нечистоплотным.

   Аналогичную фальсификацию можно обнаружить и в другом манифесте, связанном с воцарением Елизаветы Петровны. Если цель манифеста 25 ноября состояла в информировании подданных о том, что отныне трон заняла цесаревна Елизавета, то задача манифеста, обнародованного спустя три дня, 28 ноября, заключалась в обосновании прав Елизаветы на престол, в доказательство того, что она не узурпаторша, а законная его наследница. Манифест ссылается на завещание (Тестамент) Екатерины I, определившее порядок наследования после смерти Петра II бездетным: трон, как помним, должна занять Анна Петровна и ее наследники, и только после нее могла претендовать Елизавета Петровна с наследниками. Анна Петровна скончалась в 1728 году, родив сына Карла-Петра-Ульриха. Он и должен стать наследником после смерти Петра II. Однако члены Верховного тайного совета игнорировали Тестамент, избрав императрицей Анну Иоанновну.

   Манифест обвиняет Остермана в том, что он скрыл Тестамент Екатерины, согласно которому наследовать трон должна якобы Елизавета. Но шансов у Елизаветы стать императрицей не было: верховники, за исключением Г. И. Головкина и А. И. Остермана, являясь представителями знатнейших в России фамилий, считали, что сама Екатерина, бывшая служанка пастора Блока, не имела никаких прав царствовать, а ее дети Анна и Елизавета являлись внебрачными. Поэтому имя Елизаветы даже не фигурировало в качестве наследницы престола, и обвинение Остермана в том, что он скрыл существование Тестамента, является зряшным.

   Вернемся к заговору. Он происходил не по сценарию, предусматривавшему активное в нем участие Франции и Швеции. Финансовая помощь Франции Елизавете была ничтожной — из запрошенных Елизаветой 150 тысяч рублей на подкупы она получила всего две тысячи дукатов. Шетарди, депеши которого пестрели фразами о его исключительной роли в организации заговора, точнее в подталкивании Елизаветы к тому, чтобы совершить рискованный шаг, не только не участвовал в ночных событиях 25 ноября, но и не знал о них. Маркиза известили о состоявшемся перевороте, когда он был завершен, и ему ничего не оставалось, как поздравить сообщившего ему эту новость П. И. Шувалова с успехом. Посол Франции испытывал некоторую неловкость перед королем и отправил ему пространную депешу с описанием таких деталей переворота, которые создают видимость его активного в нем участия.

   На обочине событий оказалась и Швеция. Надежды реваншистов были опрокинуты успешными действиями русской армии, разгромившей в самом начале шведский корпус у Вильманстранда. Поражение лишило шведов возможности триумфально войти в Петербург, чтобы там посадить на трон Елизавету. Эта же неудача, как и переворот, совершенный без участия Швеции, освободили императрицу от выплаты каких-либо компенсаций, ибо услуга не была оказана. Манифест Левенгаупта, вызвавший, по словам Шетарди, у Елизаветы «радость», которая равнялась ее нетерпению, тоже не достиг цели, ибо мог быть распространен после переворота. Поэтому устные обещания цесаревны утратили силу, что бесспорно укрепило позиции и престиж императрицы.

   На радостях императрица на третий день после переворота отправила Людовику XV личное послание: «Мы нисколько не сомневались, любезнейший брат и истинный друг, что ваше величество не только по дружественному отношению наших августейших предков с удовольствием узнаете об этом счастливом событии, благоприятном для нашего государства, но будет одушевлено теми же намерениями, которые мы имели касательно всего, что может служить для ненарушимого и прочного сохранения и упрочения дружбы, к счастью, связывающей оба двора, ибо мы, с нашей стороны, во все наше царствование приложим особое старание к тому и с радостью воспользуемся всеми случаями, чтобы все более и более убеждать ваше величество в наших искренних и неизменных чувствах».

   Это письмо — свидетельство наивности императрицы, слепо верившей в искренность добрых отношений Франции к России, о которых постоянно напоминал ей Шетарди. В апреле 1742 года австрийский посол Ботта передал царице перехваченную в Вене инструкцию министра иностранных дел двора «любезнейшего брата и истинного друга» послу в Турции де Кастелану, содержавшую самые недоброжелательные выражения в адрес России: «последний переворот означает конец московского величия»; «цесаревна Елизавета решила не предоставлять ни одной высшей должности иностранцам», «предоставленная самой себе Россия не преминет вернуться в свое прежнее ничтожество».

   Прочтя эти строки, Елизавета была удивлена, но продолжала находиться в плену изысканных любезностей Шетарди, хотя инструкция несколько остудила пылкую любовь, лично ею испытываемую по отношению к Франции.
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    Глава 3

    После переворота
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Легкость, с которой досталась корона дочери Петра Великого, вызвала всеобщее ликование. Радовались успеху не только Елизавета и ее ближайшее окружение, гренадерская рота, совершившая переворот, но и многие вельможи, чье самолюбие и достоинство унижали немцы, окружавшие трон при Анне Иоанновне и сохранившие свое влияние при Анне Леопольдовне. На Дворцовой площади раздавались приветственные возгласы в адрес новой императрицы, восторг народа, запрудившего обширное пространство у Зимнего дворца, был очевиден.

   У заговорщиков был план захвата власти, но отсутствовал план, как распорядиться этой властью после удачного исхода переворота, какие изменения последуют в ближайшем и отдаленном будущем во внутренней и во внешней политике страны. Правда, предшествующая глава убеждает нас в том, что заговорщики руководствовались не заранее составленным планом, а сценарием, стихийно и неожиданно возникшим вследствие изменившихся условий.

   Что касается планов на будущее, то они отсутствовали — среди участников переворота не было лиц, мысливших категориями государственного масштаба, способных предложить новые пути, по которым должна двигаться страна, либо скорректировать старые. Начнем с самой Елизаветы Петровны, по отзывам современников, не лишенной ума, имевшей сказочно привлекательную внешность, общительную, сострадательную, хотя и мстительную, натуру, не прощавшую нанесенных ей обид. Перечисленных качеств вполне достаточно для положительной оценки частного лица, но они не восполняют отсутствия качеств, необходимых государственному деятелю: масштабного мышления, осознания ответственности за свои поступки перед подданными, желания быть слугой государства и способности тянуть нелегкую лямку этой службы. Словом, добродетели Елизаветы Петровны не были дополнены навыками управления государством и, как увидим в следующей главе, желанием овладеть этими навыками.

   В самой общей форме Елизавета Петровна обещала восстановить порядки, существовавшие при ее отце, заявив: «Пусть все будет, как при батюшке». На деле это заявление оказалось выполненным лишь частично — реставрация порядков петровского времени коснулась далеко не всех сфер жизни общества, судеб некоторых учреждений. Так, Сенат из Высокого вновь стал Правительствующим, но более громоздким, чем при Петре Великом: при нем было девять сенаторов, а стало четырнадцать. Восстановлены три центральных учреждения, ликвидированных преемниками реформатора: Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия и Главный магистрат. Упразднено учреждение, в котором верховодил А. И. Остерман, являвшееся оплотом немецкого засилья, Кабинет министров. Ликвидирована также недоброй памяти Доимотная комиссия, беспощадно выколачивавшая доимки по налогам и разнообразным сборам. Восстановлен существовавший при Петре порядок назначения на важнейшие должности в государственном аппарате русских вельмож, а не иностранцев.

   Перечисленными мерами ограничивалась реставрация петровских порядков. Поэтому обещание «пусть все будет, как при батюшке» имело скорее декларативное, чем реальное значение. Упрекать в этом Елизавету Петровну нет оснований. Напротив, здравый смысл подсказывал ей, что реанимация отвергнутых временем порядков и узаконений грозила утратой короны: не был восстановлен указ о единонаследии 1714 года, вызывавший протест дворян, поскольку он обязывал родителей передавать недвижимое имущество только одному из сыновей; не соблюдалась практика прохождения службы дворянскими отпрысками в качестве рядовых солдат гвардейских полков — для них был учрежден дворянский шляхетный корпус, учебное заведение, освобождавшее их от обременительной солдатской службы; не была восстановлена громоздкая структура областной администрации, породившая колоссальное количество чиновников. Более того, императрица отважилась совершить акцию, противоречившую воле «батюшки», — она восстановила упраздненное им гетманство на Украине. Все это, вместе взятое, свидетельствовало об отсутствии приведенных в систему намерений, которые она собиралась претворить в жизнь.

   В ближайшем окружении Елизаветы Петровны, среди участников заговора, отсутствовали лица, способные дать ей разумный совет, подсказать курс, которым должен следовать государственный корабль. Объяснялось это тем, что в годы царствования Анны Иоанновны вельможи чурались опального двора цесаревны, ее двор пребывал в изоляции, исключавшей возможность участия в управлении государством. Придворные должности камер-юнкеров, занимавшиеся Шуваловым и Воронцовым, не могли научить их искусству управления страной. Понадобилось десятилетие, чтобы из молодых людей выросли вельможи, способные исполнять высокие должности в правительственном механизме.

   К заговору были причастны два иностранца: лекарь Иоганн Герман Лесток и посол Франции при русском дворе маркиз Шетарди. Лесток, как уже говорилось, импонировал цесаревне близкими ей свойствами натуры: веселостью, беззаботностью, остроумием, услужливостью, но не более того. Посол Шетарди, напротив, был человеком умным, образованным, ловким, умевшим расположить к себе собеседника, но все эти качества были использованы им, выступавшим в качестве главного советника Елизаветы Петровны во внешнеполитических делах, не в интересах России, а во вред ей, в интересах Франции и Швеции.

   Итак, программа царствования у Елизаветы Петровны отсутствовала, но сложившаяся после переворота обстановка требовала от нее незамедлительной и решительной реализации неотложных дел. Назовем некоторые из них. Во-первых, как поступить с лицами свергнутой Брауншвейгской фамилии и ее немецким окружением, чтобы лишить ее возможности вернуть себе трон? Второй вопрос, волновавший императрицу, женщину добрую, с переполнявшим ее душу чувством признательности к организаторам переворота, состоял в том, как их достойно отблагодарить. Третья, едва ли не самая сложная задача — как выйти из войны со Швецией, не оскорбляя ее престижа и не нанося ущерба интересам России. Ситуация осложнялась тем, что Швеция взялась решить непосильную для себя задачу — нанести сокрушительное поражение русской армии. Случилось противоположное: не посвященные в тайные замыслы заговорщиков генералы, командовавшие русской армией, выполняя присягу и свой воинский долг, наносили противнику существенные удары, однако эти удары шведов не отрезвляли, и они не отказывались от намерения силой оружия вернуть территории, отошедшие к России по Ништадтскому миру.

   Наконец, четвертая, тоже непростая задача — как укротить бесчинствовавших гренадеров, эту пьяную толпу янычар (так их называли современники), безнаказанно творивших произвол в столице.

   Решение поставленных задач требовало от императрицы холодной рассудительности, взвешенных действий, учитывающих не только сиюминутные результаты, но и их последствия. Императрица же нередко действовала, руководствуясь не столько рассудком, сколько чувствами, эмоциями, симпатиями и антипатиями. Эта черты ее характера влияли не только на действия и поступки, совершенные после переворота, но и сказывались на протяжении всего ее царствования. Личные интересы и чувства иногда довлели над интересами государственными, последние приносились в жертву эмоциям и в конечном счете приводили или могли привести к нежелательным результатам. Так проявлялся характер императрицы, в котором доброта и сердечность уживались с мстительностью и жестокостью, в особенности если поступки, вызывавшие ее гнев, касались ее личности.

   Этими чертами дочь коренным образом отличалась от своего родителя. Петр считал себя слугой государства и свои поступки соразмерял с интересами государства, за исключением тех случаев, когда темперамент брал верх над рационалистическим подходом к делу.
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Господство чувства над рассудком проявилось у императрицы в первые же дни ее царствования, когда решалась судьба свергнутой Брауншвейгской фамилии. Сердобольная императрица, решая судьбу годовалого императора, его сестры, матери и отца, едва не совершила губительного для своих интересов поступка — на третий день после переворота, 28 ноября, был опубликован манифест, определявший будущее Брауншвейгской фамилии. В нем было сказано: «Из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений с надлежащею им честию и с достойным удовольствием, предав все их к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

   Намерение императрицы отправить на родину свергнутую семью подтверждает и близкий к императрице французский посол маркиз Шетарди: «Отъезд принца и принцессы Брауншвейгской с детьми решен, и, чтобы заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию». Более того, Шетарди извещал министерство, что «царица также предположила назначить им более или менее значительное ежегодное денежное пособие». Елизавета Петровна даже обратилась к Анне Леопольдовне с вопросом, не хочет ли она перед отъездом выразить какое-либо желание. Та выразила единственную просьбу — не разлучать ее с фрейлиной Менгден, на что получила согласие.

   Подготовка к отъезду свергнутого семейства не откладывалась в долгий ящик — торжествовавшая победу Елизавета Петровна справедливо считала главной задачей скорейшее выдворение его из столицы, чтобы тем самым лишить возможности авантюрного склада лиц восстановить его в правах. С точки зрения устранения сиюминутной опасности решение удалить императора из столицы было абсолютно правильным, но столь же рискованным и ошибочным было намерение отправить свергнутую фамилию на родину. Император, находясь вне России, мог в любое время стать орудием какого-нибудь авантюриста, либо разменной монетой враждебного России государства, либо средством давления на внешнюю политику России.

   Дальнейший ход событий дает основание полагать, что Елизавета Петровна оказалась не столь беспечной и наивной, как могло показаться при чтении манифеста.

   Сопровождать правительницу от Петербурга до столицы Курляндии — Митавы было велено генерал-поручику Василию Федоровичу Салтыкову, возглавившему отряд в сто солдат. Как и всегда в подобных случаях, Салтыков был снабжен инструкцией, подписанной в день обнародования манифеста — 28 ноября 1741 года. Она предусматривала маршрут движения кортежа: Петербург — Нарва — Дерпт — Рига. Конечный пункт назначения Митава в то время входила в состав Польши. Инструкция предлагала выезжавшим из России их светлостям оказывать «должное почтение, решпект и учтивость», с тем чтобы им не дать «ни малейшей причины в чем-либо к жалобе». Инструкция обязывала Салтыкова заботиться о комфорте путешественников, об обеспечении их разнообразным продовольствием, жильем, чтобы они до границы не испытывали никаких неудобств. На путевые расходы ассигновалась крупная по тем временем сумма — шесть тысяч рублей.

   В течение суток, истекших со времени подписания манифеста и инструкции, в сознании Елизаветы Петровны произошли изменения, ужесточившие надзор за путешествующей фамилией: в манифесте и инструкции 28 ноября императрица предстает милосердным человеком, великодушно прощавшим притеснения, чинимые ей Брауншвейгской фамилией в месяцы, когда Анна Леопольдовна была правительницей. 29 ноября Елизавета подписала так называемую «секретную» инструкцию, значительно ограничивавшую свободу подневольных путешественников: Салтыкову предписывалось строго следить за тем, чтобы конвоируемые пребывали в полной изоляции, чтобы они ни с кем не общались, особенно бдительно надлежало следить за возможными «подсылками» из Петербурга. Присмотр надо было осуществлять с возможной деликатностью, скрытно, «искусным образом», чтобы у принцессы и принца не вызвать подозрений и недовольства.

   Секретный надзор за путешественниками поручалось вести офицерам, специально приставленным к каретам, в которых ехали члены семьи и их прислуга. В отличие от инструкции 28 ноября, предусматривавшей проезд кортежа через крупные города и использование для ночлега дворцов, секретная инструкция предписывала объезжать города, двигаться по глухим дорогам и «беспременным образом изыскивать приличные претексты» (причины. — Н. П.) при объяснении изменений маршрута; если проезд через города неизбежен, то его следовало совершать в ночные часы.

   Едва просохли чернила на подписи Елизаветы под «секретной» инструкцией, как в тот же день была подписана новая, на этот раз «секретнейшая» инструкция, которая перечеркивала содержание двух предшествующих. Если первые две требовали «поспешности» в езде, то «секретнейшая» предлагала совершать продолжительные остановки — «путь продолжать как возможно тише»; в Нарве, например, под предлогом невозможности обеспечить кортеж лошадьми надлежало сделать остановку на восемь — десять дней. Но главное отличие «секретнейшей» инструкции состояло в изменении конечного пункта путешествия — вместо доставки семейства в заграничную Митаву его следовало оставить в Риге, то есть в пределах России.

   До сих пор в точности не выяснено, как случилось, что императрица в течение двух суток подписала три исключавшие друг друга инструкции. Нам представляется наиболее вероятным следующее объяснение поступков императрицы: манифест и инструкция 28 ноября явились плодом искреннего порыва великодушия и милосердия Елизаветы Петровны, проявленных ею без консультации с более опытными советниками, без учета того, какие беды могло принести для нее и для страны пребывание свергнутого императора за пределами России. «Секретная» и «секретнейшая» инструкции — результат стороннего влияния на императрицу, причем это влияние в полной мере проявилось не сразу, а нарастало постепенно, пока не вылилось в окончательное решение оставить пленников в России.

   Подобный ход событий подтверждает и донесение саксонского посланника Пецольда в Дрезден: «Если при восшествии на престол императрицы Елизаветы обещано было в манифесте свободно отпустить из России принцессу Анну, то это произошло единственно от того, что сказалось не довольно основательное обсуждение этого предмета. Теперь же, конечно, никто, желающий царице добра, не посоветует ей этого, да и никогда тому не бывать, пока он, Лесток, жив и что-нибудь значит. Россия есть Россия, а так как не в первый раз случается на свете, что публично объявленное не исполняется потом, то императрице будет решительно все равно, что подумает об этом публика».

   Отметим, если бы у Елизаветы изначально не было намерения отправить поверженное семейство «во отечество», то маршрут движения кортежа пролегал бы не к западным границам, а во внутренние губернии России или в Сибирь, Пецольд, как видим, назвал и советника, по настоянию которого узники были оставлены в России, — им оказался лекарь Лесток.

   Одновременно с удалением из столицы Брауншвейгской фамилии Елизавета Петровна проявила не менее важную заботу о безопасности трона — содержание под стражей и предание суду самых активных противников воцарения Елизаветы Петровны, способных, если они будут на свободе, поколебать уверенность императрицы в прочности своего положения. Напомним имена взятых под стражу: Остерман, Миних, Головкин, Левенвольде, Темирязев.

   Незаурядной личностью, более всех виновной в том, что в течение одиннадцати лет преграждал цесаревне Елизавете путь к трону, был Андрей Иванович Остерман. Он пережил смену пяти царствований: Петра Великого, Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Иоанна III, благополучно избегал тяжких последствий происходивших при дворе потрясений, вовремя умея притвориться больным, уклониться от схваток соперничавших сторон до тех пор, пока не убеждался, что одна из них брала верх, и тогда спешил примкнуть к победителям.

   Всматриваясь в его биографию, нетрудно заметить важную особенность его карьеры, подмеченную как современниками, так и историками. Ему много раз доводилось быть в эпицентре событий: в одних случаях, во избежание возможных неприятностей, он назывался больным, залегал на дно и как бы со стороны зорко наблюдал за ходом событий; в других случаях он, уклоняясь от явного участия в событиях, управлял ими втайне. При этом он всякий раз руководствовался судьбой своей карьеры. Ради нее он готов был на мелкие и крупные подлости, проявляя черную неблагодарность лицам, ему покровительствовавшим, как, например, Шафирову и Меншикову. Во всех случаях Остерман умел выходить сухим из воды, постоянно изображая свою непричастность к трагедиям, постигшим тех или иных вельмож.

   Необыкновенный нюх, которым он обладал и которым ловко пользовался, на этот раз проявился с опозданием и не спас Андрея Ивановича от беды. Что он страдал подагрой и нуждался в лечении — факт бесспорный. Однако бесспорно и другое — неслучайность выбора времени для выезда из России для лечения недуга: болезнь его терзала несколько лет, но желание оказаться за границей и избавить себя от ожидаемой кары он высказал лишь за несколько недель до своего падения. Нельзя не согласиться с объяснением этого факта английским дипломатом Финчем: «Никогда не поверю, чтобы он отправился в путь, пока не уверился, что доверие к нему утрачено совершенно».

   У Елизаветы Петровны и Остермана издавна сложились неприязненные отношения, по крайней мере раньше 1730 года, когда он не предъявил Верховному тайному совету завещание Екатерины I, из которого следовало, что наследницей престола должна была стать цесаревна. Елизавета Петровна, видимо, также заподозрила Остермана в проявленной им инициативе с отчетом о расходовании выделенных ей денег — расточительность не позволяла цесаревне держаться в рамках ассигнованной суммы, и она постоянно пребывала в долгах. Андрей Иванович позволял себе и мелкие уколы, ущемлявшие самолюбие цесаревны. Так, цесаревна в правление Анны Леопольдовны стала ревниво относиться к непочтительности, проявляемой к ее сану дочери Петра Великого: в октябре 1741 года персидский посол лично раздавал подарки шаха представителям двух династий: Брауншвейгской и Романовых. Елизавета Петровна была глубоко оскорблена, что ей подарок вручил не посол, а чиновник посольства. Цесаревна заподозрила в нарушении этикета Остермана и, возмущенная этим поступком, заявила: «Скажите Остерману следующее: если он забыл, что мой отец и моя мать возвысили его из должности учителя и незначительного секретаря, в которой он прежде состоял, то я сумею ему напомнить, что я дочь Петра I и об уважении, какое он мне обязан оказывать».

   Это заявление не относится к числу выдуманных, его подтвердил и Шетарди, который записал после беседы с Елизаветой: «Остерман по кончине Петра I был лишь очень незначительным лицом и обязан всем своим возвышением царице Екатерине, матери принцессы; самое меньшее, что она считала возможным сделать в наказание за его неблагодарность, — это лишить его всех должностей, как только она будет иметь на то власть».

   Елизавета Петровна напрасно приписывала возвышение Остермана своей матери. На самом деле именем Екатерины действовал Меншиков, покровительствовавший Андрею Ивановичу и усердно содействовавший его карьере. Это по рекомендации Александра Даниловича Остерман был назначен членом Верховного тайного совета; умение угодить патрону вместе с умением организовать работу учреждения, в котором служил, постепенно превратило Андрея Ивановича в незаменимого человека, на котором держалась повседневная работа Верховного тайного совета.

   Английский дипломат был крайне удивлен столь резким выпадом против Остермана, чего ранее не позволяла себе цесаревна: «Все были поражены той живостью и горячностью, с какой она говорила об этом обстоятельстве».

   Другое, по сути ничтожное нарушение придворного этикета Елизавета Петровна тоже приписывала проискам Остермана: на торжество по случаю годовщины со дня рождения императора ее приглашал не обер-гофмаршал, как положено по придворному этикету, а гофмаршал.

   Но все эти козни Андрея Ивановича бледнели в сравнении с повторной утайкой завещания Екатерины I и его намерением выдать Елизавету замуж за какого-нибудь захолустного принца и тем самым лишить возможности когда-либо занять престол. Елизавета Петровна решительно возражала против любого замужества и одному из женихов, французскому принцу Людвигу Франсуа Конти, шутя заявила, «что девице, достигшей 32 лет, неприлично искать жениха».

   План Остермана, поданный еще Анне Иоанновне, напротив, состоял в выдворении цесаревны из России с помощью замужества. Он стал известен Елизавете после переворота, ареста Остермана и обнаруженного среди его бумаг документа следующего содержания: «1) Хотя опасения большого не видно, — делился своими соображениями Андрей Иванович с Анной Иоанновной, — чтоб со стороны голштинского принца и тетки его (Елизаветы. — Н. П.) несправедливейшему намерению ее императорского величества для предбудущей сукцессии (наследии престола. — Н. П.) какое важное препятствие быть могло, однако ж, с другой стороны и о том сумневаться невозможно, что может быть мочи и силы у них не будет, а охоту иметь будут; 2) права никакого они к тому не имеют, понеже в единой самодержавной воле и власти ее императорского величества состоит по собственному своему соизволению и благобретению сукцессора определить и назначить; 3) но дабы такожде всякие способы и возможности к тому отнять, видится, не беспристрастно против того потребные меры и возможности им к тому принять, и человеческие возможные предосторожности взять. Что принадлежит до тетки, то оную отдалить без сумнения наиспособнейшии и наилегчайшии способ был бы единожды за всё себя без всякого опасения от ней привести и для того приходит в рассуждение, в чем и прежде сего рассуждение было, а именно не возможно ли оную за отдаленного чужестранного и особливо за такого принца замуж выдать, от которого никогда никакое опасение быть не может. А против Голштинского принца можно чрез добрые и пристойные гарантии себя обнадежить». Известно, что Анна Иоанновна готова была реализовать план Остермана, но этому воспротивился Бирон. Не ясно, однако, почему этими советами и убедительными доводами не воспользовалась Анна Леопольдовна.

   Для следствия над взятыми под стражу вельможами была учреждена Следственная комиссия в составе генералов Н. И. Ушакова и В. Я. Левашева, тайного советника А. Л. Нарышкина, генерал-прокурора князя Н. Ю. Трубецкого и князя М. М. Голицына, которой велено было определить степень виновности каждого из арестованных.

   Строго говоря, учреждение комиссии, как и ее назначение, носило формальный характер: главная вина обвиняемых изложена задолго до создания Следственной комиссии — в манифесте 28 ноября 1741 года, и ее задача состояла в определении меры наказания каждому из обвиняемых.

   Самые тяжкие обвинения были предъявлены А. И. Остерману. Главная его вина состояла в том, что он после смерти Петра II и Анны Иоанновны духовную матери Елизаветы Петровны «не токмо ничем не представлял, но умышленно оную утаил разными вымыслы в недейство приводить и весьма уничтожить старался». Остерман, кроме того, обвинялся в сочинении проекта о правах Анны Леопольдовны на императорскую корону. Все это Остерман совершал, «усердствуя принцессе Анне» и в намерении «отлучить от наследства» Елизавету Петровну.

   Личные обиды, нанесенные Елизавете Петровне, дополнялись множеством преступлений, наносивших ущерб государству: принимал единолично важные решения, ни с кем не советуясь, «на важнейшие посты в государстве употреблял чужих наций (и не довольно известных о их состоянии) людей, а не российских природных», ограждал иноземцев от наказания за преступления, многим из них выдавал из казны крупные денежные суммы, производил рекрутские наборы, своим свойственникам помогал продвижению по службе не по их достоинствам, а по родству, искоренял «многие славные и древние фамилии», подвергая их представителей «жестоким и неслыханным мучениям и экзекуциям», не щадя при этом не только знатных, но и «духовных персон».

   Перечень преступлений фельдмаршала Миниха был короче, чем у Остермана, но зато в нем имелось такое серьезное, как стремление вручить правление Российской империей «в чужестранные руки». Под этим подразумевалось активное участие Миниха в назначении Бирона регентом, а затем низложение его, причем во время последней операции он объявил караулу, охранявшему дворец, что он якобы действует в интересах Елизаветы, а в действительности провозгласил правительницей Анну Леопольдовну, то есть обманул дворцовую стражу.

   Миних обвинялся в том, что он «нам раньше чинил озлобление», устроив слежку за цесаревной. Вспомнили и об ущербе, нанесенном интересам России, когда он возглавлял Военную коллегию и занимал пост главнокомандующего в двух войнах: не привлекал генералитет для советов, но поступал «для собственной своей славы», не заботился «о сбережении людей», не имел никакого о них попечения, изнурял маршами, без всяких на то оснований штрафовал русских офицеров, некоторых представителей знатных фамилий держал под арестом скованными, «свойственников же своих и адрегентов или согласников не по достоинству производил».

   Любопытная деталь обнаружилась в поведении подследственных: Остерман признал себя виновным по всем пунктам предъявленных обвинений, в то время как Миних упорно их отрицал. Общеизвестна активная роль Миниха в назначении Бирона регентом. Тем не менее фельдмаршал, зная, что Бирона услали за тридевять земель, в Пелым, настойчиво твердил, что «у него с ним, с регентом, умысла и тайного согласия в противность государственной пользы не было, и он к нему прямо конфиденции не имел».

   Отрицал Миних и обвинение в том, что, явившись во дворец, чтобы взять Бирона под стражу, он объявил караулу, что действует ради вручения короны Елизавете Петровне. Поначалу он показал: «Об имени императорского высочества императрицы Елизаветы Петровны и о герцоге Голштинском ничего он тогда не упоминал». После очных ставок под напором показаний очевидцев он признал, что «такие слова, как они показывают; о государыне императрице Елизавете Петровне и принце Голштинском он тогда, как ныне припоминает, говорил». Как тогда было принято, Миних сослался на слабую память. Он признал, что по повелению Анны Леопольдовны «организовал слежку за цесаревной», но «за беспамятством» утаил, что одному из соглядатаев разрешил нанимать извозчиков, чтобы ездить вслед за ней.

   Серьезные обвинения были предъявлены Миниху как полководцу, командовавшему русской армией в двух войнах: за польское наследство и в русско-турецкой. Ему ставили в вину, что он начинал сражения без консультаций с генералитетом, отчего войска несли тяжелые потери, размеры которых он скрывал; что он продвигал по службе иностранцев в ущерб русским офицерам, часто применял по отношению к последним штрафные санкции — от рядовых до полковника включительно. Миних признал свою вину лишь в том, что штрафовал русских офицеров без суда и следствия («признавается виновным и просит милостивого прощения»). Остальные обвинения Миних отрицал, причем делал это столь неуклюже, что вызвал раздражение у всех, кто слушал его показания, в том числе и у Елизаветы Петровны, сидевшей за шторкой и оттуда следившей за следствием.

   Почему он не показал генералам составленной им диспозиции атаки Гагельберга (война за польское наследство), стоившей русской армии значительных потерь? Потому что «уповал, что оная (диспозиция. — Н. П.) учинена порядочно». Почему скрыл подлинные потери при штурме этой крепости? Ответ: из-за «своей о том уроне печали».

   Темной выглядит и история с бегством польского короля Станислава Лещинского из Данцига. Миних хвастливо заявлял в донесении двору, что «из города незамеченной не выйдет даже мышь». В действительности удалось бежать из блокированного Данцига даже королю, переодевшемуся в крестьянское платье. Следствие подозревало фельдмаршала в причастности к побегу Лещинского: «Для чего ты из Данцига упустил, с кем в том имел согласие, каким порядком оное происходило и что ты себе за то получил?» — допытывались следователи. Миних, разумеется, отпирался, зная, что свидетеля, доносившего о причастности его, фельдмаршала, к побегу, нет в живых.

   Думается, и у Остермана были основания отклонить некоторые обвинения, но опытный интриган, постигший все тонкости подобных следствий, вполне сознавал бесполезность отрицать предъявленное обвинение, заведомо зная, какой приговор вынесет комиссия.

   Бывший обер-гофмаршал Е. Г. Левенвольде, креатура Остермана, обвинялся в пособничестве своему шефу в его действиях как против Елизаветы Петровны, так и против интересов государства. Обвинялся он и в казнокрадстве: «великие суммы и пенсии ко истощению казны себе и другим исходотайствовал».

   Вина барона К. Г. Менгдена, бывшего президента Коммерц-коллегии, состояла в продаже за границу в неурожайные годы, постигшие Россию, хлеба, что удвоило его цену в стране, отчего пострадали как обыватели, так и казна; в назначении Бирона регентом и участии в составлении обращенной к нему челобитной с просьбой согласиться быть регентом. Менгдену приписывались слова, призывавшие немцев к сплочению вокруг Бирона, символизировавшего немецкое засилье: «Если Бирона не будет, то они, иноземцы, все пропадут».

   Бывший вице-канцлер М. Г. Головкин обвинялся в сочинении проекта указа, навсегда отрезавшего Елизавете Петровне путь к трону, — «о бытии рождаемым от принцессы Анны принцессам наследниками Российского престола», а самой Анне Леопольдовне быть императрицей, чем «нас он от наследства безбожно и против всего света законов отлучить намерен был».

   Вина самого низкого по рангу среди находившихся под следствием вельмож, действительного статского советника Ивана Темирязева, состояла в том, что он первым подал мысль правительнице завладеть короной и дал задание сочинить соответствующий манифест.

   Следственная комиссия, одновременно выполнявшая и судебную функцию, вынесла обвиняемым суровый приговор: Остермана — колесовать, Миниха — четвертовать, остальным — отрубить голову. Императрица, давшая клятву не проливать крови своих подданных, проявила милосердие, заменив казнь ссылкой: Остермана — в Березов, Миниха — в Пелым, Менгдена — в Колымский острог, Левенвольде — в Соль-Камскую, остальных — в Сибирь.

   17 января 1742 года жители новой столицы барабанной дробью были оповещены о намечавшейся на следующий день экзекуции над осужденными. Экзекуция состоялась 18 января, а манифест о винах и мерах наказания был обнародован четыре дня спустя после экзекуции. Этот факт — доказательство неуверенных действий нового правительства.

   Свидетельства современников дают представление о поведении преступников во время экзекуции и отправления их в ссылку. Одни из них проявили малодушие, другие, пребывая в состоянии шока, — равнодушие, третьи, к ним относился Миних, выказывали присутствие духа, бравировали готовностью принять смерть.

   Приведем описание экзекуции, наблюдавшейся Э. Финчем из окна. Осужденных вывели из Петропавловской крепости, где они содержались, в сопровождении многочисленных солдат с примкнутыми штыками. Все они двигались пешими, лишь Остермана, лишенного способности передвигаться самостоятельно, везли в простых санях, запряженных одной лошадью. Осужденных подвели к эшафоту «около десяти часов, вынесли на носилках графа Остермана. Секретарь прочел перечисление преступлений, ему приписанных, изложенных на пяти листах. Его превосходительство, украшенный сединами, с длинной бородой, все время слушал с непокрытой головой внимательно и спокойно. Наконец, провозглашен был и приговор. Граф, как я слышал, должен был подвергнуться колесованию. Однако никаких приготовлений к такой ужасной казни не было видно. На эшафоте стояли две плахи с топорами при них, немедленно солдаты вытащили несчастного из носилок и голову его положили на одну из них. Подошел палач, расстегнув бывшие на преступнике камзол и старую ночную рубашку, оголил его шею. Вся эта церемония продолжалась с минуту. Затем графу объявили, что смертная казнь заменена ее величеством вечной ссылкой. Тогда солдаты подняли его и снова посадили на носилки.

   Изобразив нечто вроде поклона наклонением головы, он тотчас сказал (и это были единственные слова, им произнесенные): „Пожалуйста, отдайте мне мой парик и шапку“, — тут же надел и то, и другое и, нимало не изменив своему спокойствию, стал застегивать ночную рубашку и камзол».

   От описания поведения у эшафота остальных осужденных Финч воздержался, отметив лишь их изменившуюся внешность: все они, за исключением Миниха, стояли с длинными бородами, «но фельдмаршал был обрит, хорошо одет, держался с видом прямым, неустрашимым, бодрым, будто во главе армии перед парадом». Фельдмаршал, как известно, любил демонстрировать свою неустрашимость и выдержку перед рвавшимися рядом снарядами. И на этот раз он в разговоре с солдатами, конвоировавшими преступников к эшафоту, «как бы шутил» с ними «и не раз повторял им, что в походах перед лицом неприятеля, где он имел честь командовать ими, они, конечно, всегда видели его храбрым. Таким же будут видеть его и до конца».

   Другое свидетельство принадлежит перу сенатора Я. П. Шаховского, назначенного ответственным за отправку осужденных в ссылку. Операция была намечена на следующее утро после экзекуции, к исходу дня в столице не должно находиться ни одного осужденного, всех их надлежало отправить к месту назначения. В течение суток жены осужденных, если они пожелают отправиться в ссылку вместе с мужьями, должны были упаковать необходимый для проживания в глухих местах немудреный скарб, а Шаховской — укомплектовать из гвардейцев команды для сопровождения ссыльных и обеспечения их санями и лошадьми.

   Сенатор подробно описал как собственные переживания при исполнении бередившего душу поручения, так и поведение некоторых осужденных. Первым был отправлен Остерман. «По вступлении моем в казарму, — поделился своими наблюдениями Я. П. Шаховской, — увидел я оного, бывшего кабинет-министра графа Остермана, лежащего и громко стенащего, жалуясь на подагру, который при первом взоре встретил меня своим красноречием, изъявляя признанности в преступлении своем и прогневании нашей всемилостивейшей монархини, кое здесь я подробно за излишнее почел».

   По повелению императрицы Шаховской должен был спросить у отправляемых в ссылку об их последней просьбе. Остерман просил «о милостивом и великодушном покровительстве детей его». Рядом стоявшая супруга, ехавшая в ссылку в Березов вместе с мужем, «кроме слез и горестных стенаний» не проронила ни слова.

   Миних вел себя примерно так же, как и накануне, выказав выдержку и спокойствие. Последнюю просьбу он выразил так: «Когда уже теперь мне ни желать, ни ожидать ничего иного не осталося — так я только принимаю смелость просить, дабы для сохранения от вечной погибели души моей отправлен был со мною пастор» и притом «поклонясь с учтивым видом, смело глядя на меня, ожидал дальнейшего повеления. На то сказал я ему, что о сем, где надлежит, от меня представлено будет». Супруга Миниха, «скрывая смятение своего духа», молча стояла с чайником и прибором к нему, одетая в дорожное платье с капором.

   По-иному вел себя Левенвольде, красавец, бывший фаворит Екатерины I, слывший покорителем сердец придворных дам и отличавшийся до постигшей его катастрофы высокомерием и надменностью. Теперь перед Шаховским стоял на коленях и обнимал его ноги опустившийся, в грязной одежде, с изменившейся до неузнаваемости внешностью, с всклокоченными волосами, обросший седой бородою человек, которого он принял за мастерового арестанта. От Шаховского он напрасно ожидал какого-либо снисхождения, ибо от него ничего не зависело. Левенвольде обнаружил слабость духа и утрату человеческого достоинства.

   Средством закрепления результатов переворота была коронация — совершаемая в Успенском соборе Московского Кремля торжественная церемония утверждения государя на троне. С коронацией спешили, сенатский указ 7 января 1742 года назначил ответственных лиц за подготовку и проведение церемонии. Одна деталь обращает на себя внимание — материи, используемые для сооружения балдахина, то есть разные бархаты, бахрома, позументы и прочее, должны были приобрести на русских фабриках, чем еще раз подчеркивалось стремление придать торжествам национальный колорит, под стягом которого совершался переворот.

   На расходы было ассигновано сначала 30 тысяч рублей, затем к ним добавлено еще 20 и еще 19 тысяч на фейерверки.

   23 февраля 1742 года Елизавета выехала из Петербурга в Москву. Кортеж двигался день и ночь, так что через трое суток, 26 февраля, он достиг села Всехсвятского, что в семи верстах от старой столицы. Коронационные торжества начались 27 февраля, когда ранним утром на Красной площади раздались девять пушечных выстрелов, а большой Ивановский колокол возвестил благовест, подхваченный, как и всегда, всеми колоколами Москвы.

   В десятом часу торжественная карета с императрицей двинулась по Тверской-Ямской к Кремлю, где в Успенском соборе произнес речь, обращенную к императрице, новгородский архиепископ Амвросий. Его речь, как и все торжество, отражала утверждение национального самосознания: в лице императрицы церковь «крепкую защитницу получила», воинство приобрело «от своей природной государыни» уверенность, что она освободила Россию от «внутренних разор», гражданские чины радуются, «что уже отныне не по страстям и посулам, но по достоинству и заслугам в чины свои чают произведения».

   В день коронации, 25 апреля, тот же Амвросий в новой речи прославлял храбрость императрицы, которая, забыв деликатность своего полу, отважилась «пойти в малой компании на очевидное здравие своего опасение», согласилась «быть вождем и кавалером воинства… идти грудью против неприятелям сидящих а гнезде орла российского нощных и нетопырей, мыслящих злое государству… наследие Петра Великого из рук чужих вырвать». Амвросий вновь подчеркивал связь воцарения Елизаветы Петровны с концом немецкого засилья и приветствовал ее намерение следовать заветам отца.
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Сцена коронации императрицы Елизаветы Петровны в Успенском соборе Московского Кремля. Гравюра Г. А. Качалова с рисунка И.-Э. Гриммеля. 1744 г.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
В день коронации — новые пожалования: генерал-фельдмаршал В. В. Долгорукий, генерал В. Ф. Салтыков, обер-гофмаршал М. П. Бестужев-Рюмин, генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой и другие получили орден Андрея Первозванного, фаворит А. Г. Разумовский — чин обер-егермейстера и орден Андрея Первозванного, М. И. Воронцов и братья А. И. и П. И. Шуваловы награждены орденом Александра Невского. Пожалованиями были отмечены и тетки императрицы — сестры ее матери Екатерины I, вышедшие замуж за Гендриковых и Ефимовских. Обе фамилии Елизавета возвела в графское достоинство.

   Наряду с коронацией Елизавета Петровна воспользовалась еще одним средством укрепить свое положение на троне — срочно вызвала в Петербург своего племянника Карла-Петра-Ульриха, являвшегося, напомним, сыном сестры Елизаветы и герцога Голштинского. Поспешность, с которой был отправлен в Киль барон Н. Ф. Корф, чтобы тайно доставить племянника в Петербург, станет понятной, если учесть, что тринадцатилетний принц, достигнув совершеннолетия, мог претендовать на три короны: герцога Голштинского, короля Швеции и императора России. Не случайно ему было дано тройное имя: Карл — в честь шведского короля Карла XII, Петр — в честь Петра Великого и Ульрих — если он ограничится ролью владетеля герцогства.

   Елизавета Петровна решила иметь племянника при себе, чтобы предотвратить возможность использования его имени против России и ее личных интересов, если он вдруг станет королем Швеции. Но если даже такое не случится, то предполагалось, когда Елизавета была еще принцессой, Карла-Петра-Ульриха доставить в Швецию, отправить в лагерь шведских войск в надежде, что у русских солдат не поднимется рука против неприятеля, в рядах которого находится внук Петра Великого. Теперь, когда Елизавета Петровна стала императрицей и война продолжалась, надобность в подобном воздействии на боеспособность русской армии отпала. Наконец, Елизавета была озабочена еще одним соображением — необходимостью закрепить корону за той линией династии Романовых, к которой принадлежала сама: за потомством не Иоанна Алексеевича, а Петра Алексеевича.

   Детей у Елизаветы не было, зная о своей неспособности их иметь, она не рассчитывала на собственных потомков. Племянник становился единственным наследником.

   Право на трон голштинского принца предусматривал еще Тестамент Екатерины I, объявлявший детей своей старшей дочери наследниками, если они примут православие. Карл-Петр-Ульрих не мог претендовать на императорскую корону, уступив это право Елизавете, потому что он исповедовал не православную, а лютеранскую веру. Это препятствие, по расчетам Елизаветы Петровны, можно будет преодолеть, если принц окажется в России и примет православие.

   Избавившись от присутствия в столице опасной для нее Брауншвейгской семьи и ее пособников из немцев, Елизавета не забыла проявить милосердие, традиционно оказываемое вступившим на престол государем лицам, осужденным в предшествующие царствования, а также наградить участников переворота.

   Одним из первых был указ 13 января 1742 года, разрешавший подавать челобитные непосредственно императрице или на ее имя. Известно, что множество указов предшествовавших царствований запрещали это совершать под угрозой наказания. Прошло несколько месяцев, и кабинет императрицы был завален сотнями челобитных, по которым не в состоянии были бы вынести решения не только ленивая Елизавета Петровна, но и самый трудолюбивый государь.

   Понадобилось четыре месяца, чтобы императрица убедилась в опрометчивости своего решения и неспособности нести возложенное на себя бремя, — 28 мая 1742 года последовал указ, запрещавший подавать челобитные на имя императрицы и повелевавший обращаться с просьбами в соответствующие инстанции: к воеводам Юстиц-коллегии и в прочие учреждения.

   Милосердие императрицы распространилось и на вельмож, подвергнувшихся суровой каре в годы правления Анны Иоанновны. Были амнистированы Голицыны, Девиер, а также оставшиеся в живых Долгорукие — Василий и Михаил Владимировичи. Последние были освобождены из заточения, восстановлены в прежних чинах и отставлены от службы за старостью, но спустя три недели фельдмаршал Василий Владимирович был назначен президентом Военной коллегии.

   За долгую жизнь В. В. Долгорукий дважды находился в опале: первый раз он был наказан Петром I за причастность к делу царевича Алексея ссылкой в Казань с лишением чинов, деревень и кавалерии. Семь лет он влачил жалкое существование в нищете, но в 1724 году Петр помиловал его и разрешил служить в чине бригадира. При Петре II он в 1728 году был пожалован чином генерал-фельдмаршала и подполковника Преображенского полка.

   После воцарения Анны Иоанновны был назначен президентом Военной коллегии. Эту должность В. В. Долгорукий занимал недолго — в 1731 году по доносу честолюбивого и столь же сварливого Гессен-Гомбургского принца Людовика, находившегося на русской службе и обвинившего супругу фельдмаршала в непочтительном отзыве об императрице, Василий Владимирович был лишен чинов и заточен в крепость Ивангород. В 1739 году, когда всех находившихся на свободе Долгоруких предали суду и подвергли казни, фельдмаршалу довелось испытать третью опалу — из Ивангорода его перевели в Соловецкий монастырь.

   Назначение 74-летнего старика на пост главы военного ведомства — еще одно свидетельство немецкого засилья в армии, препятствовавшего выдвижению талантливых русских военных в крупные военачальники и полководцы; после кончины Б. П. Шереметева, А. И. Репнина, М. М. Голицына высшие командные должности в армии занимали немецкие генералы во главе с Минихом.
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Вид Соборной площади Московского Кремля во время коронационных торжеств императрицы Елизаветы Петровны. Гравюра Г. А. Качалова с рисунка И.-Э. Гриммеля. 1744 г.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Милосердие Елизаветы Петровны было проявлено и к другим жертвам террора Анны Иоанновны: Платону Мусину-Пушкину дозволено было выехать из ссылки в Москву, Федор Соймонов получил право жить, где пожелает, детям Волынского были возвращены конфискованные имения. Не забыт был даже матрос Максим Толстой, отказавшийся в 1740 году присягать Иоанну Антоновичу, за что подвергся истязанию. Его пожаловали в армейские капитаны, из-за увечья отправили в отставку с награждением пятьюстами рублями.

   Перечисленные акты милосердия по щедрости значительно уступают тем пожалованиям, которые торжествовавшая победу императрица делала участникам переворота и лицам, способствовавшим его успеху. 30 ноября, в день орденского праздника Андрея Первозванного, Елизавета Петровна вручила орденскую ленту трем генерал-аншефам — А. И. Румянцеву, Г. П. Чернышеву и В. Я. Левашеву и действительному статскому советнику А. П. Бестужеву-Рюмину. Петр и Александр Ивановичи Шуваловы, А. Г. Разумовский, М. И. Воронцов возведены в действительные камергеры. Не оставлены без поощрений и два иноземца; посол версальского двора в России маркиз де ла Шетарди и лекарь императрицы Герман Лесток. Оба, как мы знаем, являлись организаторами заговора и подталкивали принцессу к перевороту. Французы выполняли разные по значению функции: маркиз, являясь лицом официальным, из опасения быть обвиненным во вмешательстве во внутренние дела России, выступая главным советником цесаревны, проявлял осторожность в контактах с нею и широко пользовался услугами лекаря Лестока.

   Шетарди сохранял за собой роль главного советника и после того, как цесаревна стала императрицей, на зависть прочим иноземным министрам он беспрепятственно входил в покои Елизаветы Петровны и проводил многие часы в ее обществе.

   Посла Франции можно считать стратегом заговора, в то время как Лестоку принадлежала роль тактика — входя в кружок приятелей и доверенных лиц цесаревны, он давал ей советы, как поступать в конкретной обстановке. Переворот, например, намечалось совершить в январе 1742 года, но изменившаяся обстановка принудила Лестока убедить цесаревну совершить его в ночь с 24 на 25 ноября — заговорщики не располагали даже возможностью связаться с Шетарди, чтобы, не вызвав подозрений, предупредить его об изменении плана.

   Лесток являлся подданным России, и императрица имела неограниченные возможности отблагодарить его: лекарь был назначен лейб-медиком и директором Медицинской коллегии с небывало высоким окладом в семь тысяч рублей в год.

   Особой заботой и попечительством императрицы пользовалась совершившая переворот гренадерская рота Преображенского полка. В последний день 1741 года Елизавета удовлетворила просьбу гренадеров, высказанную в день переворота, о том, чтобы она возглавила роту. 31 декабря был обнародован указ, перечислявший особые заслуги гренадеров: отмечалась их «ревностная верность» при достижении успеха «в восприятии престола безо всяких дальностей и не учиня никакого кровопролития». Поэтому гренадеры «не могли остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним».

   Содержание указа, как нетрудно заметить, противоречило наспех составленному манифесту от 25 ноября о восшествии на престол Елизаветы Петровны. Указ 31 декабря более соответствует истине, чем манифест, в котором вопреки подлинному ходу событий объявлено о просьбе, обращенной к Елизавете «как духовного, так и светского чинов» занять престол. О причастности этих чинов к восшествию на трон цесаревны в указе не сказано ни слова.

   Гренадерская рота, главная военная сила переворота, названа лейб-кампанией, командовать которой назначила себя императрица в чине капитана. Штаб— и обер-офицерам двух гвардейских и двух полевых полков (Астраханскому и Ингерманландскому) велено выдать не в зачет треть годового жалованья. Рядовым четырех полков было роздано 42 тысячи рублей.

   Самые существенные привилегии и пожалования получили лейб-кампанцы. Тем из них, кто не имел дворянского достоинства, было таковое присвоено. Кроме того, из отписных имений князя Меншикова велено пожаловать шести вице-сержантам по 50 душ крестьян, одному подпрапорщику и одному квартирмейстеру — по 45 душ, а 258 рядовым — по 29 душ. В сентябре 1742 года был учрежден герб лейб-кампании с выразительной на нем надписью: «За верность и ревность».

   Лейб-кампанцев обрядили в особую форму одежды, в которой они впервые участвовали в крещенском параде, роту укомплектовали «добрыми лошадьми», отобранными на конских заводах всей страны. Главная обязанность лейб-кампании — караульная служба при дворе императрицы, обеспечение ее безопасности и покоя.

   Обращают внимание две особенности списка пожалованных лейб-кампанцев: в нем отсутствуют имена офицеров, командовавших ротой во время переворота; другая особенность — существенное изменение социального состава гвардейских полков. При возникновении полки комплектовались из дворян, прослуживших несколько лет рядовыми в гвардейских лодках. Овладев азами военного дела, они отправлялись в полевые полки на офицерские должности. Гвардейские полки являлись своего рода школой подготовки офицерских кадров.

   Ко времени воцарения Елизаветы Петровны офицеров готовил основанный в 1731 году Сухопутный шляхетный корпус — учебное заведение, сплошь состоявшее из дворянских отпрысков. Поступить в него могли далеко не все дети дворян, но правительство призывало на службу в гвардейские полки и представителей непривилегированных сословий, за исключением крепостных крестьян. По подсчетам Е. В. Анисимова, из 308 гренадеров, составлявших роту Преображенского полка и непосредственно участвовавших в перевороте, дворян числилось только 54 человека, или 17,5 %, остальные были выходцами из государственных крестьян, горожан, разночинцев и пр. Среди основной массы лейб-кампанцев было множество рядовых, «не умевших грамоте» людей с невысоким нравственным уровнем. Почувствовав себя хозяевами трона, не сдерживаемые офицерами, лейб-кампанцы предались пьяному разгулу, грабежам, вымогательствам. Назначенные императрицей офицерами, бывшие заговорщики имели более декоративное, чем реальное, значение, так как они не располагали ни опытом, ни знаниями, чтобы привести в порядок разгулявшихся лейб-кампанцев: поручиками в чине генерал-лейтенантов полевых полков были назначены действительные камергеры А. Г. Разумовский и М. И. Воронцов, братья Шуваловы — Петр и Александр — подпоручиками в чине генерал-майоров.

   О поведении гренадеров в первые Недели после переворота сохранились свидетельства очевидцев. Один из них, полковник Манштейн, записал: «Рота эта (лейб-кампании. — Н. П.) творила всевозможные бесчинства в первые месяцы пребывания двора в Петербурге. Господа поручики посещали самые грязные кабаки, напивались допьяна и валялись на улицах в грязи. Они входили в дома самых знатных лиц с угрозами, требуя денег, и без церемонии брали то, что приходилось им по вкусу; не было возможности удержать в порядке этих лиц, которые, привыкнув всю жизнь повиноваться палке, не могли так скоро свыкнуться с более благородным обращением».

   Схожую картину изобразил секретарь саксонского посольства Пецольд в депеше 11 декабря 1741 года: «Все мы, чужестранцы, живем здесь между страхом и надеждой, так как от солдат, делающихся все более и более наглыми, слышны только угрозы, и надо благодарить провидение, что до сих пор не обнаружились их злые намерения». Через пару дней распоясавшиеся лейб-кампанцы вели себя еще более дерзко: «Гвардейцы и особенно гренадеры, которые еще не отрезвились почти от сильного пьянства, предаются множеству крайностей. Под предлогом поздравления и восшествия на престол Елизаветы ходят они по домам, и никто не смеет отказать им в деньгах или в том, чего они пожелают. Один солдат, смененный с караула и хотевший на обратном пути купить на рынке деревянную посуду, застрелил на месте русского продавца, который медлил уступить ему ее за предложенную цену. Не говоря уже о других насилиях, особенно против немцев».

   Поскольку под немцами в XVII–XVIII веках подразумевали всех иноземцев, то страх за свою судьбу перед пьяными толпами бродивших по улицам столицы гвардейцев и лейб-кампанцев, безнаказанно совершавших грабежи и вымогательства, одолевал не только подлинных немцев, но и французов. Даже Шетарди не чувствовал себя в безопасности: «Со времени последнего переворота я всякую ночь держу на карауле служителя, чтобы быть извещенным при малейшем шуме».

   Гвардейцы и лейб-кампанцы, упоенные силой и безнаказанностью, позволяли себе поступки, абсолютно недопустимые в нормальной обстановке, но с которыми пришлось мириться Елизавете, возведенной ими на трон. Поляку-современнику довелось наблюдать удивившую его картину в самом дворце императрицы: «Большой зал был полон Преображенских гренадер. Большая часть их была пьяна, одни прохаживались, пели песни, другие, держа в руках ружья и растянувшись на полу, спали. Царские апартаменты были наполнены простым народом обоего пола, и императрица сидела в кресле, и все, кто желал, даже простые бурлаки и женщины с их детьми, приходили целовать у нее руку. Моя сестра заметила мне, что гренадеры не забыли взять с собою из дворца золотые часы, висевшие около зеркала, два серебряных шандала и золотой футляр».

   Уже упоминавшийся Пецольд доносил 19 января 1742 года: «До настоящего времени эта лейб-кампания не могла свыкнуться с дарованными ей правами и преимуществами и разными злоупотреблениями и беззакониями постоянно навлекала на себя немилость. По приказу ее величества один из гвардейцев этой лейб-кампании был подвергнут телесному наказанию и разжалован в солдаты в армию. Этот пример несомненно произведет должное впечатление».

   Пецольд ошибался, когда полагал, что наказание положит конец чинимым лейб-гвардейцами безобразиям. Издавалось множество приказов и даже императорских указов о том, чтобы лейб-гвардейцы вели себя «добропорядочно, как регулы требуют», чтобы «ходили на караулы и на куртаг всегда в косах и во всякой чистоте», чтобы «командирам были послушны», чтобы «офицерам отдавали почтение», чтобы «не вмешивались не в свое дело», — все эти требования оставались благими пожеланиями: лейб-кампанцы продолжали пьянствовать, нарушать регулы, самовольно оставлять караулы, чтобы отправиться в кабак, напиться там до утраты рассудка, с трудом добраться до оставленного места и занять свой пост.

   Перед нами красочное и достаточно подробное описание похождений гренадера Прохора Кокорокина в октябре 1743 года. Они настолько колоритны и типичны, что заслуживают того, чтобы привести содержание документа хотя бы в извлечениях.

   Прохор Кокорокин, «идучи от биржи весьма пьяным образом, так, что едва идти и говорить мог, вошел с азартом во двор Акинфия Демидова, где чинил следующие непорядки: войдя к прачке, изрубил тесаком лохань и изодрал на прачке рубашку». Распоясавшийся гренадер пытался отнять шубу у приезжего кунгурца и «драл его за уши». Кокорокина с трудом выпроводили со двора Демидова, но в пути он, подойдя к дому Строгановых, начал ругаться непристойной бранью, а затем сел в стоявшую у крыльца коляску и велел: «Везите меня до квартиры моей».

   В доме Строгановых жил фельдмаршал князь В. В. Долгорукий. Кокорокин заявил адъютанту фельдмаршала: «Я де пришел поклон отдать к фельдмаршалу и надлежит де мне его видеть», на что адъютант ответил: «Нехорошо, господин поручик, поступаешь и бесчестишь дом фельдмаршала». На шум Долгорукий, высунувшись из окна, кричал Кокорокину: «Долго ль (будешь) стоять на крыльце, пора идти на свою квартиру» — и пригрозил отправить его под конвоем. Непрошеный гость ушел, шатаясь, по городу, валялся в грязи, потерял шапку и тесак и избитым доставлен в лейб-кампанию.

   Гвардейцы не ограничивались попрошайничеством, вымогательством, беспробудным пьянством и угрозами. Иногда они устраивали побоища иноземцам, крича: «У нас указ есть, чтоб вас всех, иноземцев, перебить надобно до смерти».

   Как видим, бесчинства, произвол и своеволие гвардейцев и лейб-кампанцев наводили страх не только на иноземцев, но и на русских вельмож, беспомощных в ожидании очередного набега непрошеных гостей. Наступивший после переворота хаос в столице вызывал у некоторых недовольство беспорядками, они с сожалением вспоминали о времени, когда страной правили немцы. Пецольд по этому поводу доносил: «Многие офицеры и знатные показывают тайно полное неудовольство. Все дело было начато чернью, и недостаточно целой тетради для описания наглости ее, и потому мы, бедные иноземцы, трепещем и дрожим здесь, особенно когда известно, что за враги нам были Долгорукие и прочие возвращенные» из ссылки.

   Императрица, правда, с опозданием принялась за наведение порядка, прибегнув при этом к жестким мерам. Речь идет о деле Петра Грюнштейна. Этот адъютант Преображенского полка за особое усердие, проявленное во время переворота, получил самое крупное пожалование — 927 душ и 3591 четверть земли, однако считал свои услуги недостаточно оцененными, не стесняясь высказывать недовольство в адрес императрицы. Более того, он позволял себе поступки, источником которых было головокружение от безнаказанности и безмерного влияния на императрицу. Он, например, потребовал от Разумовского отрешить от должности князя Н. Ю. Трубецкого — генерал-прокурора Сената, избил зятя матери фаворита за то, что тот не уступил ему дороги, заявив Розумихе: «Меня государыня жалует: я не только зятю вашему, но хотя бы и сыну вашему не уступил бы дороги».

   Елизавета Петровна действительно жаловала Грюнштейна, и это настолько уверило его в своей безнаказанности, что он, явно переоценив свои силы, проиграл в тяжбе с Разумовским — лейб-кампанец вместе с супругой был сослан в Устюг Великий. Это был последний проступок лейб-кампанца, считавшего себя главой совершенного переворота.

   Повторим, Грюнштейн, сын крещеного австрийского еврея, не рядовой лейб-кампанец, а фактический командир лейб-кампании, настолько был уверен в своей безнаказанности, что осмелился нанести обиду родственникам фаворита. Этот эпизод тоже вносит свою лепту в представление о том, сколь небезоблачной была обстановка в дворцовых покоях после успешно совершенного переворота и сколько изворотливости и усилий требовалось от беспечной императрицы, чтобы преодолеть трудности первых лет царствования.

   Поведение лейб-кампанцев и гвардейцев создавало благоприятную почву для выражения недовольства правлением императрицы. Шетарди отметил, что отношение элиты к Елизавете Петровне на протяжении нескольких лет менялось трижды: в годы царствования Анны Иоанновны и регентства Анны Леопольдовны она, подвергаясь с их стороны притеснениям, вызывала сострадание, «затем окончательно приобрела популярность своим приветливым обращением», а также ненавистью к иноземному засилью «и благоговением к памяти Петра Великого, но затем расположение к ней ослабело и заменилось открытым недовольством», вызванным скромным вознаграждением лиц, причастных к перевороту, бесчинствами солдат и тем предпочтением, которое отдавалось прибывшему в Россию в феврале 1742 года наследнику престола вместе с голштинским двором.

   Ревнивое отношение знати к общению императрицы с простонародьем отметил в своих показаниях во время следствия Иван Лопухин: «Государыня ездит в Царское Село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собою непотребных людей… Нынешняя государыня больше любит простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят». Это наблюдение подтвердил и князь Щербатов, упрекавший императрицу в пожалованиях «всем подлым и развратным женщинам, которые были при императорах и которые были сидельщицы у нее по ночам, иные гладили ее ноги».

   Пожалуй, самую сложную задачу, которую пришлось решать Елизавете Петровне после восшествия на престол, надобно искать в сфере внешней политики: как выйти из войны, в развязывании которой была заинтересована цесаревна Елизавета Петровна и которая стала абсолютно ненужной императрице Елизавете, но оставалась необходимой для Швеции, уповавшей на отмену условий Ништадтского мира.

   Вопрос о войне со Швецией относился к разряду деликатных не только для русской императрицы, но и для французского короля, с благословения и при поддержке которого началась эта война. Версальский двор в связи с войной испытывал определенные затруднения. С одной стороны, посол Франции в России маркиз де ла Шетарди хотя и не участвовал в перевороте, но и после восшествия на престол Елизаветы Петровны сохранил на нее влияние. К зависти иноземных представителей при русском дворе, особенно английского посла Финча, Шетарди открывал двери в покои императрицы, как говорится, левой ногой, имел к ней доступ в любое время и в известной степени сменил Остермана в роли оракула, без совета которого императрица не решалась на самостоятельную акцию во внешней политике. Французский посол пользовался громадным авторитетом и у гвардейцев, почитавших его лучшим другом России. Саксонский дипломат Пецольд извещал свой двор, что гвардейцы, явившиеся к Шетарди с новогодними поздравлениями 31 декабря 1741 года, проявили к нему необыкновенную нежность, обнимали, целовали руки, просили уговорить императрицу как можно скорее отправиться в Москву для коронации.

   Ублажая императрицу любезностями и советами, Шетарди не забывал об интересах французского двора и своего повелителя. Получив известие о вступлении на престол Елизаветы, король поспешил ее поздравить и пожелать славы и благополучного царствования. Людовик XV расточал любезности неспроста — он рассчитывал разорвать союзнические отношения Австрии с Россией и самому заключить союз с последней. С другой стороны, Франция не желала оставить своего постоянного и послушного союзника — Швецию — один на один с Россией.

   В сложившейся ситуации решающее слово принадлежало императрице — пойдет ли она навстречу пожеланиям Швеции, не подкрепленным, впрочем, письменными обязательствами, и поддастся ли давлению Франции или откажется от своих обещаний? Елизавета проявила твердость и дала понять французскому королю, что не пойдет на территориальные уступки Швеции: дочь Петра не может согласиться с условиями, противоречившими как благу России, так и славе ее отца.

   Шетарди возлагал большие надежды на благоприятную для Франции позицию вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и вместе с Лестоком упросил Елизавету Петровну назначить его на должность вице-канцлера. Оба считали, что князь А. М. Черкасский, занимавший должность канцлера, не способен ее выполнять, так как не знал иностранных языков и, следовательно, был лишен возможности непосредственно общаться с иноземными министрами.

   Шетарди ошибся в своих надеждах. Вопреки его ожиданиям вице-канцлер считал, что в переговорах со Швецией исходными и ненарушимыми являются условия Ништадтского договора. Он недвусмысленно заявил: «Надобно вести войну. Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа». Бестужев, в дальнейшем не отличавшийся чистоплотностью и не гнушавшийся брать взятки от иностранных дворов, на этот раз отказался от ежегодного пенсиона в 15 тысяч ливров, предложенного ему Шетарди, если он согласится поддерживать притязания Франции и Швеции.

   Такова была позиция сторон в первые месяцы пребывания Елизаветы на троне. От ее имени Шетарди вступил в переписку с командовавшим шведской армией генералом К. Э. Левенгауптом о заключении перемирия до 1 марта 1742 года.

   В перемирии были заинтересованы обе стороны — по обычаю тех времен, военные действия в месяцы, когда наступала зимняя стужа, прекращались. Но у Елизаветы Петровны был дополнительный стимул для заключения перемирия — она с нетерпением ожидала коронации: если зима была неблагоприятным временем для военных действий, то для переезда двора из Петербурга в Москву санный путь считался наиболее удобным.

   Позиция Бестужева была поддержана специально созданной конференцией, на которой присутствовала императрица. Двор еще раз подтвердил отсутствие у Швеции прав на любую форму компенсации, ибо она готовилась к войне против России с 1739 года, то есть до переговоров о возможной помощи Елизавете совершить переворот.

   Между тем двор отправился в Москву на коронацию. Туда же прибыл для ведения переговоров и знакомый уже нам посол Нолькен. Шведский дипломат рассчитывал на посредническую роль Шетарди в этих переговорах, но в Москве знали о том, что посол, выполняя задание версальского двора, будет покровительствовать шведам, и отклонили участие в переговорах Франции в роли посредницы. Нолькену еще раз было заявлено о непричастности Швеции к перевороту и о том, что манифест Левенгаупта к русскому народу не оказал никакого влияния на ход ноябрьских событий в Петербурге.

   Доводы сторон ни к чему не привели, и Нолькен в мае заявил русским министрам о необходимости отправиться в Стокгольм для получения инструкций.

   Военные действия начались на юге Финляндии. Два события объясняют успех русских войск. Одно из них — волнение в полках русской армии, вспыхнувшее под лозунгами: «Немцы нам изменили и переписываются со шведами», «Надобно всех немцев перебить», — свидетельствовало о высоком боевом духе русских солдат, рвавшихся в бой. Волнение оказалось скоротечным, и 17 солдат, признанных зачинщиками бунта, отделались сравнительно легким наказанием — навечной ссылкой на уральские заводы.

   Другое событие, напротив, обнаружило отсутствие желания у шведов оказывать сопротивление наступавшим русским войскам и бесталанность Левенгаупта как военачальника. Русский фельдмаршал Петр Ласси возобновил наступление в июне 1742 года и, к своему удивлению, не встретил сопротивления противника — шведы без боя оставили оборонительные рубежи на подступах к крепости и бежали из Фридрихсгама, как только обнаружили подготовку русских войск к штурму. Русские беспрепятственно захватили Борю, Гельсингфорс и другие города-крепости. Неудача постигла шведов и на море — шведские корабли были заперты в бухте русским флотом. Десять финских полков 25 августа сложили оружие, русским достались продовольственные запасы, полевая артиллерия. Левенгаупт, пользовавшийся в Швеции колоссальным успехом в довоенные годы, был вызван в Стокгольм, приговорен к смерти, бежал и некоторое время скрывался, за его голову было обещано 20 тысяч талеров. Он был пойман и казнен. Современник так отозвался об этой странной войне: «Поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне».

   Шведам ничего не оставалось, как запросить мира. Переговоры велись в столице Финляндии Або. Во время переговоров шведы вынуждены были отказаться от территориальных притязаний, но и Россия не извлекла выгод из своих военных успехов. Абоский мир возвращал Швеции все завоеванные Россией территории, за исключением небольшой Кюменогорской и части Савалакской провинций. В честь заключенного мира была даже выбита медаль с надписью: «Крепчайшего мира в память заключения вечного мира в Або 1743, августа 7 дня».

   Историк М. И. Семевский еще в 1860 году задавался вопросом: «Окупились ли наши потери и громадные издержки клочком Финляндского княжества?» — и давал на него отрицательный ответ: «Это приобретение было слишком невелико, и существенных выгод от войны мы не получили».

   Опереться на военные успехи шведы не могли, но в их распоряжении было такое средство давления на русскую делегацию, возглавлявшуюся А. И. Румянцевым, как избрание шведского короля вместо умершего престарелого Фридриха I. Из двух наиболее вероятных претендентов на корону датский наследный принц был неприемлем для России, она хотела видеть на троне любекского епископа Адольфа Фридрика, представителя Голштинской фамилии, племянника Елизаветы. Шведские уполномоченные заявили, что королем будет избран угодный России кандидат, но взамен потребовали все завоеванные территории, заключения со Швецией оборонительного и наступательного союза, а также выдачи субсидии. Елизавета по этому поводу заявила: «Лучше нам оставить за собою малое, да нужное, а шведам уступить большее и им полезное, а нам ненужное». Это была завуалированная расплата за не оказанные Швецией услуги императрице.
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    Глава 4

    Шетарди был прав
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Предыдущая глава дает основания для оценки влияния двух французов на цесаревну, а затем императрицу Елизавету Петровну — оно было настолько велико, что вызывало у русских вельмож опасение, не произошла ли замена немецкого засилья французским. Но опасения оказались беспочвенными прежде всего потому, что Шетарди, в отличие от Бирона, не являлся фаворитом Елизаветы Петровны, готовой, подобно Анне Иоанновне, слепо выполнять любую прихоть и каприз фаворита. Кроме того, влияние французов не сравнимо с влиянием Остермана и Миниха: оба занимали высокие посты в государстве и оказывали влияние на все сферы жизни страны, в то время как Лесток и Шетарди подобными рычагами не располагали — первый занимал скромную должность руководителя медицинской службы в России, а второй был полномочным министром Версаля в Петербурге.
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Худ. Луи Токе Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1758 г.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Общение с французами доставляло удовольствие императрице — оба импонировали ей веселым нравом, остроумием, внешней беззаботностью. От Шетарди Елизавета Петровна получала дельные советы, в которых остро нуждалась, ибо среди русских вельмож она, находясь на положении опальной цесаревны, не обрела сторонников, способных руководить неопытной и даже беспомощной в делах императрицей. К тому же она, не искушенная в дипломатических интригах, принимала за чистую монету благожелательное отношение Франции к своему восшествию на престол, считала помощь двора бескорыстной, в то время как подлинные интересы Франции состояли в противодействии установлению союзнических отношений между Россией и Англией, в стремлении подчинить своему влиянию внешнюю политику России, в покровительстве извечным противникам России — Швеции и Турции. Словом, политика Франции в отношении России отличалась противоречивостью: одновременно она добивалась и союза с Россией, и ее ослабления, считая ее соперницей в установлении собственной гегемонии в континентальной Европе.

   Противоречивое отношение Франции к России, ее двуличие наглядно иллюстрируют два документа, отправленных министром иностранных дел Франции в один и тот же день — 15 января 1742 года. Одно письмо министр Амело отправил открытой почтой в расчете на то, что его содержание в результате перлюстрации станет известно русскому двору, другое письмо, секретное, было отправлено в Стокгольм специальным курьером и отражало подлинные намерения Франции.

   В письме к Шетарди министр поручал ему заявить, что король «искренно желает поддерживать союз с этой принцессой» и признает, что «она выказала чрезвычайное мужество, когда дело касалось возвращения принадлежащего ей престола». В письме к послу Франции в Стокгольме министр высказывал диаметрально противоположные суждения — король считал законным наследником русского престала герцога Голштинского, допускал возможность переворота в его пользу и поручал послу в Стокгольме убедить шведский двор в том, что «перемена владетеля в России нисколько не изменит чувства короля к Швеции, ни видов Франции», что «шведы не останутся без союзников» в случае продолжения войны с Россией и царица «с запозданием узнает, что она уже слишком презирала своих неприятелей».

   Исполнение этой противоречивой роли — оказывать императрице внешнюю доброжелательность и добиваться от России максимальных уступок Швеции — было возложено на маркиза Шетарди. Однако усердие посла не удовлетворяло французскую дипломатию. Быть может, в этом был виноват сам посол, который явно переоценивал свое влияние как на переворот, так и на события после него — императрица будто бы не решалась совершить ни одного шага без его совета.

   Как бы то ни было, но у министра Амело было множество поводов для выражения недовольства действиями маркиза, которому довелось прочесть в его письмах немало упреков в свой адрес. Амело обвинял посла в том, что тот вводил в заблуждение двор своим донесением «о худом состоянии московской армии», не способной оказать серьезного сопротивления шведам, в том, что он без ведома министерства вступил по поручению русской царицы в переговоры с командовавшим шведскими войсками Левенгауптом о заключении перемирия, что пошло на пользу России. Этим несанкционированным посредничеством он якобы оказал ей неоценимую услугу, ибо, по мнению министра (разумеется, не соответствовавшему действительности), Левенгаупт победоносно шествовал к Петербургу и ему ничего не стоило овладеть столицей империи.

   Амело упрекал Шетарди и в том, что тот не предупредил Левенгаупта о возобновлений Россией военных действий, при этом Амело игнорировал тот факт, что срок перемирия заканчивался 1 марта 1742 года, а военные действия генерал Ласси, командовавший русской армией, возобновил лишь летом. Вина Шетарди состояла в том, что он не сумел уговорить царицу не только отдать шведам завоеванные ее отцом все прибалтийские провинции, но даже Выборг и Кексгольм. В общем, Амело обнаружил излишнюю склонность Шетарди к России, что и решило судьбу посла.

   21 июня 1742 года король известил Елизавету Петровну об отзыве Шетарди из Петербурга и о назначении послом Далиона. Императрица высоко оценила услуги Шетарди и устроила ему в сентябре 1742 года пышные проводы: наградила орденом Андрея Первозванного, одарила богато украшенной табакеркой, перстнем и возбудила просьбу о восстановлении Шетарди послом Франции в России.

   Здесь надобно остановиться на внешнеполитической ориентации императрицы, с одной стороны, и канцлера А. М. Черкасского и вице-канцлера А. П. Бестужева — с другой.

   Императрица, слепо уверовав в доброжелательность к России короля и его посла, симпатизировала Франции и считала полезным для России установление с ней союзнических отношений. Она, по словам Пецольда, «считает себя настолько обязанной Франции, чтобы, по крайней мере, не действовать против нее». Она, как доносил Пецольд в ноябре 1742 года, «выслушивала с равнодушием о том, что ей пишут из Гааги, Парижа, Лондона и Берлина о кознях Франции против России». Канцлер и вице-канцлер придерживались иных взглядов — они, в особенности Бестужев, выполнявший обязанности фактического руководителя внешнеполитического ведомства, считали полезным для России союз не с Францией, а с Англией.

   Елизавете Петровне удалось добиться, своего — король удовлетворил ее просьбу, и карета с Шетарди вновь покатила из Парижа в Петербург. По заявлению английского посла Финча, зорко наблюдавшего за происками своего противника Шетарди, последнему был оказан сдержанный прием в столице России. Он объяснял это тем, что к тому времени Франция принадлежала к числу немногих государств Западной Европы, не признававших за царицей императорского титула.

   Шетарди щедрыми обещаниями, видимо, удалось восстановить прежнее отношение к себе императрицы, о чем свидетельствует тот факт, что он был единственным иностранным министром, сопровождавшим Елизавету Петровну на богомолье в Троицу. Это сильно взволновало Тируоли, сменившего Финча на посту английского посла в Петербурге и доносившего в Лондон: «…могу сказать, что не знал минуты покоя, пока они (переговоры о заключении торгового договора. — Н. П.) закончатся. На карту прямо ставилась альтернатива, Англия или Франция».

   Версальский двор был осведомлен об англоманских настроениях Бестужева, как и о том, что любовью императрицы он не пользуется и она терпит его потому, что трудолюбие канцлера освобождало ее от необходимости отгадывать постоянно возникавшие внешнеполитические ребусы. Подозрительно императрица относилась к Бестужеву еще и потому, что его из ссылки возвратила в столицу Анна Леопольдовна, и Елизавета Петровна считала невозможным для себя полностью на него положиться. Знал версальский двор и о том, что после внезапной кончины канцлера А. М. Черкасского 15 ноября 1742 года единоличным хозяином дипломатического ведомства стал вице-канцлер Бестужев. В Версале рассудили, что, пока Бестужев руководит внешней политикой, французской дипломатии не удастся склонить Россию к союзу с Францией. Поэтому Шетарди, как и Далиону, было дано задание любыми средствами свалить Алексея Петровича Бестужева и его брата Михаила, занимавшего высокий придворный чин обер-гофмаршала, и отправить их в ссылку.

   Сведения, получаемые в Версале из Петербурга, оказались противоречивыми и малоутешительными. В одном из донесений Шетарди характеризовал А. П. Бестужева так: «Он трудолюбив, хотя любит общество и пиры; ипохондрия иногда мешает ему работать усидчиво. По общему мнению, он не безукоризненной честности, но крайне робок и осмотрителен, что происходит от его обособленности при русском дворе и от испытанного им и его семьей несчастья». В другой депеше Шетарди судил Бестужева суровее: «Остерман был плут, но умный плут, который отлично умел золотить свои пилюли; теперешний же вице-канцлер просто полусумасшедший; что же касается обер-гофмаршала, то он, может быть, и не глуп, но слишком слепо доверяет Ботте». Герман Лесток отзывался еще резче: «Я никогда не был высокого мнения о его уме, но что же делать, когда нет способнейшего. Я надеялся, что он будет послушен и что брат его, обер-гофмаршал, совершенно его образует; но я жестоко ошибся в своем расчете: оба брата люди ограниченные, трусливые и ленивые, и потому ничего не делают, а если делают, то руководствуются предрассудками, своекорыстием и злобою, чем особенно отличается вице-канцлер».

   Столь нелестные оценки вице-канцлера легко объяснимы. Шетарди и заодно с ним действовавшим Лестоку и Далиону никак не удавалось отнять у Алексея Петровича должность вице-канцлера, хотя еще Далион получил четкое задание от Амело: «Желательно было бы устранить Бестужевых или подкупить их, однако на это мало надежды». Но выполнить задание никак не удавалось, хотя однажды, по словам министра иностранных дел, Шетарди был близок к цели. 14 сентября 1742 года министр писал своему послу в Петербурге: «Все старания Шетарди направлены были долгое время к удалению братьев Бестужевых, и, судя по тому, что вы пишете в последнем письме, он в этом деле имеет некоторый успех». Сначала вице-канцлера пытались подкупить, но страх оказаться в ловушке преодолел алчность, и осторожный Бестужев отказался от взятки. Тогда решено было использовать средства, не обременявшие бюджета Франции.

   «Некоторый успех» был достигнут с помощью коварных средств в борьбе с Бестужевыми, когда досужей болтовне усилиями французских дипломатов было придано значение заговора Лопухиной — Ботты, к которому была причастна близкая родственница Бестужевых, Н. Ф. Лопухина.

   В столице носились слухи о существовании заговора, цель которого состояла в свержении Елизаветы Петровны, восстановлении на троне Иоанна Антоновича и участии в заговоре «наиболее близких к ней (Елизавете Петровне. — Н. П.) людей», под которыми подразумевались Бестужевы. В беседе с императрицей Далиону удалось добиться согласия отправить Бестужевых в отставку, но затем она передумала. Такой вывод можно сделать из содержания депеши, отправленной Далионом 12 января 1743 года, в которой он сетовал на отсутствие твердости и постоянства в действиях императрицы: «…беспечность и слабохарактерность царицы несомненны. Доказательством служит обещание ее относительно Бестужевых и других». В конечном счете Бестужевы не только остались на своих местах, но еще более преуспели. «Бестужевы, — доносил Далион, — еще более укрепились на русском дворе, привлекши на свою сторону адмирала Головина». Посол сокрушался и удивлялся подобному поведению императрицы: «Трудно согласовать такое могущественное положение Бестужевых с желанием царицы призвать снова Шетарди к русскому двору».

   Свою неудачу посол объяснял слабохарактерностью Елизаветы Петровны и следствием этой слабохарактерности — непредсказуемостью ее решений, зачастую продиктованных не здравым смыслом, а настроением, а также сильной подверженностью сторонним внушениям.

   Вице-канцлеру, бесспорно, были известны направленные против него козни французских дипломатов, и он не бездействовал в ожидании очередных ударов, а сам принимал ответные меры, отнюдь не подтверждавшие данную ему Шетарди и Лестоком характеристику человека глупого и недалекого. Бестужеву удалось, пользуясь услугами специалиста своего дела статского советника Гольдбаха, раскрыть код, которым пользовался маркиз Шетарди в переписке с министром иностранных дел Франции Амело, и извлечь из его зашифрованных депеш тексты, с помощью которых он смог нанести своему противнику нокаутирующий удар.

   Первым расшифрованным посланием, датированным 13 декабря 1743 года, было письмо французского посла Шетарди. В нем был компрометирующий французскую дипломатию текст о ее вмешательстве во внутренние дела России, но он касался одного Бестужева: «Французские министры ни о чем толь не желают яко о низвержении или конечном погублении обоих безпомочных братьев графов Бестужевых с крайним прилежанием, якобы о каком наиглавнейшем деле денно и нощно стараются». Информация важная, но Бестужев, зная характер императрицы, был уверен, что она не заденет ее за живое. Бестужев набрался терпения в ожидании очередного улова. Он появился спустя четыре дня.

   17 декабря Бестужеву принесли депешу со следующим расшифрованным текстом, непосредственно касавшимся императрицы: «Сие великое обстоятельство могло б коликое малое постоянство, сия государыня имеет и сколь великое и малое несходство представляют, с одной стороны, ее разговоры, а с другой — ее союз с Англией». Дальше — больше, резче и выразительнее.

   20 декабря 1743 года Шетарди употребил обидные слова о «слабомыслии царицы».

   17 января 1744 года: императрица «несправедливо чинит и власть свою, не рассуди, употребляет».

   11 февраля 1744 года: «Но пункт о низвержении вицеканцлера еще к состоянию не приведен, однако ж мы много от помоществования принцессы Цербстской (будущей Екатерины II. — Н. П.) надеемся».

   Все перечисленные оценки императрицы не идут ни в какое сравнение с письмом Шетарди, отправленным 22 марта из Москвы французскому посланнику в Берлине Валери. В письме дан собирательный, обобщенный образ Елизаветы-правительницы: «…самая безделица, услаждение туалета четырежды или пятью на день повторенное и увеселения в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом des des valetaites (очень давними слугами. — Н. П.) себя окруженной видеть, все ее упражнения сочиняют. А зло, которое от того происходит, весьма великое есть, ибо она, будучи погружена в таком состоянии, думает, когда она себя тем забавляет, что ее подданные более к ней адерации иметь будут и что она потому меньше их опасаться имеет.

   Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит, и те примеры, что она такие дела подписывала, о которых она ни малейшего знания не имела, и когда ей от оных воспоследовать могущие последствия показываются не видно ее к тому склонности, чтоб она о себе поодумалась и ту леность преодолела, которая ее к пренебрежению всего ежечасно приводит.

   И тако та леность, да и опасение, что она в новых министрах того поведения не найдет, которое ее нечувствие ласкать может ее наиглавнейше той привычке подвергают, дабы вице-канцлера при себе иметь. А то, чтоб она в одну минуту такого человека в милости содержать могла, о котором она мне более зла сказала, нежели бы я то о моем горчайшем неприятеле учинить мог».

   Казалось, что Алексею Петровичу было достаточно одного этого текста, чтоб отправиться к императрице с докладом, но он не спешил пожинать плоды перлюстрации депеш Шетарди. По непонятным причинам, маркиз предпочитал откровенничать не с министром иностранных дел, а с берлинским коллегой. Подобной информацией он мог бы убедить Амело в том, что он, Шетарди, не повинен в отсутствии результатов, угодных министерству, имея дело с императрицей с такими наклонностями, но посол продолжал делиться своими впечатлениями о порядках петербургского двора с французским послом в Берлине. В мае 1744 года Шетарди писал в Берлин о том, что «самое наитвердейшее соизволение царицы ничего не действует», о том, что «о наималейшем деле мнение ее пужает, ее министры сами не могут ей о делах говорить, как только урывками и гоняючись, а и тогда она того и смотрит, как бы от них освободиться», о том, что ее мысли поглощены «всегда забавном для нее приуготовлении или к отъезду в путь или к переселению из одного места в другое».

   Наконец, вице-канцлер счел количество компрометирующих Шетарди высказываний о Елизавете Петровне достаточным, чтобы через М. И. Воронцова вручить их императрице. Выдержки из депеш Шетарди Бестужев сопроводил комментариями, в которых, в частности, писал: «Министр иностранных дел яко представитель и дозволенный надзиратель поступков другого двора для уведомления и предостережения своего государя о том, что тот двор чинит или предприять вознамеревается; одним словом, никак лучше сравнять нельзя, как с дозволенным у себя шпионом, который без публичного характера, когда где поймается всякому наипоследнейшему наказанию подвержен», но «публичный характер» спасает его от этого наказания, ибо он пользуется привилегией неприкосновенности. Шетарди вышел за пределы дозволенного, ибо пытался свергнуть существующее в России правление и позволил себе самые резкие отзывы о личности императрицы, о ее «слабости умственной» и «плачевном» поведении.

   Реакция императрицы была мгновенной и даже более жесткой, чем полагал вице-канцлер, — Елизавета Петровна тут же велела А. И. Ушакову сочинить указ, текст которого воспроизведен здесь полностью.

   «Всемилостивейше повелеваем вам к французскому бригадиру Шетарди немедленно послать и ему именем нашим объявить, чтоб он из нашей столицы всемерно в сутки выехал и тот офицер с рядовыми, который его за границу выпроваживать имеет, должен, не заезжая в Петербург, его со всякою поспешностью везть; а дабы помянутой бригадир о тех наиважнейших причинах, которые нас к высылке его отсюда побудили, сводом был, то дадутся вам для объявления оных два члена Коллегии иностранных дел: действительного статского советника Веселовского, да канцелярии советника Неплюева и один секретарь».

   6 июня 1744 года в половине шестого утра в дверь дома, где жил Шетарди, постучали и в покои вошли руководитель Тайных розыскных дел канцелярии Андрей Ушаков, князь Петр Голицын, Исаак Веселовский, Андрей Неплюев и секретарь Курбатов. Служитель заявил гостям, что Шетарди болен и всю ночь не спал, но те решительно потребовали его появления.

   Через 15 минут Шетарди, вошедшему в парике и полушафоре, Ушаков объявил цель визита, а секретарь Курбатов стал читать декларацию. Выслушав ее, бригадир пожелал видеть доказательства своей вины. Ему показали экстракт, но отказали в просьбе оставить у себя копию. Ушаков объявил, что ему ничего не остается, как выполнять волю императрицы.

   Сохранилось два источника с описанием поведения Шетарди во время визита непрошеных гостей. Один из них является официальным, подписан всеми визитерами: Ушаковым, Голицыным, Веселовским и Неплюевым — и составлен в тот же день — 6 июня 1744 года: Шетарди «коль скоро увидел генерала Ушакова (отличавшегося жестокостью руководителя Тайной розыскных дел канцелярии. — Н. П.), то он в лице переменился. При прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать или что-либо прекословить не мог. На оригиналы только взглянул и, увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел, будучи при всем том весьма смутен и образ лица его, тако ж и неокончаемые речи и дрожащий голос, показуя его вину и робость, чтоб иногда больше с ним учинено не было, как то последние его, Шетардии, подчерненные слова сказуют. Яко же и видно было, что тягчайшего с ним поступка по вине своей ожидал».

   Иными словами, присутствие Ушакова дало Шетарди повод полагать, что он окажется либо в застенках подведомственного Ушакову учреждения, либо с ним будут обращаться грубо, как с простым колодником. Опасения Шетарди оказались напрасными — с ним велено было обращаться вежливо, не чиня «ни малейшего огорчения, ни суровости».

   В тот же день М. И. Воронцову отправил письмо и Бестужев. Он, вероятно, воспользовался рассказами участников визита и дополнил их донесение некоторыми подробностями. Бестужев сообщил, что Шетарди «стоял, потупя нос, и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может. По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько против его доказательств собрано, и когда оные услышал, то еще больше присмирел и оригиналы когда показали, то своею рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел».

   Поясним, что Шетарди сам дал повод к бесцеремонному с собой обращению. Дело в том, что, прибыв в Петербург, он в течение более шести месяцев не спешил с оформлением статуса посла, его обязанности продолжал выполнять Далион, а бригадир проживал в России в качестве частного лица.

   В тот же день, 6 июня, указ о выдворении Шетарди из России был доведен до сведения всех чужестранных министров. Записка о том, как они на него реагировали, сообщает любопытные детали. Датский, венгерский и голландский дипломаты отреагировали довольно спокойно, пообещав сообщить о происшедшем своим дворам. Прусский посол Мардефельд проявил некоторое беспокойство — «он закусил губы, ничего более не сказал, только что он тому удивляется». Наибольшую нервозность обнаружил австрийский посол барон Нейгауз: он «читал декларацию в таком смущении и торопливости был, что он не токмо по всему телу дрожал, непрестанно воздыхая и ногами топотал, но и по прочтении оного с полчетверти часа ничего вразумительного выразить не мог».

   Записка констатирует, но не объясняет причин беспокойства и нервозности двух дипломатов. Скорее всего, они тоже в своих донесениях давали не лучшие оценки поведению на троне императрицы и, опасаясь, что их депеши расшифрованы, находились в напряженном ожидании неприятностей.

   Шетарди везли день и ночь до русской границы, лишив его возможности заглянуть в свой дом в Петербурге, в котором перед выездом в Москву была оставлена основная часть его имущества.

   Бестужев торжествовал победу. Вместе с ним торжествовала успех и английская дипломатия, приписывавшая себе достигнутое. Посол Тируоли на радостях извещал лорда Картерета 15 июля 1744 года: «Наша главнейшая цель теперь озаботиться, чтобы удар, нанесенный французским интересам высылкой Шетарди, повлек за собой полный разгром всей партии, особенно же устранение Лестока и Брюммера».

   Действительно, торжество Бестужева не ограничилось изгнанием из России маркиза Шетарди — ему удалось одолеть еще двух своих противников: княгиню Анхальт-Цербстскую Иоганну-Елизавету, приехавшую в Россию вместе с дочерью, будущей супругой великого князя Петра Федоровича, и гофмаршала великого князя О. Ф. Брюммера, действовавшего заодно с княгиней.

   Прибыв в Москву 9 февраля 1745 года, княгиня включилась в интриги соперничавших группировок, присоединившись к «партии» противников Бестужева. Еще будучи в Берлине, она в знак благодарности Фридриху II, посоветовавшему Елизавете Петровне остановить выбор невесты для великого князя на принцессе Анхальт-Цербстской, княгиня обязалась содействовать прусскому королю в его попытках заключить союз с Россией. «Я много рассчитываю на помощь княгини Цербстской», — писал король.

   Княгиня стремилась оправдать надежды короля, но действовала столь неуклюже и прямолинейно, что вызвала подозрение не только Бестужева, но и императрицы. Не соблюдая осторожности, княгиня немедленно вступила в контакт с Мардефельдом и вела интенсивную переписку с королем, не учитывая того, что содержание ее писем становилось известно как вице-канцлеру, так и императрице. Елизавета Петровна была в курсе поступков матери невесты и летом 1745 года «изволила указать корреспонденции принцессы Цербстской секретно открывать и рассматривать, а буде что предосудительное», то не останавливаться перед высылкой ее из страны.

   Выдворение княгини из России могло вызвать скандал и нанести ущерб престижу двора императрицы. Поэтому решили действовать аккуратно. Императрица, например, дала понять своей будущей родственнице, что она недовольна ее поведением: под разными предлогами отказала ей в просьбе пригласить ее супруга на свадьбу дочери и наградить его орденом.

   Самый безобидный способ удаления княгини из России состоял в ускорении сроков свадьбы. Она состоялась не в сентябре, как намечалось ранее, а 21 августа 1745 года, когда жители Петербурга были извещены о начале торжества пушечными залпами. Свадьба отличалась небывалой пышностью, торжества продолжались десять дней и сопровождались фейерверками, балами, маскарадами, обедами и ужинами. Населению столицы запомнился один эпизод — 30 августа на Неву был в последний раз спущен «дедушка» русского флота — ботик Петра Великого, к этому времени настолько обветшавший, что его водрузили на специальный паром.

   28 сентября княгиня выехала из Петербурга. Горькую пилюлю подсластили щедрыми подарками — от императрицы она получила 50 тысяч рублей деньгами и два сундука с китайскими товарами. В то же время она должна была выполнить неприятное для нее поручение: ее обязали вручить королю Фридриху II письмо императрицы с требованием отозвать из России посла Мардефельда.

   Противники Бестужева понесли еще одну потерю: О. Ф. Брюммер лишился должности обер-гофмаршала Петра Федоровича, а следовательно, и влияния в малом дворе. О степени его близости к княгине можно судить по словам в одном из писем: «Я думаю дни и ночи, нельзя ли сделать что-нибудь блистательное в пользу вашей светлости».

   Вслед за княгиней Анхальт-Цербстской Россию должен был покинуть еще один неприятель Бестужева — граф Брюммер. Этот типичный солдафон был назначен воспитателем оказавшегося сиротой племянника Елизаветы Петровны, будущего императора России Петра Федоровича. Не владея педагогическими навыками, Брюммер считал главным средством влияния на воспитанника страх быть наказанным. За всякую провинность, даже мелкую, воспитатель наказывал ребенка-герцога: заставлял стоять на коленях на горохе, привязывал к столу или к печи, сек розгами и хлыстом и даже морил голодом. В результате будущий император России рос хилым и нервным ребенком.

   О том, что воспитатель не питал нежных чувств к воспитаннику, свидетельствует и его высказанное вгорячах циничное заявление ребенку: «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если б вы сейчас же издохли».

   Как уже говорилось, заняв трон, Елизавета Петровна немедленно вызвала тринадцатилетнего Карла-Петра-Ульриха в Россию. Вместе с ним в феврале прибыл и гофмаршал герцога Голштинского граф О. Ф. Брюммер. Наследник повзрослел, а главное, почувствовал защиту в лице тетушки. Между тем Брюммер руководствовался прежними приемами воспитания: правда, от наказаний он воздерживался, но грубости себе позволял. Однажды дело дошло до того, что Брюммер бросился на Петра с кулаками, и тот влез на подоконник, чтобы позвать на помощь часового. Присутствовавший при этой сцене воспитатель Петра Я. Штелин уговорил Петра отказаться от призыва о помощи, поскольку подобный поступок неблагоприятно отразился бы на репутации двора. Разгневанный Петр побежал за шпагой и заявил Брюммеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, я проколю тебя шпагой».

   Эпизод еще более обострил отношения между воспитателем и Петром, но на недоброжелательное к нему отношение двора решающее влияние оказало участие Брюммера в интригах против внешнеполитического курса Бестужева: вместе с матерью невесты будущего императора он позволил себе то, что осудило бы любое суверенное государство, — успел подружиться с Шетарди и Лестоком и действовал в пользу прусского короля, то есть оказался в лагере, враждебном Бестужеву.

   Услуга Бестужева была наконец оценена императрицей: указом 15 июля 1744 года Алексей Петрович был провозглашен канцлером с пожалованием ему дома Остермана, а его противники наказаны — мать принцессы Екатерины Алексеевны выслана из России, а воспитатель наследника престола Петра Федоровича Брюммер удален от великого князя. М. И. Воронцов, тогда еще приятель Бестужева, получил должность вице-канцлера.

   Гнев императрицы в адрес маркиза Шетарди можно было бы отнести на счет вспышки ярости, вызванной несправедливым наветом, клеветой злопыхателя, враждебно к ней настроенного. Беда российской императрицы и ее подданных как раз и состояла в том, что в оценках ее поведения на троне нет ничего клеветнического, что они соответствовали действительности и подтверждаются показаниями многочисленных источников — как иностранных, так и отечественного происхождения. Читаем донесения саксонского посланника Пецольда за 1743 год: «Государыня почти занята приготовлением к коронации и на государственные дела обращает мало внимания. Бестужев рассказывал, что он был бы очень рад, если бы она уделяла этим делам хотя бы 4 часа в неделю».

   12 октября: «Императрица и голштинский двор, можно сказать, сами подготавливают» почву для брожения в обществе: «первая тем, что почти вовсе не занимается государственными делами, предается исключительно удовольствиям и навлекает на себя презрение и ненависть, предоставляя всю власть великому канцлеру и генерал-прокурору; а последний тем, что пренебрегает народом и оказывает явное пристрастие к Франции, которую народ считает своим злейшим и опаснейшим врагом».

   29 октября: «Императрица обнаруживает так мало внимания знать о делах, что нередко проходят целые недели, прежде чем она удосужится выслушать самый короткий доклад или подписать свое имя; нет ни одного дела, даже важнейшего, которое она не отложила ради какого-нибудь пустого препровождения времени… Однако у императрицы такой нрав, что часто случается то, чего меньше всего можно было ожидать, а многие поступки ее не вполне согласованны».

   5 ноября: даже Лесток, едва ли не самый близкий человек к императрице в это время, жаловался Пецольду, что «императрица смотрит на свое правление как на машину, которая движется сама собою».

   17 ноября: Пецольд передает в депеше жалобу Бестужева на то, что ему большею частью не удается делать доклады и, прождав несколько часов с важнейшими донесениями в передней, он обыкновенно получает от императрицы повеление «придти в другой раз».

   31 мая 1743 года: «По своему темпераменту она так увлекается удовольствиями, что о правительственных делах не может слышать без скуки, и потому по самым неотложным делам министрам приходится являться к ней по несколько раз».

   Обобщая наблюдения, Пецольд писал в том же 1743 году: «Двор и правление Российской империи находятся в самом плачевном состоянии. Правители вместе с императрицей ночь превращают в день, а день в ночь; время убивают в прогулках, комедиях, маскарадах, балах, катаньях и тому подобных развлечениях. Не желая, чтобы что-нибудь мешало проводить время так, как ей вздумается, государыня терпеть не может государственных дел, удаляется от них или рассматривает чрезвычайно небрежно и зачастую, в досаде, что ей мешают, назначает приговоры с ужаснейшей строгостью». Последние слова, казалось бы, не стыкуются с милосердием императрицы и могут вызвать сомнения в достоверности показаний Пецольда. Однако сомнения исчезнут, если учесть характер императрицы, ее импульсивность, высокую степень эмоциональности, когда она в порыве гнева или добродушия совершала поступки, противоречившие здравому смыслу.

   На первый взгляд создается впечатление, что Пецольд толчет в ступе воду, извещая свой двор об отношении к делам Елизаветы Петровны.

   Однако, вчитываясь в депеши, можно обнаружить в каждой из них наряду с повторениями новые штрихи, дополняющие наши представления об отношении Елизаветы к правительственной деятельности, и детали, создающие впечатление, будто сам читатель оказался в передней императрицы и наблюдает, как министры, досадуя на впустую проведенные часы, в ожидании, когда Елизавете Петровне приведут в порядок волосы, или заменят одно платье другим, или она дослушает очередную байку придворной дамы, ни с чем отправятся в Сенат или коллегию.

   Отзывы послов об императрице находились в прямой зависимости от отношения к России двора, который представлял посол, от задач, поставленных перед ним, о готовности русского двора идти навстречу пожеланиям послов и т. д. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шетарди, Далион, Пецольд не жалели красок, чтобы изобразить русскую императрицу в неприглядном виде.

   Отклики английских дипломатов о стране, с которой Англия находилась в союзе, более корректны, иногда даже хвалебны, но и в них нет-нет да и промелькнет критика поведения императрицы. Один из министров английского двора, лорд Гиндфорд, в депеше от 15 декабря 1747 года назвал Елизавету Петровну «великой императрицей» — депеша была отправлена обычной почтой и предназначена для глаз и ушей чиновников Коллегии иностранных дел. Эта оценка противоречит суждению, высказанному в депеше, отправленной тремя месяцами раньше — в сентябре того же года, — в которой осторожный дипломат высказал не собственное мнение, а жалобу канцлера, пребывавшего в скверном настроении оттого, что «трудно заставить императрицу заниматься делами или изменить раз принятое решение».

   Надежды на то, что отношение императрицы к своим обязанностям изменится, оказались тщетными — свидетельства современников единодушны в том, что Елизавета Петровна чем дальше, тем больше отдавалась удовольствиям и развлечениям: балы сменялись маскарадами, маскарады — спектаклями, спектакли — разного рода празднествами, к которым она готовилась с таким же усердием и тщательностью, как опытный полководец к генеральному сражению. Именно о таких мелких праздниках сообщал в Лондон Гиндфорд 7 ноября 1747 года: «Всю последнюю неделю императрица была так занята выдачей замуж своих фрейлин, что никаких дел не делала, кроме дамских; а на следующей неделе при дворе предстоит еще две свадьбы, обещаемые быть пышными, на которых появится известный Лесток».
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Худ. Аргунов Иван Петрович Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Сер. XVIII в.

   Холст, масло. Музей-усадьба «Останкино», Москва

   
Изобретательность императрицы относительно увеселений не знала пределов. Приведем сведения лишь за ноябрь 1744 года:

   1 ноября — смотрели французскую комедию

   4 ноября — куртаг

   7 ноября — французская комедия

   11 ноября — куртаг

   13 ноября — маскарад

   15 ноября — маскарад

   19 ноября — итальянская комедия

   21 ноября — банкет офицеров Семеновского полка

   22 ноября — маскарад

   24 ноября — День тезоименитства императрицы

   25 ноября — День восшествия на престол

   27 ноября — французская комедия

   28 ноября — маскарад

   30 ноября — французская комедия и день Андрея Первозванного

   Как видим, вечерние часы половины дней ноября посвящались увеселениям, а дневные, когда императрица освобождалась ото сна, многие часы употреблялись для подготовки к ним: подбор платьев и украшений, сооружение сложных причесок, макияж и т. п. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у императрицы не оставалось времени для дел.

   Перечень увеселений и их последовательность свидетельствуют о том, что в ноябре 1744 года еще отсутствовало их упорядоченное чередование, то есть указание, какой день недели отводился для маскарада, а какой — для бала. Это упущение было устранено, как отмечено в камер-фурьерском журнале за 1747 год, повелением императрицы «в каждую продолжавшуюся неделю по нижеследующим дням быть, а именно:

   по воскресеньям — куртагам

   по понедельникам — интермедиям итальянским

   по вторникам — придворным маскарадам

   по четвергам — комедиям французским».

   Регламентация коснулась цвета и покроя платья, одинакового для всех дам и всех кавалеров, в которых надлежало присутствовать, например, на куртагах. Так, 22 мая 1752 года придворный лакей был отправлен «с письменным объявлением во время высочайшего ее императорского величества в Петергофе присутствия в куртажные дни иметь платье дамам кафтаны белые тафтяные, обшлага; опушки и юбки гарнитуровые зеленые… кавалерам: кафтаны белые же, камзолы, да у кафтана обшлага маленькие разрезные и воротник зеленый». Униформы должны придерживаться и во время царской охоты. Экипировка более 30 знатнейших особ, приглашенных на охоту в Царское Село 4 октября 1751 года, состояла из бирюзового цвета черкесок и алых кафтанов, обшитых золотыми галунами. Охотничье платье 70 егерей обошлось казне в 20 тысяч рублей, в забаве участвовало более 300 гончих и борзых собак.

   Можно лишь посочувствовать канцлеру А. П. Бестужеву, заявившему австрийскому дипломату в сентябре 1750 года: «Если бы ее величество посвящала управлению страны сотую долю времени, отдаваемую вашей повелительницей управлению своего государства, я был бы счастливейшим из смертных».

   На безделье императрицы Бестужев жаловался не только австрийскому, но и английскому дипломату, который в депеше от 3 августа 1749 года изложил содержание беседы с ним. Канцлер сообщил послу, что отправил письмо обер-егермейстеру Разумовскому, в котором жаловался, что во всех делах происходит остановка из-за трудности говорить с императрицей и докладывать ей дела; и так как вследствие этого он вынужден брать на свою ответственность весьма большое количество дел, что враги его не замедлят вменить ему в преступление, он покорно просит императрицу быть столь милостивой принять его отставку и позволить ему удалиться от дел.

   «Императрица была этим поражена, — продолжал свой рассказ Гиндфорд, — и послала первого секретаря своего кабинета Г. Демидова заверить канцлера, что она совершенно довольна его службой и приказывает ему явиться к ней на следующий день. И тогда она сказала ему, что ей известно, что у него есть враги, но что все, что бы они ни говорили или делали, никогда не произведет на нее никакого впечатления; она указала ему на потайную дверь, через которую он может во всякое время иметь к ней доступ, и приказала ему на случай, если когда-либо она будет занята, отправляться в апартаменты обер-егермейстера и доложить ему о том. Таким образом, канцлер еще раз убедился в ее милостивом к нему расположении, которое, я надеюсь, будет продолжаться».

   Пространная выдержка из депеши нуждается в комментариях. Во-первых, канцлер лукавил, когда мотивировал свою просьбу об отставке невниманием Елизаветы Петровны к делам — подобное отношение императрицы к обязанностям Бестужев терпел 17 лет, в течение которых руководил внешней политикой России, иногда противоречившей взглядам монархини. Она, как мы убедились, не проявляла никакого рвения к делам со дня восшествия на престол.

   Подлинной причиной просьбы Бестужева об отставке следует считать интригу Шуваловых и примкнувшего к ним М. И. Воронцова, решивших убрать канцлера с его поста. Бестужев, чувствуя приближение своего падения, решил тихо и мирно уйти на покой, ибо сознавал, что ему, одинокому вельможе, не противостоять сильной коалиции соперников, о чем подробнее будет рассказано ниже.

   Во-вторых, разговор, если его точно передал Гиндфорд, подчеркнул непостоянство императрицы: свое обещание покровительствовать канцлеру она выполняла долгое время, пока под влиянием клана Шуваловых в конце концов не отправила Бестужева в отставку.

   Неприязнь к делам и непреодолимую склонность к увеселениям императрица сохранила и в 50-е годы — с тем отличием, что отпали некоторые виды развлечений, а другим она стала уделять больше времени и забот, чем раньше. В начале 40-х годов она увлекалась охотой — занятием, достойным царствующих особ XVIII века. Английский посол Уин доносил в октябре 1742 года: «Так как императрица очень любит охоту и бывает чрезвычайно утомлена по вечерам, то кабинет-министры редко имеют возможность являться к ней с докладом».

   В источниках второй половины 50-х годов отсутствует подобная информация — от охоты императрице пришлось отказаться по состоянию здоровья. Зато развлечения, не связанные с выездом из дворца, продолжали занимать Елизавету, с прежней страстностью отдававшуюся удовольствиям. Английский посол Гюи Диккенс 11 марта 1755 года извещал двор: «С прошедшей среды у нас было не менее трех маскарадов и одного оперного представления, ни одного дня на этой неделе не проходило без увеселений». В депеше, отправленной две недели спустя, безуспешные усилия добиться решения интересующих его дел дипломат объяснял «все возрастающим отвращением императрицы к занятиям».

   Привычный ритм жизни, которого придерживались императрица и ее двор, оказался не под силу немолодому послу Англии Гюи Диккенсу, обратившемуся к своему правительству с просьбой освободить его от должности. Вот как он мотивировал свою просьбу об отставке в феврале 1755 года: «Его величеству надлежало бы иметь при здешнем дворе посланником человека в цвете лет, так как по понятиям этой страны иностранный посланник не должен пропускать ни одного приема при дворе, ни одного бала, маскарада, спектакля, оперы, вообще ни одного общественного увеселения. По понятиям русских, это является, кажется, главным предметом их миссии. Я не могу в мои лета вести подобного образа жизни, но нахожу это положительно необходимым».

   Непрерывные увеселения императрицы оказались непосильными не только для немолодого английского посла, не привыкшего к пустым занятиям, отнимавшим много времени и энергии, но и для некоторых дам столицы: одним они доставляли удовольствие, для других были изнурительной обязанностью. О том, что последние иногда стремились уклониться от чести присутствовать на балу, рассказывает документ, возникший в феврале 1748 года.

   Из его содержания следует, что очередной бал во дворце императрицы в Петербурге состоялся 14 февраля и не вызвал нареканий Елизаветы. Следующий бал состоялся 15 февраля и огорчил императрицу отсутствием многих приглашенных дам, в результате чего кавалеры остались «без работы».

   Разгневанная императрица 16 февраля вызвала генерал-полицеймейстера столицы Алексея Татищева и «изустно повелела» выяснить причины отсутствия на балу некоторых дам и предупредить их, «дабы случающиеся при дворе торжества, балы, свадьбы и в прочие дни, когда повестка бывает, приезжали неотложно под опасением ее гнева». Увеселения императрицы, таким образом, превращались в тяжкую повинность для дам, не обладавших достаточной выносливостью, чтобы развлекать ее ежедневно.

   Генерал-полицеймейстер немедленно приступил к исполнению «изустного» указа, послал к строптивым дамам своих подчиненных с поручением выяснить у них причины отсутствия на балу. Все дамы, будто сговорившись, свое отсутствие объясняли болезнью.

   Возможно, супруга камергера Петра Михайловича Голицына сказала правду, когда заявила, что 14 февраля она присутствовала на балу, а на следующий день «не была за болезнью, в чем ссылается на доктора Конданди, которым пользуется». Вероятно, действительно была нездорова и супруга вице-адмирала Головкина, описавшая признаки своего недомогания: «ветром себя застудила и от той стужи около гортани явилась опухоль».

   Остальные 14 дам, фамилии которых названы в приложении к доношению Татищева, выражаясь современным языком, симулировали болезнь, недомоганием считали переутомление от бала, обыкновенно заканчивавшегося далеко за полночь. Основанием для подобной догадки и подозрения в достоверности их показаний может служить отсутствие конкретных сведений, в чем выражалось их недомогание, и наличие двух случаев «за болезнью не были» — мать и дочь, присутствовавшие на прошедшем балу.

   Небесполезно в связи с этим напомнить, что коронационные торжества в Москве сопровождались беспрецедентными увеселениями, как бы символизировавшими будущее царствование. Торжества отличались небывалой пышностью, небывалой продолжительностью и небывалыми развлечениями. Вслед за церемонией коронации, состоявшейся, как мы помним, 25 апреля 1742 года, происходили поздравления, а с 1 мая по 7 июня императрица предавалась веселью, причем с 1 по 29 мая она проводила время в ежедневных балах и маскарадах.

   В последующие годы для подобных ежедневных увеселений у нее недоставало сил, но крепло убеждение, что содержанием жизни императрицы, главным ее назначением является не управление страной, а беззаботное времяпрепровождение, наполненное удовольствиями. При подобном понимании своего назначения у Елизаветы возникла непреодолимая трудность в изыскании времени для занятия делами, для уподобления своему родителю, который служил государству. Она была практически недоступна или малодоступна не только, так сказать, рядовым вельможам, но и близким ей людям. Если канцлер Бестужев не пользовался симпатией императрицы, то вице-канцлер М. И. Воронцов входил в кружок близких цесаревне друзей, стоял на запятках саней, в которых она отправилась за короной в казармы Преображенского полка; однако, судя по обращению его к И. И. Шувалову в 1755 году, оказался в том же положении, что и канцлер. Он тоже опасался докучать императрице делами. «Я ласкал себя надеждою, — писал он фавориту, — что прежде отъезда двора в Царское Село получить чрез ваше превосходительство высочайшее повеление по известному делу г. Дуклиса, а ныне отнюдь не сумею утруждать напоминанием, крайне опасаясь прогневить ее величество и тем приключить какое-либо препятствие в забавах в столь веселом и любимом месте, надеюсь, однако ж, что при свободном часу вспомятовано будет».

   Изложенное выше дает бесспорное основание для столь же бесспорного вывода: Елизавета не имела ни необходимой подготовки, ни необходимых навыков, ни желания управлять страной. Более того, став императрицей, она не проявила ни усердия, ни стремления овладеть необходимым опытом, знаниями и искусством управлять подданными. Тогда возникает вопрос, как она распоряжалась 24 часами в сутки? Самый надежный ответ на этот вопрос мог бы дать распорядок дня государя и сведения о выполнении этого распорядка. Однако на протяжении XVIII столетия только Петр Великий и Екатерина II имели распорядок дня, причем у Петра он появился лишь в последние годы царствования, когда он вел оседлый образ жизни; предшествующие годы Петр проводил на театре военных действий, в постоянных переездах; соразмеряя их с действиями неприятеля. Заметки Петра I, строго говоря, нельзя назвать распорядком дня, это скорее понедельный план действий с указанием, чем он намерен заниматься в дообеденное и послеобеденное время.

   Подлинный распорядок дня существовал только у Екатерины Великой. В нем указаны часы, когда она начинала бодрствовать, заниматься туалетом, принимать вельмож с докладами, отвечать на письма, законодательствовать, отдыхать, отправляться ко сну. Ничего подобного безалаберная Елизавета Петровна, или, как ее называл А. П. Волынский, «ветреница», не имела. Более того, ее обыкновение бодрствовать в ночные часы и спать днем создавало множество неудобств для придворных, не говоря уже о затруднениях в общении с вельможами.

   Имеется множество свидетельств о том, что императрица превращала день в ночь. Екатерина II: «Кроме воскресений и праздников, она не выходила из своих внутренних апартаментов и большею частью спала в эти часы или считалось, что спит; ночь она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг, она ужинала иногда в два часа пополуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести вечера и отдыхала после обеда час или два, между тем как нас с великим князем заставляла вести самый правильный образ жизни: мы обедали ровно в полдень и ужинали в восемь часов».

   Такой же режим должны были соблюдать и придворные, бодрствуя с нею до двух часов ночи, играя в карты; наконец, они ложились спать, «и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы они присутствовали на ужине ее величества, они являлись туда и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась». Придворный ювелир Позье подтвердил свидетельство Екатерины: «Елизавета Петровна никогда не ложилась спать ранее шести часов утра и спала до полудня и позже, вследствие этого Елизавета ночью посылала за мною и задавала мне какую-нибудь работу, какую найдет ее фантазия. И мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидать ее, пока она вспомнит, что требовала меня. Иногда мне случалось возвратиться домой и минуту спустя быть снова потребованным к ней; она часто сердилась, что я не дождался ее».

   Что принуждало императрицу ночь превращать в день и бодрствовать в часы, определенные природой для сна? Она конечно же была осведомлена об успешном перевороте, совершенном Минихом в ночное время, когда Бирон был лишен регентства. Сама она совершила переворот в часы безмятежного сна правительницы Анны Леопольдовны и ее супруга Антона Ульриха. Страх за судьбу трона и собственную жизнь вынуждал Елизавету держать в своих покоях в ночные часы человека, отличавшегося способностью просыпаться от малейшего шороха. Это был Василий Чулков, дослужившийся до чина поручика, — он спал на матраце близ кровати, на которой почивала императрица, считавшая, что Чулков чутким сном обезопасит от появления в ее покоях заговорщиков.

   Нарушение обычного ритма жизни постепенно превратилось в привычку. Страх за жизнь вызывал подозрительность, недоверие к слугам, даже к лейб-кампанцам, сторожившим ее дворец. Отсюда и стремление запутать потенциальных заговорщиков частой сменой покоев, где она спала, и боязнь быть отравленной. Эта боязнь возникла еще в годы царствования Анны Иоанновны, которую цесаревна втайне подозревала в намерении отравить свою соперницу, и нисколько не ослабела, когда она стала императрицей.

   Общеизвестна страсть императрицы к танцам. Она легко объяснима: танцы доставляли ей не только личное удовольствие, но и удовольствие окружающим, о котором она хорошо знала: все любовались ее грациозностью, умением легко и непринужденно исполнять сложные фигуры танца.

   Послушаем, как описал придворную жизнь императрицы Елизаветы князь М. М. Щербатов в своем знаменитом памфлете: «Двор подражал или, лучше сказать, угождал императрице, в златотканые одежды облекался: вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили к ней пышность в одеянии их. Экипажи возблистали златом, дорогие лошади не столь для нужды удобные, как единственно для виду. Дома стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех комнатах, дорогими мебелями, зеркалами и другим. Все сие составляло удовольствие самим хозяевам; вкус умножали, подражание роскошнейшим нарядам возрастало, и человек делался почтителен по мере великолепности его жития и уборов».

   Хотя двор и стремился подражать версальскому, хотя развлечения стали более изысканными и утонченными, ничто так не консервативно, как быт, в том числе и придворный. Правда, шуты, шутихи, дураки, женщины-говоруньи исчезли из дворцового обихода, не устраивались свадьбы, подобные той, когда Петр Великий обженил главу всепьянейшего собора Аникиту Зотова, или торжествовали в Ледяном доме при Анне Иоанновне. Но нет-нет да и давали о себе знать старые привычки: императрица, например, любила находиться в обществе своих служанок, совершать с ними прогулки в карете по Петергофу или, чтобы побыстрее уснуть, заставляла их чесать пятки. Не стеснялась она и колотить по щекам придворных дам.
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Худ. Луи Токке Портрет графа Кирилла Петровича Разумовского.1758 г.

   Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

   
Особенной пышностью отличалась свадьба великого князя Петра Федоровича. Всем придворным было выдано жалованье на год вперед, чтобы каждый из них мог обзавестись соответствующими экипажами, заказать не менее одного парадного богатого платья с пожеланием, чтобы платья менялись ежедневно на протяжении десятидневных торжеств. Указ императрицы определил количество лакеев, гайдуков, скороходов, пажей, егерей, предназначавшихся для сопровождения вельмож, приглашенных на празднества. Лорд Гилдфорд в своем донесении в Лондон делился впечатлениями: «Здесь никогда не бывало более великолепной процессии. Она бесконечно превышала все, что я когда-нибудь видел».

   Сколь скромной была инициатива императрицы в делах государственных, столь неистощимой должно признать ее фантазию относительно предписаний, кому в каких нарядах следует появляться на куртагах и с какими прическами.

   Расточительность вельмож приобрела неслыханные размеры. Они как бы состязались друг с другом в богатстве экипировки, карет, в продолжительности устраиваемых в их дворцах маскарадов, в разнообразии и богатстве винных погребов. Украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, брат фаворита императрицы, имел в подвалах Глухова, столицы своего гетманства, 100 тысяч бутылок отборного вина. Граф Степан Федорович Апраксин, сын адмирала петровского времени, держал открытый стол. Его гардероб насчитывал многие сотни богато расшитых костюмов и мундиров. Будучи главнокомандующим во время Семилетней войны, он таскал за собой колоссальный обоз с изысканной снедью, убранством шатров, экипировкой. Граф Иван Григорьевич Чернышев наряжал своих многочисленных слуг в богатейшие из парчи с золотом ливреи.

   Он, как и прочие вельможи, прославился мотовством. Чернышев долго жил за границей, где ему довелось наблюдать беззаботную жизнь западноевропейских дворов и аристократических фамилий. Прибыв в Россию, он, по словам М. М. Щербатова, внедрил «сластолюбие и роскошь у себя в доме». Его экипажи «блистали златом, и самая ливрея была шитая серебром». Почтение к себе он добывал, угощая гостей самыми дорогими винами и изысканными яствами.

   Пользуясь родством с императрицей (был женат на ее богатой племяннице Скавронской) и дружбой с И. И. Шуваловым, он в 1757 году получил от казны по себестоимости два медеплавильных завода за 92 493 рубля, а спустя десять лет продал их казне по рыночной цене за 189 730 рублей. Расточительность графа привела к результатам, описанным им самим в 1794 году в челобитной Екатерине II. Престарелый граф, разбитый параличом, дрожащей рукой подписал документ, как бы подводивший итог его беспечной жизни: «Оставляю наследство в крайнейшей нищете, ибо долгу на мне, всемилостивейшая государыня, более полумиллиона рублей». Чернышев объяснял свои долги расходами на светскую жизнь, они накапливались во время тридцатилетней службы в Адмиралтействе, когда он держал открытый стол с целью, как он объяснял, «приучать подчиненных своих не токмо к большему свету, но и множеству». Неизвестно, удовлетворила ли Екатерина II просьбу Чернышева пожаловать ему пять тысяч душ крепостных в Полоцкой губернии.

   Фаворит императрицы Алексей Григорьевич Разумовский, подобно князю Черкасскому, носившему при Анне Иоанновне бриллиантовые пуговицы и пряжки, стал носить такие же. Сергей Нарышкин прибыл на свадьбу великого князя Петра Федоровича в карете, купленной за 50 тысяч рублей, а Иван Иванович Шувалов, сменивший А. Г. Разумовского в должности фаворита Елизаветы, отмечал рождение сына у великокняжеской четы маскарадом продолжительностью в 48 часов. Впрочем, европейское великолепие и роскошь в домах вельмож сочетались с крайней нищетой: рядом с богато наряженными лакеями сновали дворовые в лохмотьях, едва прикрывавших наготу.

   Расточительностью прославился и 60-летний канцлер А. П. Бестужев. В октябре 1752 года он, чувствуя себя довольно прочно на занимаемой должности и пользуясь благосклонностью императрицы, подал ей «слезницу» — с жалобой на свое крайне бедственное положение: «Я такой тягости долгов подпал, что оной прибавить уже невозможно, — жаловался не знавший меры расточитель. — Кредиту тем лишаюсь, никакого уже заимодавца, кто б меня ссудил, не нахожу и так что при наступающей поездке в Москву, как с места тронуться, не знаю. Все заложено, что с пристойностью заложить можно было».

   Как и прочие, не по доходам жившие вельможи, Бестужев оправдывал свою расточительность необходимостью поддерживать престиж канцлера: «Жить старался как канцлер всероссийской самодержицы долг и должность повелевают». По собственному признанию, его доход от поместий и жалованья, исключая, разумеется, пенсию от австрийского двора, составлял 12 тысяч рублей. Для сравнения напомним, что рабочий на уральских заводах получал в год от 12 до 18 рублей.

   Страсть императрицы к увеселениям сочеталась со страстью к нарядам. По свидетельству Якова Штелина, воспитателя великого князя, после смерти императрицы в ее гардеробе насчитывалось 15 тысяч платьев, размещавшихся в 32 покоях Зимнего дворца (многие из них не были в пользовании), а также два сундука шелковых чулок, несколько тысяч пар обуви и др. Штелин, надо полагать, не преувеличивал богатство гардероба императрицы в столице, ибо только в Москве, где она была наездами, в ее гардеробе насчитывалось четыре тысячи платьев.

   Невольно возникает вопрос, зачем императрица имела столько нарядов? Ответ дали современники: в каждое появление на людях Елизавета меняла платье, а в течение бала установился обычай менять их несколько раз. Даже не отличавшаяся особой прихотливостью к нарядам великая княжна Екатерина Алексеевна призналась, что она на одном из балов сменила три платья. Можно представить, сколько их меняла модница-императрица. Французский дипломат Ж. Л. Фавье, наблюдавший императрицу в последние год-полтора ее жизни, когда она уже была тяжело больна, отмечал, что в обществе она тем не менее «является не иначе, как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани самого нежного цвета, иногда белой с серебром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными, развевающимися концами. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так, как она».

   Эпистолярное наследие Елизаветы Петровны не отличается богатством — написание писем требовало затраты времени и усилий. Однако она не скупилась тратить время, когда дело касалось нарядов. В декабре 1744 года, в пути из Москвы в Петербург, заболел оспой наследник престола Петр Федорович. Двор продолжил путь в северную столицу, а императрица осталась в Хотилове выхаживать больного. Даже в этой экстремальной обстановке она не забывала о приобретении материй и галантереи. Установился обычай: императрице первой купцы показывали интересовавшие ее товары, доставленные на кораблях из-за границы, и она пользовалась правом первой их приобрести. Из Хотилова она писала кабинет-секретарю Г. Демидову: «Купца Симона Дозера, нюренберхца, отправить сюда по получении сего в самой скорости и велеть взять с собою имеющиеся у него галантереи и куперштихи все, сколько их иметца, дав не почтовых или подставных подвод потребное число, и объявить ему: не пожелает ли он несколько солдат для празнишного времени, что не без пиянства по дороге».

   Она знала толк в нарядах, внимательно сама следила за парижской модой и велела в Париже содержать людей, следивших за капризами моды и доставлявших модные материи и изделия из них в Петербург. Со знанием дела она давала указания портным, какого фасона шить ей платье, какие пришивать пуговицы. В записочке, датированной 1747 годом, императрица велела изготовить платье «из самой лучшей пунцовой тафты» и немедленно прислать в имение графа А. Г. Разумовского Гостилицу.

   В 1751 году императрицу уведомили о прибытии в Петербург французского корабля «с разными уборами дамскими», и она велела «тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные… с купцом сюда (в Петергоф. — Н. П.) прислать немедленно». Если что-либо из товаров продано; то их «отобрать и деньги заплатить и все прислать ко мне». Исключение составляла супруга саксонского посла — купленные ею товары велено было не отбирать.

   В июле того же 1751 года записка с угрозой: если купец не выполнит повеления, «то он несчастлив будет, и кто не отдаст. А я на ком увижу, то те равную часть с ним примут». В записке перечислены фамилии модниц, у которых надлежало отобрать купленный товар: у супруги Семена Кирилловича Нарышкина и сестры ее, а также у обеих Румянцевых.

   Особую привязанность Елизавета Петровна испытывала к офицерским мундирам — она числилась капитаном лейб-кампании и полковником всех гвардейских полков. 30 ноября 1745 года лорд Гиндфорд доносил в Лондон: «Ваше превосходительство не может вообразить себе, как офицерский мундир шел к императрице. Я уверен, что всякий, не знающий ее по виду, принял бы ее за офицера, если бы не нежные черты лица». Екатерина II тоже отметила привлекательный вид императрицы в мужском наряде. Елизавета знала, что, несмотря на то что ей уже за 35 и она утратила прежнюю стройность, полнота не уродовала ее внешность, а мужской наряд подчеркивал ее привлекательность.

   Чтобы получить удовольствие от устремленных на нее завистливых глаз придворных дам и тайных вздохов кавалеров, она изобрела специальный маскарад, называвшийся «метаморфозой», на который дамы должны были являться в мундирах, а мужчины — в женском наряде. Можно представить, сколь недоброжелательно встретили этот каприз императрицы немолодые дамы. Если мужчинам удавалось скрыть непомерных размеров животы и кривые ноги в фижмах широкого и длинного платья, то уродливые фигуры дам, несмотря на использование корсетов, до предела уменьшавших размер талии, видны были с первого взгляда.

   Принуждение придворных дам и супруг вельмож являться на бал в мужских костюмах, равно как и кавалеров в дамских, относилось к таким же капризам императрицы, как и ее повеление дамам сбрить волосы на голове. Об этом эпизоде рассказала Екатерина II: «В один прекрасный день императрице нашла фантазия велеть всем дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались, императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они были принуждены носить, пока не отросли волосы». Основанием для подобного повеления послужило использование императрицей непригодной к употреблению краски для собственных волос, в результате чего она лишилась пышных волос каштанового цвета. Раз голова государыни оказалась обезображенной бритвой, то ее примеру, как она полагала, обязаны были следовать дамы, которым не дозволялось выглядеть эффектнее.

   По словам Далиона, Елизавета и на пятом десятке лет «все еще прекрасна», а лорд Гиндфорд считал ее «достойной обожания всего света» И добавлял: «Несмотря на ее толщину, когда ей уже было за сорок лет, Елизавета сохранила удивительно прелестную фигуру, особенно грациозную в мужском костюме. Ни на кого другого не хотелось смотреть, когда императрица была в комнате».

   То, что императрица была неотразима в мужском костюме и была царицей бала, отметила и Екатерина II: «Она танцевала в совершенстве и была одинаково грациозна в женском и мужском костюме. Я однажды смотрела на придворном балу, как она танцевала менуэт, в последнем костюме…» Именно поэтому она предпочитала всем забавам маскарады, по два раза в неделю устраиваемые при дворе.

   Как и раньше, она была нетерпима к дамам с привлекательной внешностью. С годами, когда красота Елизаветы блекла и никакими румянами и белилами нельзя было скрыть увядавшую привлекательность, она проявляла неприязнь к придворным, главным достоянием которых была молодость. Екатерина II писала: «…моя дорогая тетушка была подвержена такой мелкой зависти не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам, главным образом преследованию подверглись те, которые были моложе, чем она».

   Главу резонно завершить оценками деловых свойств императрицы, относящимися к последним годам ее жизни. Их две, обе принадлежат перу французских дипломатов Л’Опиталь и Фавье. Л’Опиталь писал: «…о пятидесятилетней женщине, которая думает более о том, чтобы нравиться, а не управлять государством, и которую скорее огорчает находка новой морщины на своем лице, чем поражение ее армии. Она всячески старается благодаря искусственным мерам сохранить свою умирающую красоту. Она посвящает на это бесконечно много времени, и можно до нее иметь доступ, только когда внешность и туалет вполне одобрены зеркалом и окружающими ее женщинами. Появляясь публично, ее величество всегда поражает своей видной наружностью и роскошным костюмом. Пудра, громадные фижмы, драгоценная диадема и вообще все роскошные подробности ее туалета рельефно выделяют ее благородную осанку и естественную прелесть черт ее лица. С улыбкой на устах она переходит от группы к группе и обращается ко всем, в особенности к женщинам, с тем любезным добродушием, которое составляет основу ее характера».

   Л’Опиталь ограничился описанием внешности императрицы и ее усердия сохранять свою увядаемую красоту. Фавье оставил более глубокое проникновение в характер императрицы и жизнь ее двора. Сочинение Фавье было составлено годом позже, но какие разительные перемены он обнаружил как во внешности императрицы, так и в ее поведении. Лишь одна черта ее натуры не претерпела изменений — отвращение к делам.

   Столь подробное изложение пристрастий императрицы к увеселениям и нарядам не должно вызывать раздражения — цель его состоит в том, чтобы показать, как распоряжалась своим временем императрица, и подчеркнуть отличие ее поведения на троне от поведения ее отца. В этом плане она даже уступала Анне Иоанновне, ибо за ней все же не гонялись министры, как за Елизаветой Петровной, чтобы она, не глядя, поставила свою подпись под документом. У Елизаветы Петровны отсутствуют и указания на дни приема министров: у Анны Иоанновны они хотя и не соблюдались, но все же были обозначены.

   У Елизаветы Петровны существовала еще одна забота, отнимавшая немало времени, а иногда и отключавшая от привычного ритма жизни. Императрица, как известно, отличалась необыкновенной набожностью, намного превосходившей набожность ее деда — царя Алексея Михайловича. Ее набожность в иные годы приобретала черты религиозного фанатизма, оказывавшего огромное влияние на церковную политику того времени, о чем подробнее будет рассказано в соответствующем месте.

   Частые посещения придворной церкви и присутствие на службе, продолжавшейся часами, дополнялись затратой времени на не менее продолжительную подготовку к выходу: на одевание, прическу, придание лицу свежести после бессонной ночи. Однако затраты времени на богослужениях не шли ни в какое сравнение с тем временем, которое императрица отдавала пешим походам в Троице-Сергиев монастырь, — во время пребывания в Москве в летние месяцы она непременно совершала один, а иногда и два похода, чтобы поклониться праху Сергия Радонежского и замолить греховные поступки. Навестила она монастыри в Звенигороде и Тихвине.

   Пешие походы в монастырь обставлялись возможным в то время комфортом. Монастырь от старой столицы располагался в 70 верстах. Пешие переходы ежедневной протяженностью в пять-шесть верст совершались в ночные часы, избавлявшие императрицу от летнего зноя, и могли занять пару недель, если бы она не совершала остановок для многодневного отдыха. На остановках ее ожидали шатры для нее и придворных дам и яства, приготовленные дворцовыми поварами. В июне 1742 года, преодолев пешим ходом 15 верст от Москвы к Троице, императрица получила известие о недомогании фаворита. Она тут же села в карету и помчалась в Москву, пробыла там до выздоровления графа и вновь отправилась в карете до того места, где прервала свой поход, чтобы возобновить его пешим ходом.

   Итог участия Елизаветы в управлении государством подвел М. М. Щербатов. Его оценки, надо отметить, хотя и суровы, но справедливы, ибо основаны на фактах: «С природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и надокучлива ко всякому, требующему некоего приложения, делу, так что за леностью ее не токмо внутренние дела государственные многие иногда деты без подписания ее лежали, но даже и внешние государственные дела, яко трактаты по несколько месяцев, за леностию ее подписать ее имя, у нее лежали».

   Французский посол маркиз Брейгель поведал о случае, звучащем как анекдот: в 1746 году во время подписания договора с Австрией в комнату влетела оса и села на кончик пера, которым императрица успела написать первые три буквы своего имени. Елизавета Петровна в ужасе бросила перо и дописала остальные буквы только после настоятельных просьб, продолжавшихся несколько недель.

   На первый взгляд покажется странным, что императрица, не обременявшая себя никакими заботами, строго следившая за своей внешностью и казавшаяся здоровой и привлекательной женщиной, способной часами отдаваться танцам, в действительности не могла похвастаться здоровьем. Первый сигнал о состоянии здоровья императрицы исходил от английского посла Гинфорда, сообщавшего в депеше от 2 февраля 1749 года, что 28, 29 и 30 января «здоровье императрицы находилось в большой опасности вследствие сильных колик и засорения кишок, происшедших от простуды». Ее болезнь хранилась в большом секрете, но ней были осведомлены лишь немногие лица из ее окружения.

   В январе 1749 года Елизавете Петровне было 39 лет. В XVIII столетии деревенская баба становилась старухой в годы, которые в XIX веке было принято называть бальзаковскими. Укорачивали жизнь женщины не столько тяжелый труд, сколько ежегодное в течение 15–20 лет рождение ребенка, зачастую появлявшегося на свет божий в поле, в страдную пору, когда роженица работала до схваток и приступала к работе через пару дней после родов. Елизавета Петровна, как известно, детей не имела, следовательно, частые роды не могли стать причиной преждевременного ее старения.

   По свидетельству современников, Елизавета страдала патологическим страхом смерти. Как уже упоминалось, она запрещала в своем присутствии произносить слово «смерть» и именными указами не разрешала появляться при дворе в траурной одежде. Личные недомогания она переносила своеобразно: запиралась в своих покоях, ни с кем не желала общаться, пребывая в ожидании кончины в трансе. Во второй половине 50-х годов недуги навещали императрицу столь часто, что практически лишали ее возможности заниматься делами, даже в том случае, если бы у нее нежданно появилась тяга к ним.

   Столь подробное обращение к свидетельствам современников об отношении Елизаветы Петровны к обязанностям государыни и состоянии ее здоровья объясняется стремлением автора обратить внимание читателя на необходимость внести уточнение в устоявшееся в литературе представление о ее царствовании, навеянное известным четверостишием поэта графа Алексея Константиновича Толстого в его саркастической «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашова»:

   
    
     Веселая царица

     Была Елизавет:

     Поет и веселится,

     Порядка только нет.

    

   

   Хотя А. К. Толстой в четырех строках в целом верно схватил суть елизаветинского царствования, она требует корректировки. Как мы имели возможность убедиться, Елизавету Петровну отвлекали от занятий делом не только любовь к пению и страсть к веселому времяпрепровождению, но и другие заботы: необыкновенная набожность и состояние здоровья.

   Второе наблюдение, более существенное, состоит в том, что отношение императрицы к своим обязанностям на протяжении всего двадцатилетнего царствования оставалось неизменным, но как разительно отличается первое десятилетие ее царствования от второго! Следовательно, дело не в самой императрице, а в ее окружении: фаворитах и временщиках.

   В первое десятилетие в фаворитах ходил А. Г. Разумовский, такой же добряк и ленивец, пассивно наблюдавший за происходившими в стране событиями, как и его возлюбленная повелительница. Сферой влияния А. П. Бестужева-Рюмина была внешняя политика, которой он распоряжался по своему усмотрению. В этой сфере Бестужева можно назвать временщиком. Именно поэтому внутренняя история страны текла вяло, полностью находилась на попечении бюрократии, чуравшейся новизны.

   Напротив, второе десятилетие царствования Елизаветы Петровны богато новшествами, часть которых была полезна обществу, другая — наносила вред. Эти новшества связаны с именами фаворита императрицы Ивана Ивановича Шувалова и его двоюродного брата Петра Ивановича Шувалова. Об этом — в следующих главах.
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    Глава 5

    Тень над троном
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Мы расстались с Брауншвейгской фамилией после приезда ее в Ригу. Оказалось, однако, что Рига не стала постоянным местом заточения ссыльной семьи, ей довелось переменить еще три места содержания, а Иоанну Антоновичу — четыре. Надобность в переездах была связана с опасностью, в большинстве случаев мнимой, восстановления его на троне и необходимостью упрятать в такое место ссылки, которое, по мнению императрицы и ее окружения, обеспечивало надежную безопасность. Кстати, ни одно царствование не сопровождалось таким количеством заговоров, как царствование Елизаветы Петровны. Объяснить их возникновение нетрудно; сама Елизавета Петровна заняла трон в результате заговора, а главное — томился в заточении, так сказать, законный монарх, насильственно лишенный трона, существование которого воодушевляло авантюристов разного рода. Словом, над троном Елизаветы Петровны, как и ее преемников, витала тень Иоанна Антоновича.

   Летом 1742 года зарегистрирован так называемый заговор Турчанинова. Инициатором его стал прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка Петр Квашнин, главарем же следствие назвало камер-лакея Александра Турчанинова, видимо, потому, что его статус был выше, чем у Квашнина. Третий участник заговора — Иван Снавидов служил в Измайловском полку сержантом. Намерение заговорщиков состояло в восстановлении на престоле законного государя, назначенного наследником императрицей Анной Иоанновной. Что касается Елизаветы Петровны, то заговорщики считали, что она никаких прав на престол не имеет, ибо «прижита государынею Екатериной Алексеевной до венца», то есть до брака с Петром, состоявшегося в 1711 году. Ее возвела на престол лейб-кампания «за винную чарку», а манифест об объявлении Россией войны Швеции будто бы из-за того, что Иоанн Антонович сидел на русском троне, был «напечатан воровски французским послом» (маркизом Шетарди. — Н. П.).

   Детально разработанный план переворота отсутствовал: надлежало собрать, по одним известиям, 300, по другим — 500 человек, разделить их не то на два, не то на три отряда и двинуться одному из них во дворец, к государыне в спальню, взять ее под стражу и умертвить. Другой отряд должен был обезоружить лейб-кампанию, а если она окажет сопротивление, то всех их переколоть.

   Все это оказалось несбыточной мечтой. Когда же к «заговору» попытались привлечь лейб-гвардии каптенармуса Пирского, тот поспешил с доносом в Тайную канцелярию.

   Во времена Анны Иоанновны обвиняемые подверглись бы суровой каре — в лучшем случае им отрубили бы головы. При Елизавете, давшей обет не казнить никого из подданных, приговор, утвержденный ею 13 декабря 1742 года, после продолжительного следствия с применением пыток был, по меркам того времени, сносным: все трое были всенародно биты кнутом на Красной площади, Турчанинову вырезали язык и ноздри, а Квашнину и Снавыдову — ноздри, и всех отправили на каторгу в Сибирь.

   Саксонский посланник Пецольд сообщал еще об одном заговоре, существование которого источники отечественного происхождения не подтверждают. В депеше от 12 марта 1743 года он доносил в Дрезден: «Человек четырнадцать из лейб-кампании, недовольных тем, что им уже не оказывают более того почета и той внимательности, каким они прежде пользовались, составили план убить камергера Шувалова, тайного советника Лестока и обер-шталмейстера Куракина, как главных виновников своего несчастья, и снова возвесть на престол несчастного Иоанна Антоновича. Исполнение всего этого принял на себя один унтер-офицер лейб-кампании, которого до тех пор причисляли к тайным фаворитам императрицы, так как ему было удобнее других выполнить это в отношении личности самой императрицы; но, вероятно, сверх приведенных были еще другие причины к заговору, потому что кроме лейб-кампанцев в нем участвовали также тафельдекер, подносивший императрице вне обеда холодные блюда, и один камер-лакей. Когда некая госпожа Грюнштейн (супруга доверенного лица императрицы. — Н. П.), которую также хотели втянуть в заговор, донесла обо всем, то дело повели так, как всегда бывало в подобных случаях (например, при заговоре Турчанинова), то есть скрыли от публики, что речь шла о чем-то опасном, и выставили, будто те лица схвачены и арестованы за кое-какие шалости и домашние дела. Для этого их даже не сажали в крепость, а свезли в Летний дворец.

   Между тем не могу достаточно описать вам весь страх и ужас, распространившиеся с тех пор при дворе. Куракин несколько дней сряду не смел ночевать у себя дома; сама императрица распорядилась так, что часов до 5-ти не ложится спать, сидит с компанией, и потом спит днем, отчего со всяким днем все более и более растет беспорядок в делах и докладах». Сообщение Пецольда, содержащее множество подробностей, внушает доверие — у правительства действительно не было резона именовать намерение лейб-кампанцев заговором, оно попыталось выдать эпизод за их проказы.

   В тот самый день, 13 декабря 1742 года, когда императрица подписала приговор о наказании Турчанинова и его сообщников, она отправила указ Салтыкову с повелением Брауншвейгскую семью перевезти из Риги в Динамюнде. Указ не объяснял причин переселения, но не подлежит ни малейшему сомнению, что он был своего рода ответом на «заговор» Турчанинова. С этим заговором связан еще один указ, инициатором которого была императрица. Еще в октябре 1742 года она выразила недовольство Салтыкову в связи с дошедшими до нее слухами о его мягком обращении с заключенными: «Уведомились мы, что принцесса Анна вас бранит, також, что принц Иоанн, играючись с собакою, бьет ее в лоб, а как спросят: „Кому де, батюшка, лоб отсечешь?“, то он ответствует, что Василию Федоровичу (Салтыкову. — Н. П.), и буде то правда, то нам удивительно, что вы о том нам не доносите». Елизавета потребовала «о том смотреть, чтоб они вас в почтении имели и боялись вас».

   Информация оказалась ложной, Салтыков ответил, что ничего подобного не было, что принцесса и ее супруг относятся к нему с должным почтением и никаких «противностей» ему не чинят.

   В крепости Динамюнде, специально оборудованной для содержания заключенных, им довелось быть недолго. В июле 1743 года по столице разнесся слух о раскрытии нового заговора, к которому оказались причастными более влиятельные персоны, чем Турчанинов и его сообщники. 25 июля в три часа ночи генерал Ушаков, генерал-прокурор Сената князь Трубецкой и гвардии капитан Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, а к его матери был приставлен караул и опечатаны ее письма.

   Дело началось с того, что поручик кирасирского полка лифляндец Бергер, получив назначение в Соликамск начальником караула при сосланном туда графе Левенвольде, явился к Лестоку с важным сообщением. Этим доносом Бергер надеялся освободиться от назначения в глухую провинцию. Сообщение пришлось так кстати Лестоку, что он пообещал лифляндцу не только избавить его от новой службы, но и выдать вознаграждение.

   Бергер донес о просьбе подполковника Ивана Лопухина передать по поручению его матери статс-дамы Натальи Федоровны Лопухиной поклон ее бывшему любовнику Левенвольде, а также пожелание не отчаиваться и твердо надеяться на лучшие времена. Какие же выгоды собирался извлечь Лесток из этой информации?

   В его голове родился план крупной интриги, рассчитанной на то, чтобы свалить вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина или на худой конец хотя бы подорвать доверие к нему императрицы.

   Дело в том, что опытный дипломат и интриган Бестужев оказался в ссылке после ареста Бирона, которому он оказывал не в меру ретивую поддержку при назначении его регентом. После ссылки Остермана Елизавета оказалась без опытного руководителя внешнеполитического ведомства. По совету Лестока Бестужева вернули ко двору в прежней должности вице-канцлера. Лекарь рассчитывал, что обязанный ему Бестужев станет его марионеткой. Но Елизавета Петровна как в воду глядела, предупреждая француза, что тот протежирует Бестужева на свою голову. Действительно, вице-канцлер отверг союз с Францией, которого домогались Шетарди и Лесток, и остался убежденным сторонником традиционного союза с Австрией и сближения с Англией.
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Портрет графа И. Г. Лестока, лейб-медика Елизаветы Петровны. Гравюра Иоганна Давида Шлойена Старшего. Пер. пол. XVIII в.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Основную роль в дискредитации своего противника Лесток отводил подруге Лопухиной, графине Анне Гавриловне Бестужевой, супруге гофмаршала Михаила Петровича, родного брата вице-канцлера.

   Иван Лопухин в состоянии подпития разоткровенничался с Бергером, заявив ему: «Был я при дворе принцессы Анны камер-юнкером в ранге полковничьем, а теперь определен в подполковники и то не знаю куда». Виновницей своей неудачной карьеры Лопухин считал императрицу, незаконно занявшую трон: «Государыня ездит в Царское Село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собою непотребных людей… ей наследницею и быть было нельзя, потому что она незаконнорожденная». Чем дальше, тем больше раскалялся Лопухин.

   «Императрица держит в Риге под караулом Брауншвейгскую фамилию, того не ведая, что рижский караул готов поддержать ее против Елизаветы. Думаешь, не сладит с тремястами канальями? Прежний караул и крепче был, да сделали дело… Плохо под бабьим правительством», — заключил свой монолог Лопухин.

   Этих суждений было вполне достаточно, чтобы объявить печально знаменитое «слово и дело», но Бергер вытянул из подполковника еще одно признание.

   «Сам увидишь, что через несколько месяцев будет перемена. Недавно мой отец к матери писал, чтобы я не искал никакой милости у государыни. Мать перестала ко двору ездить, а я в последний раз был на маскараде».

   Бергер решил продолжить беседы с Лопухиным и привлек к провокационным разговорам еще одного собеседника — майора Фалькенберга, которого посвятил в тайну замысла.

   «А принцу Иоанну недолго быть свержену?» — спросил один из собеседников у Лопухина.

   Последовал утвердительный ответ: «Скоро будет».

   Бергер с Фалькенбергом поспешили с доносом к Лестоку. Лекарь немедленно известил обо всем императрицу. Как и следовало ожидать, ленивая и беспечная Елизавета на этот раз отреагировала немедленно. Она сочла угрозу для трона столь опасной, что отменила поездку в загородную резиденцию, велела назначить караулы на улицах столицы и усилить их во дворце, несколько ночей меняла покои для сна. 21 июля 1743 года последовал указ руководителю Тайной канцелярии генералу Ушакову, действительным тайным советникам Трубецкому и Лестоку немедленно арестовать Лопухина и допросить его о делах «против нас и государства».

   Указ был приведен в исполнение только 25 июля. Бергеру и Фалькенбергу было отпущено четыре дня, чтобы они попытались узнать у подполковника что-нибудь новое. Провокаторы снова пригласили Ивана в трактир, чтобы выведать у него сведения о сообщниках. Фалькенберг спросил, нет ли «кого побольше, к кому бы заранее забежать? Лопухин сначала пожал плечами, а затем заявил, что австрийский посланник Ботта, недавно выехавший из Петербурга, чтобы занять должность посла в Берлине при прусском дворе, „императору Иоанну верный слуга и доброжелатель“.

   Тревогу Елизаветы усилило сообщение от русского посла в Берлине графа Чернышева, донесшего в Петербург о том, что прусский король известил его о готовившемся под руководством Ботты перевороте и что Фридрих II в знак солидарности с русской императрицей отказался принять его в качестве австрийского посла. Король советовал в целях безопасности трона отправить Брауншвейгскую фамилию из Динамюнде во внутреннюю губернию России.

   Фридрих II слыл в Европе талантливым полководцем и не менее талантливым интриганом. Своей конфиденциальной информацией он, как говорится, стремился одним выстрелом убить двух зайцев: вбить клин в дружественные отношения России с Австрией, поссорить традиционных союзников и в то же время добиться благосклонности Елизаветы, рассчитывая, что она в знак признательности согласится заключить союз с Пруссией.

   Бергер и Фалькенберг состряпали дополнительный донос о причастности к заговору Ботты, после чего арестованный Иван Лопухин предстал перед грозными судьями. На первом же допросе он подтвердил все обвинения в своей адрес, изложенные доносчиками, за исключением одного — относительно Ботта он сказал: „Фалькенберг говорил: „Должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил“. — И я против того молвил, что может статься“. Однако после очных ставок он потащился и в этом: „В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта, и после его отъезда мать пересказывала мне слова Ботта, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне… Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасьею. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены: без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковники определен“.

   Таким образом, первый же допрос Ивана Лопухина вооружил следователей списком лиц, причастных к „заговору“. На следующий день императрица велела содержать под домашним арестом мать Ивана Лопухина Наталью Федоровну и отца Степана Васильевича.

   В дом Лопухиной для допроса отправилась комиссия. В отличие от слабовольного Ивана, Наталья Федоровна оказалась женщиной стойкой и рассудительной. Она подтвердила слова Ботта, что он „до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне, но сказала ему, чтоб они не заварили каши и в России беспокойств не делали и старался бы он об одном, чтоб принцессу с сыном освободили и отпустили к деверю ее“. В ответ на заявление Бергера о намерении возвести принцессу Анну она ничего не сказала, кроме объявленного выше.

   Допрошенная Анна Гавриловна Бестужева призналась только в том, что говорила: „Дай Бог, когда бы их (Брауншвейгское семейство. — Н. П.) в отечество отпустили“. Что касается Ботта, то она подтвердила слова Лопухиной о том, что он отказался раскрыть план освобождения заключенных из заточения и возведения Иоанна Антоновича на престол, заявив: „Вот захотели, чтоб я вам, русским, и о том рассказал“. Притом меня и выбранил».

   Приведенный в пыточную камеру, Иван ничего нового не сообщил. Подследственным устраивали очные ставки, тщательно изучали их переписку, Ивана дважды, а Наталью и Степана Лопухиных, а также Анну Бестужеву по одному разу поднимали на дыбу, но новых данных добыть не удалось. Как ни усердствовала комиссия, но желаемых показаний о практических мерах для свержения Елизаветы она не получила.

   18 августа последовал указ о составе Генерального суда, который, исходя из обычаев того времени, определил вину подследственных. Она явно не соответствовала результатам следствия. Обвиняемые, как написано в докладе следственной комиссии 18 августа и подтвержденном в Манифесте 29 августа «О злодейских умыслах разных преступников», «явились в важных не только против нашей персоны, но и в прочих, касающихся к бунту и измене делах, о чем в учрежденной нашей особой комиссии по следствии явно оказалось».

   Это была чистой воды ложь. Из следственного дела явствует, что никаких призывов к бунту и измене обвиняемые не совершали. Дело ограничилось досужими разговорами лиц, недовольных тем, что новое правление в той или иной форме ущемило их интересы. Но законодательство того времени руководствовалось правовыми нормами; не делающими различий между умыслом и его реализацией: за досужие разговоры, брюзжание, выражение недовольства, осуждение царствующей особы полагалось такое же наказание, как если бы речи и намерения были претворены в жизнь. Генеральный суд, состоявший из министров и придворных особ, приговорил всех обвиняемых к смерти: Степана Лопухина с женой и сыном и Анну Бестужеву, вырезав языки, колесовать, прочих менее значимых четырех лиц — четвертовать или отсечь им голову.

   Десять дней приговор лежал у императрицы «на подписи». Приговор Генерального суда Елизавета Петровна смягчила — всем обвиняемым была сохранена жизнь и назначалась ссылка, причем всем троим Лопухиным и Бестужевой ссылке предшествовало битье кнутом и вырезание языка.

   Через два дня после опубликования Манифеста у здания Двенадцати коллегий состоялась экзекуция. Один из палачей сорвал с Натальи Федоровны платье, а другой схватил жертву за руки и вскинул себе на спину, подставив ее тело под удары кнута. Затем палач сдавил Лопухиной горло так, что та была вынуждена высунуть язык, половины которого тотчас же лишилась. Когда очередь дошла до Анны Гавриловны Бестужевой, она успела передать палачу свой золотой крест, осыпанный бриллиантами. Вследствие этого удары были менее сильными и отрезан был лишь кончик языка.

   Английский посланник Э. Финч в донесении от 5 августа отмечал, что «заговор» скорее построен на «некоторых суждениях против правительства, из которых сделаны злостные выводы, чем на каком-либо действительном замысле против царицы». По мнению Финча, следственная комиссия сочла несолидным привлечение к суду «двух старых сварливых женщин и двух-трех молодых развратников и впутала в это дело маркиза Ботту, который был очень близко знаком с упомянутыми дамами». Общий вывод англичанина: «В заговоре больше интриги, чем действительности». С точки зрения здравого смысла и, быть может, английского уголовного права обвинение в заговоре представляется неубедительным, но приговор вполне соответствовал Уложению 1649 года и Уставу Воинскому 1716 года, которыми руководствовались судьи при определении виновности и меры наказания.

   Дело Лопухиной, возможно, не приобрело бы такого значения, если бы не позиция самой императрицы, которая часто принимала важнейшие решения, следуя собственным эмоциям. Красавица Наталья Федоровна, как и Елизавета Петровна, блистала на балах и маскарадах и не уступала императрице в умении танцевать. Рассказывают, что Лопухина, вопреки повелению императрицы, появилась при дворе в розовом платье и с розами в волосах. Право носить платье светлых тонов и особенно полюбившегося ей розового, как и пользоваться розами, присвоила себе императрица. Разгневанная на ослушницу Елизавета послала за ножницами, отрезала розы и нанесла ей несколько пощечин. Ненависть подогревалась еще и тем, что любовником Лопухиной был Левенвольде, причастный к организации слежки за цесаревной при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне.

   Понес наказание и маркиз Ботта, правда, после некоторых препирательств с русским двором. В Вене ни двор, ни королева Мария Терезия не допускали мысли о причастности посла к заговору. Однако императрица настаивала на том, что он достоин «наказания за предерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем». Ради сохранения союза Вена пошла на уступки, и Ботта стал жертвой этой уступки — его заточили в крепость.

   Не достиг цели организатор интриги Герман Лесток, добиться опалы вице-канцлера ему не удалось, напротив, после разоблачения Шетарди Бестужев настолько укрепил свое положение, что отнял у своей должности приставку «вице», став полноценным канцлером. Даже его брат, супруг осужденной Бестужевой, во время следствия оказавшийся в опале, был возвращен ко двору, и, по словам Финча, императрица намеревалась использовать его в качестве посла в Берлин или Гаагу.

   В том же 1743 году была предпринята еще одна попытка освободить трон от Елизаветы Петровны, на этот раз не для Иоанна Антоновича, а для племянника императрицы Петра Федоровича. Предпринял ее проигравшийся в карты пехотный подпоручик Иосиф Батурин в надежде на то, что новый император щедрыми пожалованиями выручит его из беды. Для реализации своего замысла Батурин намеревался привлечь не только военных, но и фабричных рабочих, которых собирался подвигнуть к бунту. С Петром Федоровичем организатор заговора познакомился при довольно странных обстоятельствах.

   Летом 1743 года Батурин уговорил егерей, сопровождавших великого князя на охоте в подмосковных лесах, попросить у него разрешения встретиться с ним. Петр Федорович согласие дал и однажды увидел человека, стоявшего на коленях перед ним и утверждавшего, что он, Батурин, признает его одного своим государем и готов выполнить любое его поручение. Наследник престола счел благоразумным пришпорить коня и умчаться подальше от греха.

   Неудача не обескуражила Батурина. Он вновь обратился к егерям с просьбой сообщить великому князю о готовности фабричных поднять бунт, в котором примут участие батальоны Преображенского полка и лейб-кампанцы. Недоставало самой малости — «знатной суммы» денег, которую подпоручик надеялся получить от Петра Федоровича. План Батурина был предельно прост — всех служителей дворца взять под стражу, фаворита Разумовского с его сторонниками перебить, а свергнутую Елизавету держать под караулом до тех пор, пока не будет коронован Петр Федорович. Если архиереи откажутся от коронации, то их всех надлежало изрубить.

   Батурин похвалялся перед сообщниками: «У меня уже собрано людей тысяч тридцать, да еще наготове тысяч с двадцать; будут нам помогать и большие люди: граф Бестужев, генерал Апраксин». Но и на этот раз великий князь отделался молчанием, никаких денег Батурин от него не получил. Тогда он решил добыть средства мошенническим путем. Назвавшись обер-кабинет-курьером, он отправился к купцу Ефиму Лукину и объявил ему, что прислан от великого князя с приказом взять у него пять тысяч рублей. Лукин, разумеется, требуемых денег не дал. Батурину ничего не оставалось, как снова отправиться к великому князю. На этот раз он написал латинскими буквами записку, в которой изложил план действий и сообщил, что у него пятьдесят тысяч сторонников.

   Батурин вместе с сообщниками оказался в Тайной канцелярии. Ему определили пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости, а подпоручика Тыртова и суконщика Кенжина, на долю которых выпало поднять фабричных на бунт, было велено отправить на поселение, в Сибирь.

   Эпизод, связанный с именем Батурина, еще с меньшим основанием, чем дело Лопухиной, можно назвать заговором. Эго скорее плод действий либо авантюриста, либо психически больного человека, смутно представлявшего, чем могла закончиться мистификация. Не приходится, однако, сомневаться, что эпизод оставил неприятный осадок у беспечной императрицы.

   Едва ли не самый значительный удар Брауншвейгской фамилии нанесло не дело Лопухиных, а Фридрих II — Елизавета Петровна хотя и недолюбливала прусского короля, но его совету вняла. 9 января 1744 года Салтыков получил именной указ: «Понеже мы намерены принцессу Анну с мужем и с детьми перевести в Оранненбурх, для чего велели подводы изготовить на Псков, Смоленск, Калугу, Туму и Скопин, и в оном Оранненбурхе крепостное и жилое строение уже исправляют…» Причин переезда указ не объявлял, как и умолчал о том, почему принцессу с ее детьми, ее сына Иоанна с мамками и его отца надлежало везти каждого в отдельной повозке.

   Указ означал ужесточение содержания заключенных. Женское любопытство императрицы заставило ее взяться за перо, чтобы запросить у Салтыкова, как отреагировали заключенные на этот указ: «Каковы они при том являлись: печальны ли или сердиты или довольны». Салтыков уведомил Елизавету, что они по объявлении указа, «вышед в другой покой, много плакали», но через четверть часа успокоились и покорно без «сердитого вида» расселись по своим повозкам.

   Караван из 150 повозок выехал из Динамюнде 31 января. Из-за не совсем оправившейся после родов принцессы двигались крайне медленно и прибыли в Ранненбург только 6 марта. Ужесточение режима выразилось в том, что семью, как и во время пути, содержали в трех отдельных покоях, к каждому из которых был приставлен отдельный караул.

   Пребывание ссыльной семьи в Ранненбурге было кратковременным. 27 июля 1744 года был получен указ перевезти ее из Ранненбурга в Архангельск, а оттуда на Соловки. В инструкции камергеру барону Корфу, которому поручалась перевозка, ссыльных надлежало везти в ночные часы. В пути и на месте ссылки их надо было содержать, «чтоб в потребной пище без излишества нужды не было», но «как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, как прежде было, но такой, чтоб человеку сыту быть».

   В жизни свергнутой фамилии появились два новшества, сильно огорчившие мать и отца императора. Первое из них относилось к судьбе фрейлины Юлии Менгден — ее навсегда отлучили от Анны Леопольдовны. Второе новшество еще более потрясло мать и отца — в Ранненбурге у них отняли сына, которого они уже никогда более не увидят. Инструкция майору Миллеру, которому велено сопровождать Иоанна Антоновича, предписывала: «Когда Корф вам отдаст младенца четырехлетного, то оного посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь для бережения и содержания оного, именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собою какого младенца, того никому не объявлять и иметь всегда коляску закрытую».

   Из Ранненбурга ссыльные выехали в конце августа, в Архангельск прибыли в октябре, когда Белое море сковали льды и переезд на Соловки стал невозможен. Местом ссылки определили Холмогоры, где ссыльных разместили в архиерейском доме, причем сына поселили отдельно от родителей.

   С наступлением летних месяцев появилась возможность переправить Брауншвейгскую фамилию на Соловки, но барон Корф убедил оставить ее в Холмогорах — отчасти потому, что архиерейский дом оказался более удобным для жилья, чем кельи Соловецкого монастыря, отчасти потому, что жизненные припасы в Холмогорах стоили дешевле, чем на Соловках.

   В Холмогорах Иоанн Антонович содержался до января 1756 года, когда был отправлен в Шлиссельбург, а «известную фамилию» оставили на прежнем месте. Об одиннадцатилетнем пребывании Иоанна Антоновича в Холмогорах сведения отсутствуют, а о жизни семьи историки располагают отрывочными сведениями. Известно, что 19 марта 1745 года Анна Леопольдовна родила сына Петра, а в марте 1746 года еще одного сына — Алексея и скончалась после родов. Известие о кончине бывшей правительницы стало достоянием императрицы.

   Трудно с точностью сказать о чувстве, охватившем императрицу в связи с полученным известием: с одной стороны, оно должно было вызвать вздох облегчения, поскольку в лучший мир отравилась законная правительница, ее соперница. С другой стороны, благочестие подвигнуло Елизавету выразить соболезнование вдовцу и повелеть доставить тело покойной в Петербург, чтобы торжественно предать его земле в Александро-Невской лавре. В послании к Антону Ульриху императрица писала: «…принцесса, ваша супруга, волею Божиею скончалась, о чем мы сожалеем», но ей неизвестны «потребные обстоятельства оного печального случая»; так как она уверена, что «ваша светлость неотлучно при том были, того для требуем от вашей светлости обстоятельного о том известия, какою болезнью принцесса, супруга ваша, скончалась, которое сами изволите, написав, прислать к нам». Под письмом подлинная подпись: «Елисавет».

   Монотонную жизнь арестантов нарушало отсутствие денег на закупку продовольствия: в долг архангельские купцы ничего не дают, и майор Миллер, стороживший заключенных, сокрушался по поводу того, что он оказался в должниках у поставщиков провизии и каждый день опасен тем, что они откажутся от ее поставки и «что в таком случае делать — не знаю».

   Особенно волновало стражей отсутствие для принца кофе, который подавался ему три раза в день, и без него он, «как ребенок без молока, жить не может». Сведений о том, как преодолевалась финансовые затруднения, тоже нет.

   Беззаботную, наполненную удовольствиями жизнь Елизаветы Петровны нарушил тобольский купец Иван Васильевич Зубарев. В его истории трудно, а подчас и невозможно отличить подлинные события от вымышленных, созданных его богатым воображением. Несомненно одно — перед нами мошенник и авантюрист, любитель острых ощущений и легкой наживы, бойкий и изворотливый человек, наделенный изрядной фантазией, — типичный проходимец, которых было немало не только в России, но и еще больше в странах Западной Европы. Дело Зубарева перешагнуло через границы России, имя его и Иоанна Антоновича привлекло внимание иностранной державы.

   Иван Зубарев, сын преуспевающего тобольского купца, стал известен в столице в 1751 году, когда при отъезде Елизаветы Петровны в Царское Село он изловчился подать ей доношение о найденной им в Исетской провинции руде, содержащей серебро. Правительство России в течение веков проявляло интерес к такого рода находкам, поэтому последовало распоряжение передать образцы руды на экспертизу сразу в несколько мест: в Академию наук, Монетную канцелярию и московскую контору Берг-коллегии. Результаты экспертизы вызывали к рудоискателю настороженное отношение. Лабораторные испытания, проведенные в Монетной канцелярии и в Берг-коллегии, не обнаружили в образцах ни грана серебра, в то время как академическая лаборатория сделала заключение о высоком содержании в руде драгоценного металла. Кабинет императрицы, по чьему заданию проводились пробы, потребовал от Академии объяснений, как такое могло случиться.

   Оказалось, экспертизу в академической лаборатории производил сам Михаил Васильевич Ломоносов. Обращаясь к своему покровителю Ивану Ивановичу Шувалову, Ломоносов, не скрывая досады, писал: «Хотя я в сем деле по совести чист, однако мне тяжелее быть не может, как ежели наша всемилостивейшая монархиня хотя подумает, что я в науке своей был неискренен». Вскоре выяснилось, что Зубарев, как и многие подобные ему рудоискатели, исхитрился подбросить в горшок, в котором плавилась руда, натуральное серебро. Он несколько раз оставался один в лаборатории, когда из нее отлучался Ломоносов.

   Власти обвинили жителя Тобольска «в затейном воровском умысле». Чтобы привлечь к себе внимание, Зубарев сказал «слово и дело» и оказался в Тайной розыскных дел канцелярии. Следствие выяснило, что жизнь 22-летнего рудоискателя насыщена многочисленными приключениями. В Сибири Зубарев подвизался и как искатель руд, и как купец, и как изобличитель преступлений по таможенным сборам на Ирбитской ярмарке и по питейным доходам в Тюмени. При разбирательстве его доносов в столице Сибири Тобольске его обвинения не подтвердились, но ему каким-то образом удалось убедить губернатора Сухарева выдать ему документ на право сыска руд в Исетской провинции. Здесь Зубарев взял несколько проб из так называемых Чудских копей, где в древности плавили серебро, и отправился с ними прямиком в Петербург.

   На первом же допросе он отказался давать показания следователю и потребовал аудиенции у самой императрицы. В аудиенции ему было отказано, его предупредили, что если он будет продолжать упорствовать, то подвергнется пытке. Сошлись на том, что Иван Васильевич будет давать показания самому руководителю Тайной канцелярии Александру Ивановичу Шувалову, сменившему Ушакова.

   Зубарев сообщил о том, что встречался с наследником престола, будущим Петром III. Аудиенция у великого князя состоялась в 1751 году, когда Зубарев познакомился с майором Федором Шарыгиным и при его посредничестве был допущен к Петру Федоровичу. Иван Васильевич обладал двумя качествами, присущими авантюристам высокого класса, — умением мистифицировать и втираться в доверие к собеседнику.

   Зубарев поведал о том, чего он, как выяснится позже, никогда не видел. Приведем пространную выдержку из его показаний с трогательной манерой описывать события с мельчайшими деталями, которые должны убедить слушателя в том, что они действительно имели место. «И потом пришед оный Шарыгин сверх после поддень, взял его, Зубарева, вверх (к наследнику. — Н. П.). И шел де он за оным Шарыгиным на большое крыльцо, где знамена лежат, и шли же по тому крыльцу прямо в покои, поворотя налево, вошли в другие покои ж; а из того покоя вышли в большое зало, где соизволил его императорское высочество быть, и как он, Зубарев, его императорское высочество увидел, весьма оторопел, однако ж его императорское высочество соизволил спросить его, Зубарева, что он за человек и которого города. И на то он, Зубарев, объявил, что он города Тобольска купец, Иван Зубарев, и приехал для объявления всемилостивейшей государыне серебреных руд и песчаного золота».

   В Тайной канцелярии решили проверить достоверность показаний Зубарева, но тот упредил события. Он, надо полагать, понимал, что проверка уличит его во лжи, за которую придется расплачиваться суровым наказанием, и сам явился в Тайную канцелярию с повинной. Майор Шарыгин подтвердил, что он никакого посредничества Зубареву не оказывал.

   Эго признание не избавило нашего героя от непосредственного знакомства с заплечных дел мастерами. Следователи решили докопаться до подлинных причин, подвигнувших его на фальсификацию руды и на вымысел об аудиенции у наследника. Зубарев показал, что на мошенничество с рудой его толкнуло желание закрепить за собой купленных на чужое имя крестьян. Он знал о существовании двух путей стать душевладельцем: либо пробиться в дворяне и приобрести законное право покупать крепостных, либо завести промышленное предприятие, к которому закон разрешал покупать крестьян.

   В 1754 году Тайная канцелярия передала Зубарева Сыскному приказу, откуда ему осенью того же года удалось бежать. Но летом следующего года Иван Васильевич снова привлек внимание Тайной канцелярии, но уже под фамилией Васильева. На него донесли, что он намерен пробраться из Польши в Россию, чтоб «скрасть» Иоанна Антоновича. В начале 1756 года Иван Васильев оказался в ведомстве политического сыска, где его встретили как старого знакомого. В его рассказе о своих похождениях с момента бегства мистификация и реальность переплетаются весьма причудливо.

   Авантюрист сообщил, что нанялся извозчиком к беглым купцам, вместе с товаром державшим путь в Кенигсберг. Там он встретил прусского офицера, обратившего внимание на богатырское телосложение Васильева. Офицер предложил ему поступить в армию прусского короля. Иван Васильевич упорно отказывался даже тогда, когда офицер пригласил его в трактир, угостил ужином и вином. На следующий день офицер в сопровождении солдат доставил упрямца в ротную съезжую, где заявил капитану, будто приведенный русский «нанялся идтить в жолнеры за девяноста рублев». Зубарев-Васильев, однако, от принесенного мундира и 90 рублей отказался. Капитан отвел его к полковнику, продолжавшему уговоры, и, когда убедился в их бесполезности, велел взять его под стражу и через пару часов доставил к фельдмаршалу Левольду.

   Повествуя о своем визите к фельдмаршалу, Зубарев опять взялся за старое и стал сообщать внушающие доверие подробности: «Оный фельдмаршал, лежа на канапе, через переводчика спрашивал, что подлинно ль де те из купцов». Спросил он и о причинах отказа стать наемником прусского короля. «И он, Зубарев, на то ответствовал, что де он намерен едать в Гданск, а изо Гданска в Малтию». После того как Зубарев не поддался на уговоры фельдмаршала, его отправили на гауптвахту, где какой-то офицер возобновил вербовку. «Ты будешь честной человек. Мы де тебя произведем. Я де тебя куплю у господина капитана, и для того поедем мы с тобою к королю». Гостеприимство офицера, его благожелательность так растрогали Зубарева, что он согласился стать наемником. Завербованного наемника доставили в Потсдам, где он был представлен полковнику Манштейну. Манштейн — реальная историческая личность. Он состоял адъютантом фельдмаршала Миниха и приобрел известность при лишении Бирона регентства. После ссылки Миниха Манштейн выехал из России якобы для лечения, назад не возвратился и с 1745 года пристроился у прусского короля адъютантом. В России поступок Манштейна сочли изменой, и военный суд приговорил его к смертной казни: «когда он будет пойман, то без всякой милости и процессу» его надлежало повесить. Россия потребовала от Фридриха II выдачи беглеца, но король и не думал расставаться с человеком, хорошо знакомым с секретами петербургского двора и состоянием русской армии.

   Согласно показаниям Зубарева, Манштейн вел с ним разговор в присутствии дяди свергнутого Иоанна Антоновича. Неведомо из каких соображений генерал-адъютант прусского короля счел, что Зубарев называл себя тобольским купцом ложно, в действительности же он не кто иной, как лейб-гвардии гренадер, участник переворота в пользу Елизаветы. Подстраиваясь под Манштейна, Зубарев показал, что он действительно гренадер и бежал из России по причине карточных долгов.

   Генерал-адъютант без дальних разговоров приступил к делу: с солдатской прямотой он предложил «послужить за отечество свое: съезди де ты в раскольнические слободы и уговори раскольников, чтоб они склонились к нам (пруссакам. — Н. П.) и чтоб быть на престоле Ивану Антоновичу». Манштейн далее посвятил Зубарева в секретный план освобождения свергнутого императора. Предполагалось, что в районе Архангельска отряд под командованием прусского капитана «скрадет» Иоанна Антоновича, а раскольники, чтобы отвлечь внимание русского правительства, должны были поднять бунт.

   Затем Манштейн устроил аудиенцию у прусского короля: «И как он (Зубарев. — Н. П.) вошел в покои, то король сидел в стуле, а показанный принц, который был всегда у Манштейна, да другой оного принца брат (а как его зовут, не знает) находились здесь же». Король будто бы произвел Зубарева в полковники и пожаловал полковничий мундир. Новоиспеченному полковнику Манштейн велел отправиться в Архангельск, подкупить там солдат и вручить Иоанну Антоновичу медаль с изображением брата Антона Ульриха. Это был пароль. «А как де Ивана Антоновича отец увидит эти медали, то де он уже и без письма узнает, от кого они присланы». Освобожденных предполагалось отправить на специально присланном в Архангельск корабле. На путевые расходы король пожаловал огромную по тем временам сумму — тысячу червонных.

   Манштейн определил маршрут движения Зубарева: сначала он должен навестить раскольников на Ветке (недалеко от Гомеля), чтобы убедить их в необходимости возвратить на престол Иоанна Антоновича, затем отправляется в Москву, где добывает фальшивый паспорт, и далее — в Холмогоры, где предъявляет медали и велит готовиться к побегу.

   Зубареву надлежало тщательно изучить покои, в коих содержалась Брауншвейгская фамилия. Караул было велено либо подкупить, либо напоить допьяна, на самый крайний случай — «разбить», то есть уничтожить. Ивану Васильевичу сообщили приметы капитана, возглавлявшего отряд, который похитит узников: «ростом невелик, толстенен, в лице бел, полон и щедровит; глаза серые, волосы свои светло-русые, немного рыжеватые, по-русски говорить умеет; жены тогда еще не имел, летами, например, лет в тридцать пять».

   С зашитыми в подошве медальонами и тысячей червонных Зубарев отправился выполнять задание прусского короля. В пути его якобы ограбили, так что у него остались лишь не обнаруженные разбойниками медальоны, которые он вынужден был продать. Зубарев соблазнил раскольников поднять бунт и оказывать помощь прусской армии, когда она откроет военные действия против России, обещаниями предоставить им свободу вероисповедания и право иметь своего епископа. Навещая поселения раскольников, он рассказывал тайну о своей аудиенции у короля всем, с кем ему довелось встречаться: монахам, настоятелям монастырей, раскольническим священникам, купцам, беглым солдатам и крестьянам. Затем эмиссар короля вернулся в Пруссию, чтобы отчитаться перед Манштейном. Генерал-адъютант велел Зубареву продолжать свою деятельность.

   Когда Иван Васильевич снова появился на Ветке, его вдруг одолело раскаяние и желание прибыть в Тайную канцелярию с повинной (возможно, версию о раскаянии он придумал, когда его арестовали за конокрадство). Сколь велика достоверность его показаний?

   Источники не дают оснований как полностью отклонить свидетельства Зубарева, так и принять их за достоверные. Вряд ли вербовка рядового наемника могла всерьез заинтересовать такого крупного военачальника, как фельдмаршал Левенвольде. Большие сомнения вызывает и изложенный Манштейном первому встречному план освобождения Иоанна Антоновича. Сомнителен рассказ об аудиенции у прусского короля и тем более история с назначением Зубарева полковником. Возникает также вопрос, почему Тайная розыскных дел канцелярия удовлетворилась рассказом Зубарева и не прибегла к пыткам, допросам свидетелей, чтобы отделить истину от выдумок, тем более что она сама в донесении императрице сомневалась в достоверности его показаний: «…понеже из оного того Зубарева показания открылось, что будто бы ему о бытности принца Иоанна и отца его Антона Ульриха в Холмогорах сказано в Пруссии, тако ж и будто б порученную ему комиссию с данными наставлениями от того двора усильно вручили и о взятии его неволен в таможнюю службу, что за вероятное почесть, а паче в том ему весьма поверить сумнительно». Из цитированного донесения следует, что А. И. Шувалова более всего интересовал вопрос об источниках информации Зубарева о месте заточения Иоанна Антоновича. «Необходимо надлежало бы его, Зубарева, яко изменника, наикрепчайшим образом то его показание утвердить и домогаться того, что не слыхал ли он здесь, в России, о пребывании означенной Брауншвейгской фамилии в Холмогорах от кого или же паче и не послан ли он отсюда от кого-либо в Пруссию». Эта выдержка дает основание отклонить версию о том, что Зубарев якобы являлся тайным агентом русского правительства и выполнял его задание — если бы он действовал по его поручению, то об этом в первую очередь была бы осведомлена Тайная канцелярия.

   Столь подробное описание эпизода с Зубаревым объясняется тем, что он вызвал три важных следствия, дающих основания считать, что императрица была склонна поверить если не всему сказанному тобольцем, то намерению прусского короля освободить Брауншвейгскую семью из заточения.

   Первая из трех принятых по сему случаю мер воплотилась в указе императрицы в конце января 1756 года начальнику караула в Холмогорах Вындомскому о переводе Иоанна Антоновича в другое место заточения. Вындомскому предписывалось «оставшихся узников (Антона Ульриха и его детей. — Н. П.) содержать по-прежнему еще строже, с прибавкою караула, чтоб не подать вида о вывозе арестанта». Все обставлялось такой тайной, что указ не называл даже нового места заточения — Шлиссельбург.

   Императрице, около десятка лет не интересовавшейся судьбой Иоанна Антоновича, совершенно неожиданно свергнутый император вновь напомнил о своем существовании. Если верить донесению нидерландского посланника Сваарта 16 октября 1757 года, то у нее были основания для волнения от полученного известия. «Императрица, — доносил посланник, — только и слушает Шувалова, ничего не видит и ни о чем знать не хочет; она продолжает свой роскошный образ жизни и буквально предала государство на разорение каждому; всякий, значит, крадет, делает несправедливости, сам управляется и захватывает паче и не послан ли он (Зубарев. — Н. П.) отсюда от кого-либо в Пруссию и не делано ль ему было какого здесь наставления».

   Вторым следствием зубаревского дела стало устройство западни для пруссаков, если те все-таки объявятся в Холмогорах. Из Архангельска от имени Зубарева было отправлено письмо Манштейну с извещением об успешном исполнении плана освобождения Иоанна Антоновича («успех к тому хороший сыскан»). Зубарев якобы находится в Архангельске и ждет прибытия туда капитана с командой. В Берлине на эту провокацию не отреагировали никак — то ли потому, что там не было никаких планов насчет свергнутого императора (и тогда весь рассказ Зубарева — выдумка), то ли просто проявили осторожность.

   Третье следствие зубаревского дела имело внешнеполитическое значение. Известно, что набожная Елизавета Петровна не питала нежных чувств к атеисту Фридриху II. Зубаревское дело превратило неприязнь в ненависть, сыгравшую свою роль в участии России в Семилетней войне против прусского короля.

   В Шлиссельбург Иоанна Антоновича доставили 30 марта 1756 года, то есть в возрасте 15 с половиной лет. О пребывании свергнутого императора в Холмогорах сведения отсутствуют, и историки не располагают данными, кто и в течение какого времени его обучал грамоте, каким образом он свободно изъяснялся по-русски, в том числе хорошо усвоил нецензурную лексику. Однако известно, что его велено было содержать в полной изоляции. Из донесений начальников караулов, стороживших во главе 45 солдат, нижних чинов и офицеров узника в Шлиссельбурге, регулярно отправляемых в Тайную канцелярию, известно, что он умел читать книги Священного Писания и в первые годы своего заточения в крепости умел внятно излагать свои мысли.

   Знал он и о том, что был не простым колодником, а свергнутым императором — об этом его известили родители, когда он пребывал в детском возрасте, и солдаты, охранявшие его в Холмогорах в годы отрочества. Иногда, рассердившись во время пререканий и ссор с офицерами, он называл себя принцем, императором и даже Богом, но те интерпретировали эти заявления как бред лишившегося разума человека и пытались внушить ему, что он просто колодник.

   Условия содержания Иоанна Антоновича убеждали солдат, что они охраняют не простого колодника — среди расходов на питание имеются записи на приобретение чая, кофе и даже иногда апельсинов, его обслуживал специальный повар, а за чистотой в покоях следил назначенный для этой цели солдат.

   За восьмилетнее пребывание в Шлиссельбурге с узником инкогнито встречались три государя: Елизавета Петровна, Петр III и Екатерина II, — причем только последняя лично поделилась своими впечатлениями о встрече с ним. О встрече Елизаветы Петровны, сгоравшей от любопытства, что из себя представлял претендент на трон, узнаем из депеши нидерландского посланника Сваарта от 16 октября 1757 года: «О несчастном семействе герцога Брауншвейгского я мог узнать только, что в начале прошлой зимы царя Ивана свезли в Шлиссельбург и там продержали до конца зимы; что его привезли сперва сюда и поместили в порядочном частном доме, принадлежащем вдове секретаря Тайной канцелярии, за городом, но очень от него близко, что его там содержали вместе с его гувернером очень строго, около четырех недель, под надзором офицера и нескольких гвардейских солдат; что ее величеству пришла раз фантазия велеть привезти его вечером очень секретно в старый Зимний дворец и что она полюбопытствовала посмотреть на него в то время, когда он сидел за столом, из тайного апартамента, переодетая мужчиной и в сопровождении лишь нынешнего фаворита своего Ивана Шувалова; что несколько дней спустя его отвезли в Шлиссельбург и что с ним послали несколько самого необходимого платья и белья».
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Иоанн Антонович в колыбели Гравюра Иоганна Христиана Леопольда. 1740 г.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Известный историк и издатель XVIII века Бюшинг сообщил о посещении Иоанна Антоновича Петром III в марте 1762 года: «Однажды рано утром он поехал в Шлиссельбург на ямских лошадях в сопровождении генерал-аншефа и генерал-полицмейстера барона Корфа, Александра Нарышкина, фон Унгерна и статского советника Волкова, и все это в такой тайне, что даже сам дядя императора, герцог Георг Людвиг Голштинский только за обедом узнал об отъезде императора. Выдавая себя за офицера, он взял с собою повеление от самого же себя шлиссельбургскому коменданту все ему показать и, войдя с своими спутниками в тот каземат, где содержался принц, нашел жилище его довольно сносным, хотя лишь скудно снабженным самою бедною мебелью. Одежда принца была также самою бедною, изорванная и притом совершенно чистая, так как принц вообще соблюдает чистоту насчет своего тела и одежды. Он был совершенно невежествен и говорил бессвязно. То утверждал, что он император Иван, то уверял; что этого императора нет больше на свете, а только его дух перешел в него. После первого вопроса: „Кто он такой?“ — принц отвечал: „Император Иван“, а потом на вопросы, как это ему пришло в голову, что он принц или император и откуда он про то узнал, отвечал, что знает от своих родителей и солдат. Продолжали расспрашивать, что он знает про своих родителей? Он уверял, что помнит их, но сильно жаловался на то, что императрица Елизавета постоянно очень худо содержала и их, и его, и рассказывал, что в бытность его еще при родителях последние около двух лет состояли под присмотром одного офицера, единственного, который был добр…»

   В манифесте, обнародованном 17 августа 1764 года, Екатерина II поделилась своими впечатлениями об Иоанне Антоновиче. Они нуждаются в корректировках, ибо изъявление сострадания было оглашено задним числом, после гибели принца. Она заявляла, что имела намерение облегчить участь узника: «Мы тогда же положили сего принца сами видеть, дабы, узнав его душевные свойства, и жизнь ему, по природным его качествам и по воспитанию, которое он до того времени имел, определить спокойную. Но с чувствительностию нашею увидела в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого. Все бывшие тогда с нами видели, сколько наше сердце сострадало жалостию человечеству. Все напоследок и то увидели, что нам не оставалось сему несчастно рожденному, а несчастнейше еще взросшему, иной учинить помощи, как оставить его в том же жилище, в котором мы его нашли затворенного, и дать всякое человеческое возможное удовольствие, что и дело самим немедленно учинить повелели, хота притом чувства его лучшего в том состоянии противу прежнего уже и не требовали, ибо он не знал ни людей, ни рассудка, не имел доброе отличить от худого».

   Итак, перед нами два свидетельства заинтересованных лиц о деградации личности Иоанна Антоновича, утрате им рассудка. В какой мере эти свидетельства соответствуют истине? Достоверность их можно проверить по систематически отправляемым рапортам караульного офицера Овцына Тайной канцелярии. Со второй половины года пребывания узника в Шлиссельбурге он стал отмечать ухудшение его здоровья. 5 января 1758 года, Овцын — Шувалову: хотя узник и не жалуется на здоровье, но «мне видится, оный арестант пред прежним в лице стал хуже». 5 мая 1758 года: «Арестант ныне опять мало ест и в лице стал быть похуже, а болезни никакой не объявляет». 16 июня: «Об арестанте доношу, он так же мало ест, как и прежде, а в лице стал быть похуже».

   Ухудшению физического состояния заключенного удивляться не приходится — жизнь в казарме, лишенной свежего воздуха, отсутствие движения медленно, но верно подрывали его здоровье. Но заключенный стал страдать душевным расстройством. Первое упоминание на этот счет имеется в рапорте от 29 мая 1759 года: «А хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался… Как я прежде доносил вашему высокографскому сиятельству, что каждый час раз по десяти говорит, что его портят шептанием, дутьем, пусканием изо рта огня и прочим тому подобным». Важным признаком помешательства караульные считали то, что узник называл себя принцем, императором и даже Богом. Впрочем, Овцын в донесении от 12 июня высказывал сомнение относительно душевного расстройства арестанта: «…и я не могу понять, в истину ль он в уме помешался или притворничает».

   Чем дальше, тем явственнее проявлялись признаки душевного расстройства. В конце июня Овцын доносил: арестант «во время обеда на всех взмахивает ложкою и руками, кривляет рот, глаза косит, так что от страху во весь стол сидеть невозможно». Дальше — больше: больной то кривлялся, то беспричинно смеялся, то вступал в драку с офицерами. Стражи, опасаясь, что больной может покончить с собой вилкой, ножом или стеклом, стали кормить его с рук, он почернел, постоянно сквернословит. Его держали по нескольку часов связанным, и конечно же, избивали.

   В рапорте от 25 сентября: «Нет того часу, чтоб он был спокоен». В донесениях 1760 года сообщается о наступившем спокойствии в поведении заключенного, сменяемом вспышками раздражения и гнева: «Арестант беспокойствовал, причем бранил прапорщика всяким образом, наплевал в лицо, замахивался бить».

   При Петре III строгости содержания арестанта ужесточились. В ордере Шувалова от 1 января 1762 года читаем: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетьми».

   Инструкция новому тюремному начальству, назначенному при Петре III, предусматривала те же строгости содержания, что и предшествующие инструкции: арестанта надлежало держать в строгой изоляции, не оставлять заключенного в одиночестве в ночные часы, в случае пожара в крепости выносить его накрытым епанчой, чтобы никто не мог разглядеть его лица.

   При Екатерине II секретнейшими делами ведал обер-камергер Никита Иванович Панин, в том числе и содержанием Иоанна Антоновича. Составленная им инструкция содержала пункт, отсутствовавший в предшествующих: «Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер, без именного за собственноручным ее императорского величества подписанием повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все это за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

   Впрочем, иногда в затуманенной болезнью голове Иоанна Антоновича наступало просветление, о чем свидетельствует история с присвоением ему монашеского сана. Он поддался уговорам, но протестовал против предложенного ему монашеского имени Гервасия и настаивал на том, чтобы его звали Феодосием.

   План пострижения в монахи свергнутого императора опрокинул Мирович. Подпоручику Смоленского пехотного полка Василию Яковлевичу Мировичу довелось отвечать за грехи своего деда, переяславского полковника Федора Мировича, переметнувшегося вместе с Мазепой к Карлу XII еще в 1708 году. Федор Михайлович после полтавской катастрофы шведского короля бежал в Польшу, оставив на Украине жену и двоих сыновей. Начались мытарства детей изменника, пока наконец они не оказались в Сибири. У одного из сыновей опального Мировича, Якова, родился сын Василий, вошедший в историю как организатор заговора с целью свержения с престола Екатерины, освобождения Иоанна Антоновича и возведения его на трон.

   Побудительные мотивы, которым руководствовался Василий Мирович, были далеки от идейных. За 24 года жизни он убедился в безысходности своего положения — на пути его карьеры стояли тени деда и отца. Дважды он подавал прошения Екатерине, чтобы ему или его жившим в нужде сестрам была возвращена хотя бы часть конфискованных у деда земель, но получал отказ. 19 апреля 1764 года Екатерина наложила резолюцию: «По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит Сенату отказать им».

   У озлобленного Мировича, погрязшего в карточных долгах, возникла дерзкая мысль достичь благополучия столь же рискованным, как и безнадежным способом — водрузить корону на слабоумную голову Иоанна Антоновича, который в знак признательности тут же, как он полагает, облагодетельствует своего освободителя щедрыми пожалованиями — «деньгами и вотчинами». На память заговорщику приходили события двухлетней давности, когда сама Екатерина с легкостью овладела троном, на который не имела ни малейших прав.

   Мысль совершить переворот осенила Мировича 1 апреля 1764 года. Осторожный и скрытный подпоручик после долгих колебаний решился посвятить в свою тайну поручика Великолукского пехотного полка Аполлона Ушакова, своего приятеля. Заговорщики составили план действий, решив реализовать его в дни, когда императрица выедет из Петербурга в Прибалтику.

   Неделю спустя после ее отъезда Мирович должен был напроситься караульным офицером в Шлиссельбург, к нему якобы в качестве курьера прибывает Ушаков и вручает манифест, зачитываемый перед строем солдат. Те покорно подчиняются воле командира, идут в казарму, где содержался узник, освобождают его и вместе с ним отправляются в Петербург, где на Выборгской стороне расположен артиллерийский лагерь. Там Иоанна Антоновича признают императором, присягают ему и привлекают на свою сторону весь гарнизон столицы.

   Случай внес в этот безрассудный план существенные коррективы, значительно сократившие и без того скудные шансы на успех. Ушаков, отправленный Военной коллегией в Казань, утонул в пути. Это, однако, не удержало Мировича от попытки совершить переворот. Привлечь кого-либо в сообщники вместо Ушакова он не рискнул, опасаясь доноса, и решил приводить план действия в одиночку.

   9 июля 1764 года Екатерина, находившаяся в Риге, получила извещение о трагедии в Шлиссельбурге, разыгравшейся 5 июля. События развивались в такой последовательности: во втором часу ночи Мирович поднял по тревоге прибывших с ним караульных солдат для охраны крепости, поставив их в ружье во фрунт, велел арестовать коменданта крепости, отправиться к казарме, где содержался узник, и открыть стрельбу по охранявшим ею караульным солдатам. Между ними завязалась перестрелка. Когда Мирович решил усилить огневую мощь и велел притащить шестифунтовую пушку, солдаты, охранявшие Иоанна Антоновича, прекратили сопротивление. Мирович ворвался в каземат и обнаружил там мертвое тело — офицеры выполнили инструкцию никому не выдавать узника живым.

   К офицерам Чекину и Власьеву, возглавлявшим караульную команду, Мирович обратился со словами упрека: «За что вы невинную кровь такого человека пролили?» Власьев и Чекин ему ответили: «Какой он человек, мы не знаем, только то знаем, что он арестант. А кто над ним что сделал, тот поступил по присяжной должности».

   Так трагически на 24-м году закончилась жизнь императора, томившегося в заточении с младенческого возраста. Он, словно тень, следовал за тремя государями, доставляя им немало хлопот. Насколько опасен был Иоанн Антонович царствовавшим государям, следует из того, что все они — Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II — стремились лично удовлетворить свое любопытство.

   Трагическая гибель Иоанна Антоновича сопровождалась неодинаковой реакцией главных действующих лиц: Мировича и императрицы. Екатерина II стремилась убедить население столицы, что все происшедшее, в том числе и казнь Мировича (суд приговорил его к колесованию, замененному Екатериной отсечением головы), нисколько не повлияли ни на ее самочувствие, ни на уверенность в прочности своего положения на троне. Лорд Букингем доносил: «Она (императрица. — Н. П.) ездила ночью по улицам Петербурга в открытых санях с очень маленькой свитой и, даже отправляясь в Сенат, имела только двух лакеев на запятках». Но, видимо, ее, утвердившую инструкцию об убийстве императора в случае попытки его освобождения, снедало чувство вины за его гибель. Поблекла и ее уверенность в добрых чувствах, питаемых к ней подданными. «Лица, — доносил лорд 28 сентября 1764 года, — которые очень часто видят императрицу, замечают, что она очень упала духом, и полагают, что она смотрит в настоящее время на несчастное событие, случившееся в Шлиссельбурге, гораздо серьезнее, нежели в первый момент по получении о том известия».

   Лорд Букингем сообщает о мужественном ожидании смерти Мировичем: «Он держит себя с мужественным благородством и твердостью… Ему известно, что его ждет позорная смерть, и он готов встретить ее мужественно и тем искупить содеянное им преступление. Он постоянно горюет об участи солдат и унтер-офицеров, которые были вовлечены в минутное заблуждение его безрассудством». Во время казни «Мирович держал себя так же, как и во время разбирательства его дела, то есть с величайшей покорностью судьбе».
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    Глава 6

    Первое десятилетие на троне
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Императрица была занята настолько собственной персоной и удовольствиями, что у нее не оставалось времени для исполнения своей главной обязанности — управления государством. Из первой главы нам известно, что ее готовили не в монархини, а в супруги монарха. В соответствии с этой целью ее, как мы видели, обучали языкам, танцам, верховой езде, светскому обхождению, то есть всему тому, что мог потребовать от нее придворный обиход. С этим запасом знаний и навыков Елизавета Петровна заняла трон крупнейшей в мире державы — она была лишена представления о том, что, водрузив на голову императорскую корону, она не только приобрела неограниченные права, но и возлагала на себя многотрудные обязанности.

   На деле оказалось, что она превзошла своих предшественниц — Екатерину I, императрицу Анну Иоанновну, не говоря уже о беспечной правительнице Анне Леопольдовне — как в пользовании удовольствиями, так и в легкомысленном отношении к обязанностям. Но, в отличие от них, она оставила о своем царствовании добрую память и у современников, и у потомков прежде всего тем, что положила конец немецкому засилью в управлении страной, что независимо от целей совершенного ею переворота содействовала развитию национального самосознания и достоинства. Это значение переворота отметила даже надпись под гравюрой немецкой книги «Замечательная история ее величества Елизаветы I», опубликованной в 1759 году: «Тираны моего царства, трепещите, ват ша власть закончилась! Я дочь Петра. Принцесса, прозрей, в Елизавете ты видишь императрицу России». Кроме того, она обладала рядом привлекательных свойств натуры.

   Характер Елизаветы Петровны представлял своего рода сплав черт натуры своей добродушной матушки и сурового родителя. От Екатерины I она унаследовала доброту, милосердие, сострадание, от отца — вспыльчивость, доходившую до неистовства, а иногда и до утраты контроля над своими поступками. Впрочем, она была лишена присущей родителю жестокости, лишь изредка ею проявляемой. От отца она унаследовала ум — все современники и даже критически настроенный к ней М. М. Щербатов высоко отзывались о ее способностях. Однако, в отличие от энергичного ума отца, жадно тянувшегося к знаниям и рационально ими пользовавшегося, ум дочери был ленивым, не тренировавшимся на исполнении серьезных забот, не обремененным желанием познать неведомое. Она прожила свой век с теми знаниями, которые приобрела в детские и юношеские годы, и, похоже, за всю жизнь не удосужилась прочесть ни одной книги. Француз Лафермиер отзывался о ней так: «Что касается до качеств ума, то ей тоже нельзя в них вполне отказать, но своего рода беспечность или умеренная леность, от которой в ее годы не излечиваются, препятствуют ей исполнять многие из обязанностей, неразлучных с ее высоким саном. Из великого искусства управлять народом она усвоила себе только два качества: умение держать себя с достоинством и скрытность».

   Как и отец, она была непоседой — с легкостью отправлялась в путь и расставалась с привычной обстановкой, переезжая из Петербурга в Петергоф, из Петергофа в Царское Село и обратно. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на «Журнал дежурного генерал-адъютанта» за май — июль 1745 года. В эти месяцы переезды императрицы ограничивались Петербургом и Петергофом. 26 мая она перед отъездом в Петергоф посетила Адмиралтейство, где присутствовала на спуске корабля и закладке нового. Пребывание в Петергофе ей чем-то не понравилось, и она в три часа дня отправилась в Петербург, откуда на третий день вновь возвратилась в Петергоф, а 9 июня «изволила шествовать в Санкт-Петербург» и т. д.
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Неизвестный художник Портрет графа Андрея Ивановича Остермана. Пер. пол. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Императрица охотно совершала и продолжительные путешествия: за двадцатилетнее царствование она четырежды навестила Москву, где пребывала по нескольку месяцев, а также Киев и Батурин, Звенигород и Тихвин, прибалтийские провинции. Однако эти поездки не преследовали деловых целей, не внушались стремлением внести живую струю в ленивую жизнь провинции, устранить обнаруженные непорядки в губернских и уездных органах власти или желанием познать жизнь подданных в глубинке. В путешествиях ее, скорее всего, привлекало само перемещение в пространстве, возможность изменить примелькавшуюся обстановку, ощутить свое величие в проводах и во встречах.

   От отца она унаследовала еще одно свойство натуры — простоту в обращении; как и отец, она охотно принимала приглашения на крестины, запросто общалась с лейб-кампанцами, не любила придворных церемоний. Правда, она не общалась с учеными, часами не беседовала в прокуренной комнате с корабельными мастерами или шкиперами либо лицами, располагавшими какими-либо полезными знаниями. Круг лиц, с которыми иногда общалась императрица, даже шокировал чопорных придворных. Посол Франции Далион как-то доносил в Версаль, что «недавно видели, как отправилась она в Петергоф, а в коляске у нее сидели женщины, про которых известно, что полтора года назад они мыли у нее полы во дворце».

   Наряду с важнейшей заслугой Елизаветы Петровны, выразившейся в изгнании стоявших у кормила власти немцев, надлежит отметить также отмену смертной казни. Она свято выполнила свой обет, данный перед отправлением в казармы Преображенского полка, и не подписала за все царствование ни одного смертного приговора. Более того, она оказалась способной проявить доброту и сострадание даже по отношению к личным врагам, доставившим ей немало неприятностей и обид. Императрица, например, узнав, что ее злейший враг Остерман, содержавшийся после переворота в Петропавловской крепости, переживал острый приступ подагры, направила к нему придворного доктора, о чем извещал свой двор Шетарди в депеше от 19 января 1742 года: «Болезнь Остермана, грозящая его жизни, вызвала чрезвычайную заботливость о нем царицы».

   Точно такую же заботу она проявила и о других ссыльных — Лестоке, заболевшем в ссылке в Устюге Великом, куда она тоже направила для оказания помощи доктора. В обоих случаях отличавшаяся крайней набожностью императрица руководствовалась, по всей вероятности, христианской заповедью. В 1745 году она велела отправить «для употребления известных особ» (Брауншвейгской фамилии. — Н. П.) три антала (110 литров) венгерского вина и две дюжины разных гданских водок.

   Таких добродетелей, как милосердие, сострадание, доброта, вполне доставало, чтобы высоко оценить достоинства частного лица, но их совершенно недостаточно для оценки государственного деятеля. Бесспорно, такие свойства натуры, как жестокость или доброта, расточительность или скупость, воинственность или кротость, деспотичность или снисходительность к порокам ближнего, влияли на поступки и действия государя или государыни, но не они в конечном счете оказывали решающее влияние на оценку их роли в истории.

   Из предшествующего текста нам уже доподлинно известно, что императрица избегала забот, требовавших затрат умственной энергии, напряжения физических или интеллектуальных способностей, считала обузой для себя вникать в дела управления, то есть вести себя так, как Петр Великий и Екатерина II. Тогда возникает естественный вопрос: кто правил страной при Елизавете Петровне?

   Ответить на него не представляет большого труда: при недостаточной или полной недееспособности государей и государынь у кормила правления могут находиться три силы, их подменявшие, — фавориты, временщики и бюрократия.

   Обратимся к первому десятилетию царствования Елизаветы Петровны. В ее фаворите Алексее Григорьевиче Разумовском невозможно обнаружить качества, свойственные государственному мужу. Заметим, что императрица при выборе фаворитов руководствовалась не их интеллектом, а привлекательной внешностью и физическими данными. Все фавориты, начиная с Бутурлина, были рослыми красавцами, и лишь один из них, Иван Иванович Шувалов, сочетал в своей персоне интересную внешность с образованностью и высокого уровня интеллектом.

   В течение 20 лет нелегкую «ношу» фаворита у любвеобильной императрицы нес бывший пастух, едва владевший грамотой, Алексей Григорьевич Разумовский. Карьеру фаворита Разумовский начал в 1731 году, когда Елизавета Петровна была еще цесаревной, а закончил ее в 1750 году, уступив свою «должность» без сцен ревности и скандалов 19-летнему И. И. Шувалову.

   Фаворитов и временщиков в ХVIII веке называли «случайными» людьми. К ним на полном на то основании относится родоначальник графов Разумовских, сын реестрового казака Григория Розума Алексей. Отец Алексея в селе Лепешки, где он проживал, пользовался недоброй репутацией, его порок состоял не столько в сварливом и неуживчивом характере, сколько в беспробудном пьянстве — он удосуживался проживать все, что добывала непосильным трудом его супруга, обремененная заботами, как утолить жажду к горилке супруга и накормить шестерых детей — трех сыновей (Данилу, Алексея и Кирилла) и трех дочерей (Агафью, Анну и Веру).

   Средний сын, Алексей, родился 17 марта 1709 года. Отец, пребывая в пьяном угаре, согласно молве, едва не зарубил Алексея топором за то, что тот тайком от него обучался грамоте у дьячка и пристрастился к чтению. Алексей вынужден был бежать из дома к приютившему его дьячку, у которого продолжал обучение письму и чтению и овладение нотной грамотой.

   Оказаться «в случае» помог Алексею его дивный голос. Он пел в церковном хоре, на него обратил внимание проезжавший в 1731 году через Лемешки полковник Федор Степанович Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, где он закупал вино для императрицы Анны Иоанновны.
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Портрет графа Алексея Григорьевича Разумовского. Гравюра неизвестного мастера с рисунка Соколовской. 1871 г.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Точное время, когда певчий Алексей Розум стал фаворитом цесаревны, не установлено. Ее фавориту Шубину в конце 1731 года за нелестные слова в адрес Анны Иоанновны вырезали язык, а затем сослали на Камчатку. Утрату любовника цесаревна, как упоминалось выше, сильно переживала, но затем обрела утешение в Алексее Розуме. Его внешние данные, а не голос подвигли Елизавету Петровну выпросить певчего к своему двору. Сначала она назначила Розума, вскоре ставшего Разумовским, управляющим своими имениями, а затем и всего двора в чине гофинтенданта.

   При малом дворе Разумовский стал влиятельным лицом. К «другу нелицемерному», как называла цесаревна фаворита, обращались с разного рода просьбами, материальные возможности позволяли ему оказывать помощь нуждавшейся семье и проявлять заботу об оставшемся в живых младшем брате Кирилле, побуждая его обучаться грамоте.

   Положение Алексея Разумовского коренным образом изменилось в ночь с 24 на 25 ноября, когда он стал фаворитом не терпевшей нужду цесаревны, вынужденной, чтобы не раздражать Анну Иоанновну, вести замкнутый образ жизни, а императрицы, распоряжавшейся всеми богатствами страны, чинами и званиями. Последовали одно за другим пожалования.

   Хотя Алексей Григорьевич и не принимал непосредственного участия в перевороте, вместе с Михаилом Илларионовичем Воронцовым и братьями Петром и Александром Ивановичами Шуваловыми был пожалован придворным чином действительного камергера, в день коронации Елизаветы Петровны, 25 апреля 1742 года, был возведен в обер-егермейстеры и пожалован орденом Святого Андрея Первозванного, а в июле того же года многочисленными вотчинами, расположенными как в окрестностях Москвы, так и на Украине.

   Сын вызвал в Москву мать, чтобы та воочию убедилась, каким почетом он пользуется и в каком блеске живет. Этот блеск, однако, оказался не по душе простой казачке Наталье Демьяновне: модные платья из дорогих тканей, модные прически, сложный придворный этикет, фижмы и румяна настолько ее тяготили, что она запросилась в Лемешки, пожелав вернуться к жизни простолюдинки.

   Чувство скованности, тоска по привычному укладу жизни одолевали не только мать, но иногда и сына. Тонкостям светского обхождения и придворного этикета его обучали опытные придворные, Григорий Николаевич Теплов и Василий Евдокимович Ададуров, будущий ректор Московского университета.

   Способностями государственного мужа Алексей Григорьевич не обладал. Надо отдать ему должное — он не переоценивал своих достоинств, не вмешивался в дела внутренней и особенно внешней политики, в которой был совершенно несведущ, отличался добротой и покладистым характером, доступностью и простотой в обращении. Ленивый, как и его возлюбленная, он вполне довольствовался ролью фаворита у любвеобильной императрицы, не был ревнив и спокойно относился к ее мимолетным связям. Саксонский резидент Пецольд в январе 1742 года отзывался о нем так: «Здесь ходят толки, будто отведенные ему (Разумовскому. — Н. П.) покои граничат непосредственно с опочивальней государыни. Разумовский родом поляк (Пецольд описался. — Н. П.) и хорош собою; так как он в бытность государыни принцессой занимал у нее должность управляющего, то никто и никогда не обращал на него внимания. Он не отличается ни знанием, ни опытностью, ни тонкостью в обращении, что в сущности весьма приятно некоторым лицам, желающим заслужить особые милости, ибо они могут быть, по-видимому, вполне спокойны, так как высочайшая благосклонность выпала на долю человека, совсем для них безвредного». Тот же резидент в 1747 году делился со своим двором запоздалой новостью: «Все уже давно предполагали, а я теперь знаю за достоверное, что императрица несколько лет тому назад вступила в брак с оберегермейстером». Согласно молве, венчание происходило в подмосковном селе Перове осенью 1742 года.

   Документ, подтверждающий существование брачных уз между Елизаветой Петровной и Алексеем Григорьевичем, отсутствует, молва опирается, как мы уже говорили, на косвенное свидетельство — щедрые пожертвования церкви, где будто бы происходило венчание императрицы и ее фаворита. Императрица одарила церковь богатыми ризами, церковной утварью, иконами и окладами к ним. Легенду записал в XIX веке Снегирев: «В возобновлении и украшении храма Воскресения участвовали императрица Елизавета Петровна и граф Алексей Григорьевич Разумовский, имевший к нему особенное благоволение. Предания старожилов к этому прибавляют, что на память благодарственного молебна… его глава по ее повелению увенчана императорскою короною, которая и доныне украшает купол. При ней в верхней церкви устроен великолепный иконостас с живописными образами, а нижний пол устлан чугунными плитами, лежавшими дотоле в Синодальном дворе».

   С тайным браком Елизаветы Петровны связана еще одна легенда, возникновение которой относится ко времени царствования Екатерины II (мы уже упоминали о ней в начале нашего повествования). Узнав о молве, Екатерина поручила канцлеру М. И. Воронцову подготовить проект указа о награждении Разумовского титулом его высочества, если он представит документы о его браке с императрицей. Воронцов отправился с проектом указа к А. Г. Разумовскому и показал его графу. Прочитав указ, Алексей Григорьевич будто бы отправился за документами, принес их, но Воронцову не вручил, а, поцеловав, бросил в горевший камин.

   Оба упоминания о браке, как видим, не подтверждаются внушающими доверие источниками, и мы подробно остановились на этих романтических эпизодах, чтобы читатель убедился, что они, скорее, относятся к мифам, а не к реальным событиям.

   Выше отмечалось отсутствие у Разумовского честолюбивых притязаний на власть или попыток оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику правительства. Тем не менее существовало несколько сфер правительственной деятельности, к которым он проявлял живейший интерес и использовал положение фаворита. К ним относится забота о благополучии не только своем, но и своих родственников. 16 мая 1744 года Алексей Григорьевич был возведен в графское достоинство. В грамоте ни слова не сказано, что он был сыном реестрового казака, что в детстве пас стадо, а говорится о том, что происходил он из знатной польской фамилии Рожинских, предки которых поселились в Малороссии. В графы были возведены члены многочисленного семейства Разумовских: мать, братья, сестры; племянницы были пристроены фрейлинами при дворе. Щедрые пожалования землей и крестьянами превратили Разумовского в одного из богатейших людей страны. Особую заботу Алексей Григорьевич проявлял о своем младшем брате, Кирилле. Сам Разумовский, как известно, образованностью не отличался, но ее вполне ценил и стремился вооружить знаниями Кирилла, справедливо полагая, что знания обеспечат ему карьеру. Пятнадцатилетнего брата, получившего домашнее образование, Алексей Григорьевич отправляет для учебы во Францию и в Германию.

   Покровительству брата Кирилл обязан назначением в 18-летнем возрасте президентом Академии наук: «в рассуждении усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства». В 22 года младший брат был избран гетманом Украины.

   В покоях фаворита постоянно толпились его соотечественники от старшин до рядовых казаков с какими-либо просьбами. Доброхот не отказывал каждому из них в помощи. Помимо удовлетворения личных просьб, можно привести несколько указов общего значения, нормы которых распространялись на всю Левобережную Украину. В их появлении просматривается влияние фаворита.

   К ним относятся два указа от 1742 года, ограничивавшие распространение крепостного права на Украине. В августе того же года появился указ, запрещавший «чинить притеснения населению от воинских команд и чиновников»: запрещалось занимать квартиры «самим собою», то есть без согласия владельцев, постояльцы обязывались расплачиваться с владельцами как за постой, так и за снабжение дровами. Указ распространялся только на Украину. Создается впечатление, будто в других регионах такого рода злоупотребления отсутствовали и постояльцы с охотой расплачивались за оказанные услуги.

   Судя по письму генеральной старшины (высшая центральная военная и гражданская администрация в Левобережной Украине, совет при гетмане) к А. Г. Разумовскому, отправленному в 1747 году, фавориту удалось исхлопотать еще род льгот для населения Украины; «при нынешней их скудности» отменены сборы пошлин на три года, а также ликвидированы конские заводы на ее территории и др.

   Перечисленные льготы не идут ни в какое сравнение с восстановлением на Украине гетманства при самом активном участии фаворита. Здесь ему, подвергавшемуся постоянным домогательствам старшины, довелось преодолевать немало трудностей, о чем свидетельствует хронология событий.

   Именной указ Сенату от 5 мая 1747 года мотивировал восстановление гетманства настойчивыми просьбами «тамошней старшины и обывателей» во время путешествия Елизаветы Петровны в Киев. Напомним, оно состоялось в 1744 году, то есть тремя годами раньше. Этот указ требовал от Сената «немедленно потребное рассуждение учинить», но прошло еще три года для реализации указа. Лишь 5 июня 1750 года население Украины было извещено о том, что «вольными голосами» гетманом избран 22-летний брат фаворита Кирилл Разумовский, действительный камергер и президент Академии наук.

   Можно назвать несколько причин столь затянувшегося на много лет избрания гетмана. Одна из них состояла в том, что императрица не желала нарушать своего обещания восстановить порядки, в том числе и правительственные учреждения, существовавшие «при батюшке». Но «батюшка» в 1722 году упразднил гетманство, и его восстановление противоречило воле Петра. Возможно также, что восстановлению гетманства препятствовала и часть вельмож, поскольку существование автономии противоречило принципу абсолютной монархии, властно требовавшему унифицированного управления на территории всей страны. По-видимому, Алексей Григорьевич не форсировал событий и ожидал времени, когда его младший брат достигнет более или менее зрелого возраста. Назначение 18-летнего юноши, ничего не смыслившего в науке, президентом Академии наук вряд ли вызвало восторг ученых. Назначение (выборы носили формальный характер) юного Кирилла Разумовского гетманом тоже не могло вызвать восторга старшин, часть которых претендовала на этот престижный и доходный пост, тем более что указом 24 июня 1750 года должность гетмана «при всех торжествах и публичных церемониях» приравнивалась к чину генерал-фельдмаршала.

   3 марта 1751 года в Петербурге состоялась торжественная церемония отъезда гетмана. Разумовский принес присягу, получил из рук императрицы булаву, а затем отправился в путь на 200 подводах в свою резиденцию в Глухов. Из Москвы он выехал 18 июня, как сообщали «Петербургские ведомости», «в провожании всех знатнейших чинов и многого знатного дворянства», причем некоторые провожали его до Пахры, 21 июня прибыл в Тулу «и от знатнейших тамошнего города благополучным приездом поздравлен и богато трактован».

   В Глухове, как и ожидалось, гетману была организована торжественная встреча: генеральная старшина, генеральный есаул, духовные иерархи, построенные шпалерами полки, музыка, пушечная пальба, колокольный звон придавали приезду Разумовского небывалую праздничность.

   На плечах Алексея Разумовского лежала еще одна забота — «председательствовать» перед императрицей об оказании личных услуг близким ему людям: пожаловании чинами, «деревнишками», назначении на более престижную должность. Даже такой независимый вельможа, как М. И. Воронцов, не любивший склонять голову и гнуть спину, обратился к фавориту с унизительной просьбой, свидетельствующей о влиянии его на императрицу: «Убей Бог душу мою, — обращался с письмом Воронцов к Разумовскому в феврале 1744 года, — ежели бы не сущая моя крайняя бедность и нищета меня принуждает, никогда бы не дерзнул не токмо ее императорское величество, но ниже бы ваше сиятельство прошением моим потрудить». Автор письма жалуется на то, что погряз в долгах: продал полученную в наследство деревню за пять тысяч рублей, «почта все пожитки под залогом», и просит о пожаловании деревнями.

   Из изложенного следует, что сфера влияния Разумовского была неограниченной. Саксонский посланник Пецольд доносил в апреле 1747 года, когда это влияние достигло пика: «Влияние старшего Разумовского на государыню до того усилилось после брака их, что хотя он прямо и не вмешивается в государственные дела, к которым не имеет ни влечения, ни талантов, однако каждый может быть уверен в достижении того, что хочет, лишь бы Разумовский замолвил слово». С наблюдением Пецольда можно согласиться только в том случае, если влияние фаворита распространить не на внутреннюю политику всей России, а на Украину.

   В отличие от ленивого и податливого фаворита, Алексея Петровича Бестужева-Рюмина природа наделила необыкновенным трудолюбием и твердостью в убеждениях. Выше мы приводили весьма критические отзывы о нем двух французов, непримиримых его противников — маркиза Шетарди и Лестока. Отзывы далеки от справедливой оценки личности Бестужева, в чем они должны были убедиться и сами, ибо оба стали его жертвами. Образованный, вооруженный знаниями о внешнеполитических устремлениях европейских дворов и умением плести интриги, Бестужев был незаменим в качестве руководителя внешнеполитического ведомства. Правда, формально обязанности канцлера поначалу выполнял князь А. М. Черкасский, недалекий человек, умевший глубокомысленно молчать, когда надлежало высказать свое мнение. Его способности одинаково низко оценивали как иностранные министры, так и соотечественники.

   Фактическим руководителем внешнеполитического ведомства и при ленивом и бездольном Черкасском, и после его внезапной смерти в 1742 году был вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Его честолюбивые чаяния не выходили за пределы руководства внешней политикой, где он был полновластным хозяином свыше 15 лет. О силе его влияния на внешнеполитический курс России свидетельствует тот факт, что императрица в первые годы царствования симпатизировала Франции, которую при дворе представляли два ее любимца, Лесток и Шетарди, в то время как Бестужев настаивал на поддержании традиционного союза с Австрией и привлечении к нему Англии. Императрица терпела противодействие Бестужева своим убеждениям как потому, что не находила ему замены, так и потому, что он своим трудолюбием освобождал ее от дел, требующих напряженного труда, чтобы вникнуть в их суть и принять соответствующее решение. Только скандальное дело Шетарди освободило императрицу от иллюзии о доброжелательном отношении Франции к России и убедит в правоте вице-канцлера.
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Неизвестный художник Портрет Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Втор. пол. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Жизненный путь Бестужева был тернист и для того времени исключителен. Он родился в мае 1693 года и на шестнадцатом году жизни был отправлен Петром I в Копенгаген для обучения в шляхетской академии и затем в Берлин, где проявил недюжинные способности в изучении языков и в девятнадцатилетнем возрасте определен дворянином в посольство знаменитого дипломата петровского времени Бориса Ивановича Куракина. В посольстве на него обратил внимание Ганноверский курфюрст Георг-Людовик. С разрешения царя Бестужев поступил к нему на службу в качестве камер-юнкера. После смерти английской королевы Георг-Людовик вступил на престол под именем Георга I и отправил Бестужева в чине министра в Петербург с извещением о состоявшемся событии.

   В Англии Бестужев пробыл около четырех лет; там же он обнаружил склонность к интриге — в расчете на будущие милости он отправил верноподданническое письмо царевичу Алексею, но тот во время следствия умолчал об этом, чем спас его от неминуемой опалы.

   Вернувшегося в Россию в 1717 году Бестужева Петр назначил обер-камер-юнкером к вдовствующей герцогине Курляндской Анне Иоанновне, а в 1721 году — министром-резидентом при дворе датского короля. С этого времени Алексей Петрович использует все средства, чтобы привлечь к себе внимание Петра Великого, — в декабре 1721 года он устроил в Копенгагене роскошное празднование по поводу заключения Ништадтского мира, а в 1724 году добился от Дании признания за Петром императорского титула, что было высоко оценено царем: во время коронации Екатерины в 1724 году Бестужев был пожалован камергером.

   В царствование Анны Иоанновны Алексей Петрович занимал дипломатические должности в Гамбурге, Пруссии, Нижнем Саксонском округе. Пика в своей карьере Бестужев достиг в 1740 году, когда 18 августа, за пару месяцев до кончины Анны Иоанновны, по представлению Бирона был назначен кабинет-министром. Этим назначением Бирон, считая Бестужева своим преданным слугой, пытался создать в Кабинете министров противовес Остерману и не ошибся — Алексей Петрович, как было сказано выше, проявил ловкость и расторопность в назначении своего покровителя регентом.

   Падение Бирона сопровождалось опалой Бестужева: следственная комиссия в январе 1741 года приговорила его к четвертованию, замененному Анной Леопольдовной ссылкой, лишением поместий и кавалерии. Опала оказалась кратковременной — уже в октябре он неожиданно для многих вельмож появился при дворе, ощущавшем острую нужду в опытных дипломатах.

   При Елизавете Петровне потребность в услугах Бестужева возросла еще более — вице-канцлер М. Г. Головкин вместе с немецкой камарильей оказался в опале, и Бестужев в это время был единственным дипломатом, способным выполнять обязанности вице-канцлера и освободить не отличавшуюся трудолюбием императрицу от необходимости вникать в тонкую сеть дипломатических интриг европейских дворов.

   Сохранившиеся отзывы современников о Бестужеве изображают его человеком неординарным, обладавшим множеством как привлекательных, так и вызывающих неприязнь способностей: умом, трудолюбием, настойчивостью при достижении поставленной цели, умением постоять за себя в обстановке небывало распространенных дворцовых интриг, хамством. Вызывает уважение такая черта, как умение практически в одиночестве противостоять сонмищу противников и в этом противостоянии добиваться успехов. Естественно, облик Алексея Петровича должен быть многоликим, ибо только сочетание привлекательных черт натуры с коварством и беспощадностью давало ему возможность так долго руководить внешней политикой России.

   Недолюбливавшая Бестужева Екатерина II характеризовала его так: «…его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый по своим убеждениям, довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный». В другом месте своих «Записок» Екатерина пополнила перечень неприятных черт характера Бестужева, отметив его умение руководствоваться, как она писала, отвратительным правилом — «разделять, чтобы повелевать. Ему отлично удавалось смущать все умы, никогда не было меньшего согласия и в городе, и при дворе, как во время его министерства». Неприязненный осадок оставил Бестужев и у Е. Р. Дашковой, встречавшейся с ним единственный раз: «Я видела его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица…»

   М. М. Щербатов в памфлете отказался от описания внешности Бестужева и поделился своими наблюдениями о его интеллекте и нравственности: «Граф Алексей Петрович Бестужев, бывший при императрице Анне кабинет-министром и добрым приятелем Бирону, за которого он и в ссылку был сослан, человек умный, чрез долгую привычку искусный в политических делах, любитель государственной пользы, но пронырлив, зол и мстителен, сластолюбив, роскошен и собственно имеющий страсть к пьянству». Заметим, М. М. Щербатов был единственным современником, обнаружившим в Бестужеве «страсть к пьянству», — ни один из иностранных дипломатов, по долгу службы часто общавшихся с ним, не заметил у канцлера этого порока.

   Много новых штрихов в портрет Бестужева внес Станислав Понятовский, секретарь английского посла Уильямса. У него установились интимные отношения с супругой Петра Федоровича Екатериной Алексеевной, и, как ни старалась великая княгиня держать их втайне, они стали известны двору и императрице Елизавете. Было решено прервать компрометирующую малый двор связь высылкой любовника из России — акцией, совершенной не без участия Бестужева. Совершенно очевидно, что к виновнику прекращения любовных утех Станислав Понятовский не мог питать теплых чувств и изобразился ей «страшилищем». «Пока он не оживлялся, он не умел сказать четырех слов подряд и казался заикающимся. Коль скоро разговор его интересовал, он находил и слова, и фразы, хотя очень неправильные, но полные силы и огня, которые извлекал ртом, снабженным четырьмя обломками зубов, и которые сопровождались сверкающим взглядом его маленьких глаз. Выступавшие у него багровые пятна на синеватом лице придавали ему еще более страшный вид, когда он приходил в гнев, что случалось с ним часто, а когда он смеялся, то был смех сатаны. Он понимал отлично по-французски, но предпочитал говорить по-немецки с иностранцами, которые владели этим языком… Как во всем, он был настойчив в том, чего хотел. Он всю свою жизнь был приверженцем Австрии, до ярости отъявленным врагом Пруссии. Вследствие этого он отказался от миллионов, которые ему предлагал прусский король».

   Как видим, отзывы современников разноречивы — одни пытались проникнуть во внутренний мир Бестужева, описать непростые черты его характера, другие сосредоточивали внимание на его внешности. Но все современники отмечали у канцлера наличие незаурядных способностей государственного деятеля, его беспощадность к своим противникам. А противников у него было немало, и приходится удивляться, как ему удавалось наносить им нокаутирующие удары, умея держать и ответные.

   Современники справедливо отмечали наличие у Алексея Петровича тяжелого и неуживчивого характера: он был высокомерен, груб, властен, неуживчив и умел с легкостью необыкновенной добывать себе врагов. Он находился в крайне натянутых отношениях не только со многими вельможами, но и с ближайшими родственниками, например с сестрой, из-за того, что она вышла замуж за избранника, оказавшегося ему не по вкусу. Его старший брат Михаил, будучи послом России в Пруссии, писал Петру Ивановичу Шувалову с просьбой, чтобы тот умерил властный характер Алексея: «…дабы он беспристрастно и совместно рефлектовал и подумал бы, как в здешних краях о таком гонении к сестре родной толковать станут». Михаил Петрович просил корреспондента убедить брата считаться с волей сестры: «… она сама собою живет и за кого хочет, за того замуж идет… она задумала лучше замуж, нежели блядовать…» Алексей Петрович никак не мог согласиться, что супругом сестры стал курляндец.

   Алексей Петрович был не в ладах и с Михаилом, слывшим среди современником более одаренным человеком. Гофмаршал М. П. Бестужев мог сделать блестящую карьеру, но этому помешали некоторые обстоятельства. Первое было связано с делом Лопухиной, к которому была причастна его супруга, урожденная графиня Анна Гавриловна Головкина, во время следствия подвергшаяся жестокому розыску, то есть пытке. Анна Гавриловна была сослана в Сибирь, а Михаил Петрович оказался на положении вдовца.

   Судя по письму Михаила Петровича к М. И. Воронцову, отправленному в июне 1743 года, при заключении брака с дочерью влиятельного в годы царствования Петра I и Анны Иоанновны вельможи он руководствовался не чувствами, а корыстными соображениями — желанием получить богатое приданое. В письме он жаловался на свою «горькую судьбу» и заявил, что если бы он знал, что его будущая супруга участвует в заговоре против императрицы, то никогда на ней не женился бы, и клялся, что и после женитьбы не был осведомлен об интригах супруги.

   В другом письме к тому же Воронцову Михаил Петрович вновь отрекался от супруги: «Я наипаче по двух только месяцах моего супружества, а столько невинностей за нее претерпевал».

   Так называемый «заговор» Лопухиной, как выше было сказано, был инспирирован извне и преследовал цель отлучить братьев от двора, лишить Алексея Петровича должности вице-канцлера, но его инициаторы довольствовались малым: Михаил Петрович был отправлен за границу на дипломатическую службу, а Алексей Петрович сохранил за собой должность вице-канцлера.

   Быть может, со временем это событие было бы предано забвению, но Михаил Петрович напомнил о себе своим непослушанием. Будучи послом в Дрездене, он влюбился во вдову Гаугвиц, решил на ней жениться, но закон запрещал вступать в брак при живой супруге. Михаил Петрович обратился к брату с просьбой исходатайствовать у императрицы разрешение на женитьбу. Братец поступил нелучшим образом — вместо ходатайства он дал отрицательное заключение на просьбу Михаила, причем побудительным мотивом поступка была корысть: Алексей Петрович рассчитывал стать наследником имущества брата, если тот умрет вдовцом.

   Не дождавшись в течение двух лет ответа на свое прошение, Михаил Петрович в 1749 году женился на вдове. Законность брачных уз в Петербурге не признали, супруга Михаила Петровича подверглась остракизму — ее не принял двор не только столицы России, но и стран, где он был послом.

   Можно представить, сколь глубокую рану нанес родной брат Михаилу Петровичу, когда ему стало известно о коварном поступке Алексея. Натянутые и без того отношения переросли во враждебные. Михаилу Петровичу ничего не оставалось, как искать поддержку в лагере, противном канцлеру, — подружиться со злейшим его врагом М. И. Воронцовым, которого он называл «милостивым патроном и истинным другом».

   Алексей Петрович, видимо, осознал, что в лице брата он потерял одну из двух своих опор с борьбе с противниками и теперь мог рассчитывать только на поддержку Степана Федоровича Апраксина. Канцлер А. П. Бестужев в 1754 году обратился к брату с письменным предложением восстановить родственные отношения. В письме он не преминул сообщить, что получил от императрицы пожалование в 50 тысяч рублей, чем подчеркивал доверие и благосклонность ее к себе и стремление помириться. Алексей Петрович писал, что враги их готовы «как одного, так и другого, буде можно, в ложке воды утопить», что они «нам обоим ненавистники». Младший брат упрекнул старшего в том, что он не пользуется его услугами — «вы ко мне, как брату, так сказать, ни с чем и ни о чем не адресуетесь», тем более что он не какой-нибудь камер-юнкер, а канцлер. Заключил Алексей Петрович свое письмо фразой: «Истинные наши обоих друзья о том сожалеют, а напротив того, другие тому радуются». Однако оскорбленный брат не пожелал пойти на мировую и скончался в 1760 году врагом канцлера и союзником его противников.

   Отношения между братьями, как видим, обнаруживают обоюдную готовность близких родственников ради корысти и карьеры совершать далеко не благородные поступки.

   Среди могущественных противников канцлера находились два самых опасных — французы Шетарди и Лесток, сила и влияние которых опирались на доверительное отношение к ним императрицы, на их участие в возведении ее на престол. В своем месте было рассказано о ловкой и беспощадной расправе Бестужева с самым умным и предприимчивым из них — маркизом Шетарди. Через четыре года пришел черед и для Лестока.

   В отличие от образованного и вдумчивого Шетарди, Лесток отличался легкомыслием, сочетавшимся с остроумием, — он часами мог болтать о всякой всячине с Елизаветой Петровной, чем доставлял ей несравненно больше удовольствия, чем докучливые министры, пристававшие к ней с делами.

   В 1747 году прусского посла в Петербурге сменил Финкенштейн, которому король повелел сделать «все, что находится в человеческой возможности», чтобы убрать Бестужева с должности канцлера. Убедившись в невозможности подкупить Бестужева, к тому времени получавшего пенсион от Австрии, Финкенштейн решил достичь цели, пользуясь ранее оказываемыми услугами Михаила Илларионовича Воронцова.

   По настоянию Бестужева Воронцов в 1744 году получил должность вице-канцлера. Бестужев полагал, что этими хлопотами укрепит свое положение при дворе — в лице Воронцова обретет верного союзника, но ошибся. Поначалу Воронцов поддерживал канцлера, оказал услугу в разоблачении Шетарди, но потом не устоял от соблазна за мзду оказывать услуги его злейшему врагу — Фридриху II. Сначала Воронцову король подарил драгоценный перстень и свой осыпанный бриллиантами портрет, в следующем году исхлопотал ему титул графа Священной Римской империи, а в 1744 году отправил повеление своему послу Мардефельду предложить Воронцову 50 тысяч рублей и ежегодный пенсион.

   Михаил Илларионович не смог противостоять соблазну, поддался подкупу и, следовательно, из единомышленника канцлера превратился в его противника. Свою лепту в изменение позиции Воронцова внесли и его честолюбивые замыслы: ему было хорошо известно, что он пользуется неизмеримо большим доверием императрицы, чем Бестужев. Враги канцлера со всех сторон жужжали в уши Воронцова, что он, а не Бестужев должен занимать кресло канцлера. Воронцов тоже считал унизительным для себя плестись в фарватере Бестужева, которому он должен был подчиняться по службе.

   Занять кресло канцлера Воронцов мог только в том случае, если будет придерживаться внешнеполитического курса, отличного от курса Бестужева, и перейдет в стан его противников. Воронцов так и сделал — поступившись честью, он примкнул к «партии» Шуваловых, считавших более выгодным для России союз не с Австрией и Англией, а с Францией и Пруссией.

   Надежды Воронцова стать канцлером оказались эфемерными — желаемой должности ему довелось ожидать без малого четырнадцать лет, но положение Алексея Петровича он усложнил, ибо Бестужеву вновь пришлось бороться против своих врагов в одиночестве.

   Воронцов привлек в сообщники генерал-прокурора Сената Никиту Юрьевича Трубецкого, «наинепримирительнейшего графа Бестужева неприятеля». У них созрел план физического уничтожения Бестужева, о котором тому стало известно из перлюстрированной переписки, о чем он не преминул сообщить Елизавете Петровне. Императрица убедилась, что угроза личной безопасности существует не только для Бестужева, но и для нее. План императрицы состоял в том, чтобы сначала взять под стражу секретаря Лестока, его племянника капитана Шапизо, с тем чтобы угрозами добиться от него подтверждения преступных намерений Лестока и его сообщников, в том числе и намерения восстановить на троне Иоанна Антоновича. Показания Шапизо вместе с кучей перлюстрированных писем Финкенштейна привели Елизавету Петровну в такую ярость, что она велела расправиться с ним круче, чем с Шетарди, — сослать в Сибирь. Елизавете разъяснили, что Шетарди выступал в роли частного лица, а Финкенштейн являлся послом и пользовался дипломатической неприкосновенностью.

   За умевшим всем нравиться Лестоком, не скупившимся на обещания, числилось еще одно преступление, впрочем, в XVIII веке не считавшееся тяжким, — получение пенсионов и единовременных пособий от иностранных дворов. Подкуп вельмож считался делом настолько обычным, что о нем знали все. Наглость, чрезмерная алчность и легкомыслие Лестока привели к тому, что он исхитрился одновременно получать мзду от трех дворов: французского, английского и прусского. Все эти дворы зря раскошеливались, ибо после дела Шетарди кредит доверия его приятелю настолько пал, что он практически никому из своих благодетелей не мог оказать помощь.

   Сколь низким было доверие к Лестоку, явствует из его разговора с императрицей, во время которого он всячески расхваливал М. И. Воронцова. Выслушав комплименты, Елизавета ответила: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвала такого негодяя, как ты, может только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой мыслей».

   Когда Шапизо подтвердил наличие «особливой дружбы между Лестоком и Мардефельдом», а затем и сменившим его Финкенштейном, что Лесток говаривал о Бестужеве как «недруг о недруге говорить может», и назвал единомышленников Лестока, ненавидевших Бестужева, Елизавета Петровна 13 ноября 1748 года подписала указ: «Графа Лестока по многим и важным его подозрениям арестовать и содержать его и жену его порознь в доме под караулом», повелев при этом никого из слуг не выпускать из дому, а имущество все опечатать.

   Руководство следствием Елизавета Петровна, как и ее предшественница Анна Иоанновна и преемница Екатерина II, взяла в свои руки: она внесла дополнения в допросные пункты, предъявленные Лестоку, и из-за кулис наблюдала за допросом.

   На допросе Лесток отрицал все выдвинутые против него обвинения: о нарушении запрета частных свиданий с иностранными дипломатами после дела Шетарди он отговаривался незнанием такого распоряжения, частые визиты к Финкенштейну объяснял пристрастием к игре в карты, отрицал получение денег от прусского короля и т. д. Допрошена была и Лестокша — супруга лекаря, но она не внесла в следствие ничего нового — встречи с иностранными министрами она считала приватными свиданиями, а не «тайными конференциями».

   16 ноября 1748 года Елизавета Петровна отправила руководившим следствием А. И. Шувалову и С. Ф. Апраксину собственноручно написанный указ с повелением подвергнуть Лестока розыску.

   Лесток выдержал пытку и очную ставку с Шапизо и продолжал стоять на своем, даже объявил голодовку. К нему допустили молодую супругу, которую он безумно любил, чтобы она уговорила его «показать сущую правду».

   29 ноября состоялся приговор: Лесток подлежал казни, но императрица проявила милосердие — велела наказать кнутом и сослать в Охотск. Но и этот приговор не был приведен в исполнение: Лесток с женой с 1748 по 1757 год содержался в Петропавловской крепости, а затем был отправлен в Устюг Великий.

   Поведение Лестока во время следствия свидетельствует о его упорстве и способности переносить истязания, но не о его честности. Источники подтверждают, что он получал одновременно мзду и пенсион от Франции, который ему исхлопотал Шетарди, от прусского короля, о чем было сказано выше, и 600 фунтов стерлингов ежегодно пенсион от Англии.

   Елизавета Петровна слыла императрицей милосердной, но когда заходила речь о судьбе ее короны или ее осуждении как императрицы, ее рука подписывала суровые приговоры. Впрочем, они были намного мягче приговоров предшественников и, в конце концов, подтверждают ее доброту.

   Опала Лестока означала конец хотя и слабой, но все же угрозе замены немецкого засилья французским.

   Суждения о временщиках и фаворитах не должны создавать впечатления об их главенствующей роли в жизни общества. Они, как и лица, занимавшие трон, оказывали влияние на правительственную деятельность, придавая ей специфические черты. Темперамент Петра Великого, его незаурядный талант был подчинен неукротимому желанию поставить Россию в ряд стран с европейской цивилизацией. Жестокая по натуре Анна Иоанновна обрела такого же жестокого и мстительного фаворита Бирона. Их правление придало мрачный колорит десятилетию, известному под именем бироновщины. У сострадательной, с мягким характером Елизаветы Петровны избранником оказался такой же, как и она, ленивец и добряк Разумовский. Жизнь продолжалась, когда трон занимали дети или неграмотная императрица Екатерина I: крестьянин возделывал землю, кормил семью и барина, платил налог, поставлял рекрутов, проливал кровь на поле брани как при Петре Великом, так и при его бездарной супруге или малолетнем внуке, озабоченном главной страстью — охотой. Елизавета Петровна, как мы видели, предавалась удовольствиям. Трон ее привлекал постольку, поскольку он позволял без ограничений пользоваться этими удовольствиями. Забота о государстве ее не волновала, как не волновала и ее фаворита.

   В подобной ситуации управление страной осуществляла бюрократия: каждый чиновник, начиная от мелкого клерка и заканчивая президентом коллегии и сенатором, выполнял свои обязанности, очерченные регламентами, уставами, наставлениями и инструкциями.

   Бюрократическая система четко определяла отношения между учреждениями и чиновниками, однако степень усердия в выполнении своих обязанностей находилась в зависимости от контроля, осуществлявшегося вышестоящими инстанциями. Отсюда и зависимость слаженности работы правительственной администрации от импульсов, исходивших от верховной власти. При отсутствии этих импульсов и контроля правительственный аппарат превращается в разболтанный механизм, движущийся хотя и по накатанной, но с ухабами по дороге, в силу инерции с каждым годом замедляющей скорость движения. Словом, бюрократическая машина работает исправно, если ее колесики и приводные ремни находятся в рабочем состоянии, если без перебоев работает маховое колесо, если беззаконие не остается безнаказанным, а за отсутствие усердия чиновник привлекается к ответственности. Напротив, слабость верховной власти отрицательно сказывается на работе всего бюрократического механизма, его разболтанность выражается в игнорировании указов и инструкций, нормой жизни становятся произвол и беззаконие.

   Бюрократический институт по своей природе консервативен, безынициативен и не только чужд творческому началу, но и враждебно воспринимает новации, пассивно или активно оказывает сопротивление их внедрению. Косность, следование букве, а не духу закона являются характерными чертами бюрократии.

   Характеристика роли фаворитов, временщиков и бюрократии понадобилась нам, чтобы обосновать деление 20-летнего царствования Елизаветы Петровны на два примерно равных по времени периода: 40-е и 50-е годы. И во время первого, и во время второго периода трон занимала императрица с одинаковыми наклонностями и привычками: веселая, беззаботная, незлобивая, милосердная; с одинаковым отношением к исполнению своих обязанностей государыни. Пожалуй, главное отличие второго десятилетия для Елизаветы состояло в участившихся недомоганиях, в последние пять лет жизни приковывавших ее к постели. Но как разительно отличается первое десятилетие ее царствования без временщиков и фаворитов с репутацией государственных мужей от второго десятилетия, когда в роли фаворита и временщика выступали братья Шуваловы.

   И все же, несмотря на отсутствие мудрых вельмож, способных определить курс внутренней политики, правительству удалось осуществить мероприятие общегосударственного масштаба. Речь пойдет о проведении второй ревизии, как тогда называли перепись населения. Для понимания сути этого термина сделаем краткий экскурс в прошлое.

   В конце XVII — начале XVIII столетия единицей обложения налогом был двор. Подворная система сбора налогов создавала благоприятные условия для махинаций помещиков: чтобы уменьшить количество дворов, с которых взимался налог, они велели огораживать плетнем в один двор не только дворы родственников, даже дальних, но и соседей. Расчет помещика был прост — чем меньший налог крестьяне будут платить государству, тем больший доход достанется ему, помещику. Это вынудило Петра I перейти от подворного обложения к подушному: единицей обложения решено было считать не двор, а мужское население, причем независимо от возраста.

   Для этого надобно было провести перепись населения страны — помещиков или их приказчиков, а также игуменов монастырей обязали составить списки (сказки) принадлежавших им крестьян. Оказалось, что переход от подворного обложения к подушному не оправдал надежд казны, ибо, согласно поданным сказкам, численность мужских душ в стране оказалась меньше, чем должно быть по ее прикидкам. Тогда в 1722 году был издан указ о проверке полноты поданных помещиками и их приказчиками списков. Проверку (ревизию) должны были осуществлять команды, укомплектованные офицерами, под руководством генералов.

   Подозрения правительства относительно того, что помещики и их приказчики подавали неполные списки мужских душ, оправдались — ревизия обнаружила свыше миллиона утаенных душ. С этого времени перепись населения получила название ревизий.

   В ревизские сказки включалось все наличное мужское население в день проведения ревизии: только что родившиеся младенцы, дряхлые старики, инвалиды; с каждого из них взималась подать в размере 70 копеек с крестьянина и 1 рубль 10 копеек с горожанина.

   За время между первой и второй ревизиями налог взимался с числа душ, установленных во время первой ревизии, хотя их численность к 1743–1747 годам, когда проводилась вторая ревизия, по прикидкам Сената, должна увеличиться: убыль налогоплательщиков за счет умерших, беглых и взятых в рекруты, по его расчетам, с избытком перекрывается новорожденными, следовательно, сумма подушной подати должна также увеличиться. Новая ревизия была призвана облегчить и участь оставшихся в живых налогоплательщиков, численность которых со времени проведения первой ревизии хотя и уменьшилась примерно на четвертую часть, но размер подати с крестьянского и посадского мира остался прежним.

   Проведение второй ревизии сопровождалось рядом новшеств. Она учла недостатки первой ревизии, которая проводилась в два этапа: сначала помещики или их приказчики подавали сказки (1719–1722 годы), а затем приезжали ревизоры, проверявшие их достоверность. Теперь сказки обязывали подготовить к приезду ревизоров, что сократило время проведения ревизии: три года вместо семи. Вторую ревизию осуществляли военные во главе с генералами.

   Итоги второй ревизии — она зарегистрировала 6,8 миллиона податных душ, то есть обнаружила их прирост на 1,2 миллиона. Указ о проведении ревизии был подписан императрицей, ее подпись стоит и под другими указами, подготовленными Сенатом.

   Было бы, однако, ошибкой полагать, что императрица не принимала никакого участия в законотворчестве, не проявляла инициативы в составлении указов, но все они имели, если так можно выразиться, не государственное, а бытовое значение, то есть преследовали цель удовлетворить ее личные запросы, доставить ей удовольствие или избавить ее от неприятных ощущений. Подавляющее большинство подобных указов являлось результатом личных наблюдений или продиктованы ее прихотями.

   К их числу относятся так называемые охотничьи указы. Не прошло и недели со времени переворота, когда еще почва под ногами императрицы колебалась, а в столице возмущались разнузданным поведением лейб-кампанцев и гвардейцев и когда, казалось бы, все помыслы Елизаветы Петровны должны быть направлены на изобретение средств, как восстановить нормальную жизнь в столице, она 1 декабря 1741 года издает указ, запрещавший охоту на птиц и зверей в окрестностях Петербурга. Предстояла поездка на коронационные торжества в Москву. 19 декабря издан указ о запрещении псовой охоты в радиусе ста верст от старой столицы.

   К охоте императрицу пристрастил ее племянник Петр II: влюбленный в свою красавицу-тетку, 12-летний император после освобождения от опеки Меншикова брал ее с собой на охоту.

   В царствование Анны Иоанновны цесаревна в сопровождении фаворита Алексея Яковлевича Шубина продолжала по инерции выезды на соколиную охоту, но после его ссылки вынуждена была умерить свою страсть и из опасения вызвать негодование злобной императрицы вела затворническую жизнь. Зато, став императрицей и получив право на беззаботную и безалаберную жизнь, она не укрощала своих страстей, в том числе и страсти к охоте: при ней было создано специальное учреждение, ведавшее царской охотой, — обер-егермейстерская канцелярия.

   Любимым местом охоты императрицы, как и ее племянника, было Подмосковье. Вслед за отправлявшейся на коронацию в Москву Елизаветой следовало 80 ямских подвод, нагруженных псами и принадлежностями к охоте. Императрица настолько увлеклась здесь охотой, что обратила внимание английского резидента, доносившего в Лондон: «Императрица чрезвычайно пристрастилась к охоте: министры редко находят случай докладывать ей серьезные дела».

   В последующие три приезда в Москву за царским кортежем следовал обоз с псовой охотой. Перед последним приездом в Москву, в 1752 году, А. Г. Разумовский в октябре позаботился о заготовке фур для перевозки царской охоты. Туда везли только здоровых собак, а старых и больных оставили в Петербурге: «Дабы на них казенного корму напрасно не происходило, приказано было раздать желающим». В августе 1743 года императрицей был убит медведь, шкура которого имела в длину свыше двух с половиной метров, и лось высотой от копыт до спины около 180 сантиметров.
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Худ. Серов Валентин Александрович Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте. 1900 г.

   Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

   
В отличие от племянника, носившегося по полям и лесам с утра до вечера и ночевавшего в шатрах, Елизавета Петровна отправлялась на охоту после обеда, в одиннадцать-двенадцать часов дня, и возвращалась ночевать либо в Перово, если охотилась под Москвой, либо в мызу Гостилицу, если охотилась в окрестностях Петербурга. Обе дачи принадлежали А. Г. Разумовскому. На охоту на тетеревов императрица отправлялась в пять утра.

   В последние пять лет царствования здоровье императрицы расстроилось настолько, что она отказалась от выездов на охоту и довольствовалась, подобно Анне Иоанновне, стрельбой в цель.

   К охотничьим указам примыкают указы о котах. Их появление связано с боязнью императрицы грызунов. Напомним, на ее родителя наводили страх тараканы, поэтому в места, где ему предстояло ночевать, отправлялись указы об их уничтожении. Дочь Петра смертельно боялась мышей и крыс, вольготно себя чувствовавших в царских дворцах. Императрица была полна решимости изничтожить их. 27 октября 1753 года Дворцовая канцелярия получила повеление закупить не где-нибудь, а именно в Костроме «кошек до трехсот и, посадя оных в те невозделанные покои, в немедленном времени прикармливать, и как прикормлены будут, то в те покои распустить, чтоб оные по прокормлении разбежаться не могли, которые набрать и покупкою исправить от той канцелярии и то число кошек содержать везде при дворе ее императорского величества непременно».

   Указ следующего года уточнял меню котам и кошкам: вместо баранины и говядины велено «отпускать в каждый день рябчиков и тетеревов». Причины включения в меню деликатесов непонятны, неизвестно также, удалось ли полностью одолеть грызунов, но можно представить, каким воздухом доводилось дышать в покоях, где приютили три сотни кошек.

   Веселая императрица не любила наводившую тоску траурную одежду. 9 ноября 1742 года последовал указ, «чтоб некто ко двору в траурном платье, ниже в экипажах приезжать не дерзал». Удручали ее и похоронные церемонии, в которых непременно присутствовал черный цвет: под предлогом экономии средств запрещалось обивать траурными обоями покои, где стоял гроб умершего, обивать черным сукном кареты, а лошадей покрывать черными попонами. Указ вводил запрет на использование в траурных церемониях знамен, гербов и факелов и велел во время похорон ограничиться церковной церемонией. 1 сентября 1746 года императрица подписала еще один указ, связанный с наводившим на нее страх черным цветом: опять же заботой об экономии расходов придворным «никому черных ливрей не иметь, разве токмо в день погребения и то, кто пожелает, а после того отнюдь оной никому не носить».

   Ряд указов императрицы навеян дорожными впечатлениями. Во время поездки императрицы из Москвы в Киев в 1744 году она обнаружила отсутствие верстовых столбов, позволявших знать, какое расстояние ежедневно преодолевал кортеж. 16 августа 1744 года последовал указ Сенату: «Усмотрели мы от Москвы по Киевскому тракту верстовые столбы неисправны и не в своих местах поставлены и мерою версты не верны». И далее: «Нам в память пришло, что по Санкт-Петербургскому тракту столбы поставлены неисправны». Императрица велела освидетельствовать и исправить столбы не только по названным трактам, но по всем трактам страны. Сенат известил императрицу, что геодезии подпоручик Сметьев установил по тракту между Москвой и Киевом 890 верстовых столбов.

   Результатом личных наблюдений явился указ 10 апреля 1746 года, когда обоняние императрицы по дороге из Петербурга в Екатерингоф почувствовало смрадный запах — следствие захоронения мертвецов в неглубоких могилах. Указ велел засыпать могилы землей повыше, «чтобы оттого духу происходить не могло, понеже ее императорское величество во время высочайшего своего шествия в Екатерингоф оное кладбище сама усмотреть соизволила». Кладбище велено закрыть и покойников хоронить в другом месте. Источником личных наблюдений был также указ от 17 мая 1743 года: императрица, проезжая по одной из главных улиц столицы, обнаружила не радовавшую глаз картину — разбитые стекла в окнах. Она велела генерал-полицмейстеру столицы Наумову «иметь смотрение, чтобы в обывательских домах в окошках, кои на знатных улицах, ни у кого разбитых стекол не было».

   Личные наблюдения и вкусы, любовь к внешней привлекательности стимулировали также появление указа 22 февраля 1745 года: «понеже ее императорское величество в числе кавалергардов изволила усмотреть малорослых», то велела измерить и сообщить рост каждого и «на место малорослых выбрать из большого числа состоятельных, хорошего поведения» человек 10–15.

   Изложенное выше дает основание для вывода: в первое десятилетие царствования в окружении Елизаветы Петровны был единственный человек с интеллектом государственного деятеля, но его способности были использованы только в одной сфере — внешнеполитической. Вельможами, способными откликнуться на процессы, протекавшие внутри страны, императрица не располагала. Поэтому первое десятилетие ее царствования ознаменовалось единственной акцией государственного масштаба — проведением второй ревизии.
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    Глава 7

    Шуваловы — некоронованные правители
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Петр Иванович Шувалов

   Современники нередко ошибаются в оценке роли той или иной личности в истории страны — их впечатляет не вклад государственного деятеля в величие России, в рост ее престижа на международной арене, в улучшение благосостояния подданных если не в сию минуту, то в близкой перспективе, а личные достоинства или пороки государя: доброта, милосердие, обходительность всегда высоко оценивались подданными, создавали вокруг его имени ореол славы. Напротив, жестокость, расточительность, непосильное бремя тягот всегда вызывали осуждение современников.

   Современников можно понять: их всегда привлекали доброта, милосердие, простота в обращении, спокойная жизнь, не нарушаемая новшествами, не всегда поддающимися сиюминутным оценкам. Если, однако, проявление жестокости видно невооруженному глазу, то такие пороки, как беспечность, лень, расточительность, игнорирование исполнения своих обязанностей, не вызывали осуждения подданных, поскольку над их сознанием довлела мысль о божественном происхождении власти государя и необходимости беспрекословно выполнять его волю.

   За примером не следует далеко ходить. Из предшествующего текста видно, что роль государыни для Елизаветы Петровны была непосильной, что она была лишена достоинств государственного деятеля, стояла в стороне от происходивших в стране событий и в лучшем случае являлась их свидетелем. Тем не менее она пользовалась любовью подданных, и они с неподдельной горечью оплакивали ее кончину.

   Напротив, Петр Иванович Шувалов (1710–1762), временщик, фактический правитель России в последние десять лет царствования Елизаветы, не заслужил доброго слова современников, ибо на их оценки решающее влияние оказали его непомерная алчность и безграничное честолюбие, затмевавшие его главное достоинство, — это был не чиновник, подобно, например, Остерману, аккуратно и безукоризненно выполнявший чужие повеления, определявшие движение страны по накатанной колее, а деятель государственного масштаба, обладавший творческим началом, способный охватывать всю совокупность сложных сторон жизни общества, способный быть провидцем, то есть угадывать последствия вводимых новшеств. Приговор в последней инстанции государственному деятелю выносят не современники, а история, поскольку только ей дано ответить на вопрос, негативное или позитивное влияние на судьбы страны оказали вводимые новшества, каков был их конечный результат.

   Петр Иванович Шувалов разделил оценку, данную современниками Александру Даниловичу Меншикову. Его алчность, честолюбие и надменность в представлении современников брали верх над огромными заслугами и вкладом, внесенным им в величие России. Однако достаточно вспомнить его победу над противником у Калиша, его роль в разгроме шведов под Полтавой и пленении шведской армии у Переволочны, в строительстве новой столицы империи, его предложение о выводе страны из кризиса после смерти Петра Великого, чтобы разглядеть в Меншикове не только казнокрада, но и выдающегося полководца и крупного администратора.

   Петр Иванович Шувалов запомнился современникам как алчный стяжатель, расточительный вельможа, затмивший этими качествами многие свои действия и поступки положительного свойства, обнаружившие в нем все признаки крупного государственного деятеля. Подробности о них — немного дальше, здесь ограничимся лишь их перечислением: проведение генерального межевания, объявление винокурения дворянской монополией, создание кредитной системы, отмена внутренних таможенных пошлин, участие выборных представителей от дворянства и купечества в работе Уложенной комиссии, изобретение единорога в артиллерии, громившего не только армию Фридриха II, но и впоследствии Наполеона.
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Неизвестный художник Портрет императрицы Елизаветы Петровны. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Вернемся к оценкам П. И. Шувалова современниками. Все они отмечали у него наличие способностей, используемых им в корыстных целях. М. М. Щербатов в своем памфлете дважды отзывался о Шувалове: «Петр Иванович Шувалов был человек умный, быстрый, честолюбивый, распутный»; «Разумом своим, удобным к делам и ко льсти (лести. — Н. П.), силу свою умножил».

   Незаурядные способности Шувалова признавал и секретарь французского посольства в Петербурге Фавье: «Граф Петр Шувалов умен, то есть хитер и склонен к интригам… в высшей степени склонен к хвастовству… сделался столь же известным, сколь и ненавистным своими привилегиями. Вместо того, чтобы скромно умерять блеск своего счастия, он возбуждает зависть азиатской роскошью в дому и в своем образе жизни: он всегда покрыт бриллиантами, как могол, и окружен свитою из конюхов, адъютантов и ординарцев».

   Оба автора были хорошо осведомлены о событиях придворной жизни и роли в них П. И. Шувалова. Кругозор артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова замыкался на артиллерийском деле, в котором он знал толк и к которому был причастен Шувалов, занимавший должность генерал-фельдцейхмейстера. «Граф, — писал Данилов, — был человек замыслов великих и предприимчивый…» В другом месте: «Графский дом наполнен был тогда весь писцами, которые списывали разные от графа прожекты. Некоторые из них были к приумножению казны государственной, которой на бумаге миллионы поставлена была цифром, а другие прожекты были для собственного его графского верхнего доходу, как-то сало ворванье (то есть жир морских млекопитающих и некоторых рыб. — Н. П.), мачтовый лес и прочее, которые были на откупу во всей Архангелогородской губернии, всего умножало его доход до четырехсот тысяч рублей (кроме жалованья) в год».

   Все три упомянутых выше автора единодушны в оценке интеллекта П. И. Шувалова. Что касается его приложения, то здесь обнаруживаются существенные расхождения: Щербатов считал, что все проекты Шувалова преследовали корыстные интересы, казна от их реализации не извлекла никаких выгод, в то время как Данилов признавал получение от них прибыли государством.

   Два современника Шувалова оценивали его деятельность негативно. Екатерина II предпочла изложить мнение о нем не от своего имени, а от имени толпы, якобы высказывавшей свои суждения во время похорон Петра Ивановича. Вынос тела по какой-то причине задерживался; и толпа проявила подозрительную осведомленность о махинациях покойного: «Иные вспомнили, — писала Екатерина в „Записках“, — табашный того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала, иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что трески ни за какие деньги получить нельзя и начали Шувалова бранить и ругать всячески. Наконец, тело его повезли из его дома на Мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицеймейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией, и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, коих бы он сам не слышал против покойника, так что он вышел из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полицию, но народ вступился за них, отбил было, что видя, он оных отпустить велел, чем предупредил и удержал, по его словам, тишину».

   Второй современник, разделявший мнение М. М. Щербатова о корыстных интересах, преследуемых П. И. Шуваловым при осуществлении предлагаемых им реформ, тоже принадлежал к сановной бюрократии. Им был генерал-прокурор Сената Я. П. Шаховской, подробно описавший высказанные П. И. Шувалову обвинения в присутствии И. И. Шувалова, пытавшегося примирить враждовавших друг с другом вельмож. В отличие от императрицы, Шаховской признавал за Петром Ивановичем «острый и проницательный ум», но высказал в его адрес наряду со справедливыми упреками немало огульных, навеянных враждой. Шаховской вслед за Щербатовым обвинил Шувалова в том, что по его настоянию было ограничено производство пермской соли и увеличена добыча эльтонской в корыстных целях, — чтобы государственные крестьяне, издревле жившие доходами от поставки дров на соляные варницы, теперь, в связи с их закрытием, работали на его Гороблатодатских заводах. Обвинение зряшное, ибо сокращение добычи пермской соли было связано с истощением соляных источников.

   Столь же несправедливым был упрек Шувалову в отмене внутренних таможенных пошлин: «…в том ваши же собственные пользы почитают, что тем освободилось ваше железо от платежа внутренних пошлин». Пошлины были отменены в 1754 году, а Гороблагодатские заводы Шувалов получил год спустя.

   Шаховской далее обвинил Шувалова в создании для поставщиков вина льготных условий, которыми воспользовался сам, поскольку был крупным подрядчиком. Обвинение было бы справедливым, если бы льготы распространялись на одного Шувалова. В действительности ими воспользовались десятки дворян, поскольку винокурение стало дворянской монополией.

   В упрек Шувалову Шаховской поставил и создание ассигнационного банка, кредитами которого прежде всего воспользовался он сам, но услугами банка пользовались и другие вельможи.

   Знал ли П. И. Шувалов о резко негативной оценке современниками своей деятельности и враждебном отношении к своей персоне? Бесспорно, знал, ибо появление его недатированной записки относится к доказательствам того, что автор предпринял попытку оправдаться перед современниками и потомками и отнюдь не мрачными красками изобразил свою деятельность, не забывая подчеркнуть, что он руководствовался не личными интересами, а государственной пользой. Содержание оправдательного письма Шувалова столь же далеко от истины, как и большинство оценок, огульно осуждавших его деятельность. Подробные отзывы современников о П. И. Шувалове понадобились нам для того, чтобы убедить читателей в их несправедливости и предвзятости, в необходимости их пересмотра.

   Чтобы раскрылся талант государственного деятеля в условиях абсолютной монархии, недостаточно необходимых для этого дарований; в дополнение к ним надобно было располагать личным доверием государя или государыни, иметь родственные связи с ними, пользоваться покровительством влиятельных при дворе вельмож, особенно фаворитов. Петр Иванович не сразу располагал всем набором условий, обеспечивших ему блистательную карьеру.

   Вместе со старшим братом Александром Петр Иванович встретил 1741 год, когда цесаревна Елизавета стала императрицей, в скромной должности камер-юнкера. Хотя братья и не занимали ключевых позиций в событиях в ночь с 24 на 25 ноября, но переворот вознес их на вершину славы и величия — награды посыпались одна за другой: 24 декабря 1741 года оба были произведены в действительные камергеры, а в день коронации, 25 апреля 1742 года, Петр Иванович был награжден орденом Александра Невского, а 15 июля 1744 года пожалован генерал-поручиком.

   Немаловажную роль в карьере Петра Ивановича сыграли брачные узы, соединившие его с любимицей императрицы Маврой Егоровной Шепелевой. Свадьба состоялась в феврале 1742 года, накануне отъезда двора в Москву на коронационные торжества. Это был явный брак по расчету, ибо некрасивая коротышка, старше супруга на два года, не вызывала симпатий у представителей сильного пола. Придворный ювелир Позье оставил о ней далеко не лестный отзыв: «Жена его (П. И. Шувалова. — Н. П.) была очень дурна собой, мала ростом и всегда… одевалась по-мужски; она пользовалась дружбой и полным довернем императрицы, обладала большим умом, но была мстительной противу тех, к кому не была расположена. Госпожа Шувалова заставляла императрицу делать много зла».

   Не подлежит сомнению, что брак укрепил позиции Петра Ивановича при дворе, а услуги супруги способствовали его карьере — она с завидным упорством твердила Елизавете о достоинствах Петра Ивановича и в конце концов достигла своего: в 1744 году он был назначен сенатором, а в сентябре 1746 года пожалован графом Российской империи.

   Назначение сенатором положило начало политической карьере Шувалова, открыло ему путь к претворению в жизнь разнообразных проектов. Первый из них был подан в 1745 году и касался цены на соль. Существовавшие цены сильно колебались и зависели от расстояния от места ее добычи (3,5 копейки за пуд) до места продажи в отдаленных районах, где цена достигала 50 копеек за пуд. Шувалов предложил установить для страны цену в 30 или 35 копеек за пуд. В первом случае казна получила бы 600 тысяч рублей прибыли, во втором — более чем один миллион рублей. Сенат отклонил проект на том основании, что увеличение цены на продукт первой необходимости крайне обременит население.

   Отклонение проекта не обескуражило его автора, наоборот, повысило его активность в прожектерской деятельности: в 1747 году он подал проект «о способах умножения доходу казенного», в том числе и записку о цене на соль, в которой повторил предложения 1745 года. На этот раз Шувалову сопутствовал успех: Сенат согласился с его предложением продавать соль по 35 копеек за пуд и вино по 50 копеек за ведро.

   Повышение цен на соль и вино характеризует Шувалова сторонником увеличения доходов казны за счет косвенных налогов, ложившихся прежде всего на трудовое население страны. Екатерина II была права, когда писала: «Петр Шувалов, который, конечно, был человек с отменными качествами и который желал сим делом прославиться и принести империи пользу, от нее понес народную ненависть».

   В то же время, отметим, личной выгоды от реализации проекта Шувалов не извлек, в данном случае он руководствовался честолюбивым стремлением прославиться, заслужить признательность императрицы, то и дело запускавшей руку в казенный сундук, чтобы извлечь оттуда деньги, тратившиеся на удовлетворение ее прихотей.

   Начало 50-х годов внесло существенные изменения как в положение Петра Шувалова, так и в царствование Елизаветы Петровны. Новый этап деятельности Шувалова связан с укреплением его позиций при дворе, с появлением у него двух сил, опираясь на которые, он превратил Сенат в послушное собрание, не осмеливавшееся оказывать сопротивления его начинаниям, а Елизавету Петровну — в императрицу, охотно выполнявшую его просьбы. Новый этап наступил и в царствовании Елизаветы Петровны — на смену протекавшему без новаций десятилетнему царствованию пришло время реформ, хотя и не сравнимых по своей значимости с преобразованиями Петра Великого, но введение которых в иных случаях давно назрело, в других — на десятилетия определило курс внутренней политики, по которому двигалась страна. Второе десятилетие царствования Елизаветы отличается от первого активной деятельностью правительства как во внутренней, так и во внешней политике.

   Одну из этих сил представлял старший брат Петра, Александр Иванович, личность ничем не примечательная, кроме преданности Елизавете. В 1745 году он был брошен на подмогу дряхлевшему Андрею Ивановичу Ушакову, у которого уже недоставало сил, чтобы участвовать в пытках заключенных, содержавшихся в застенках Тайной канцелярии, а с 1747 года, когда Ушаков умер, стал полновластным хозяином учреждения, чинившего суд и расправу над противниками режима.

   Руководство Тайной канцелярией, наводившей страх на всю страну, бесспорно, внушало опасения оказывать сопротивление братьям. Но значение этой должности не идет ни в какое сравнение с тем влиянием, которое досталось новому фавориту императрицы — Ивану Ивановичу Шувалову (1727–1797).

   Своему фавору Иван Иванович обязан двоюродному брату Петру Ивановичу и его супруге Мавре Егоровне. Именно их стараниями сладострастная Елизавета Петровна обратила внимание на статного молодого человека с привлекательной внешностью, занимавшего скромную придворную должность пажа, на которую пристроили его супруги в 1745 году с далеко идущими целями. Паж влюбился в княжну Анну Гагарину, но Шуваловы расстроили брак, проча родственника в фавориты.

   В отличие от малограмотного А. Г. Разумовского, Иван Иванович хотя и не получил систематического образования, но достиг знаний упорным чтением книг — великой княжне Екатерине Алексеевне довелось часто наблюдать его с книгой в руке.

   Старания супругов Шуваловых увенчались успехом. Юный красавец приглянулся императрице, и та в 1749 году пожаловала его камер-юнкером, а в 1751 году — камергером.

   Известный интерес представляют отношения между старым и новым фаворитами — повелось так, что новый счастливец, вошедший в «случай», требовал удаления старого, отлучения его от двора отправкой в почетную ссылку, либо на службу в глубокую провинцию, либо за рубеж в должности посла. Подобной судьбы Разумовский избежал. Такой же уступчивый, с мягким характером, как и Разумовский, Шувалов не преследовал старого фаворита — он довольствовался тем, что получил возможность, по свидетельству английского дипломата, «спокойно пользоваться расположением государыни». Более того, соперники, согласно свидетельству того же дипломата, поддерживали дружбу. Разумовский «находился в наилучших с ним отношениях… между ними никогда не бывало ссор, они жили вполне дружно, действовали всегда заодно, преследуя одинаковые цели, имея одни симпатии и никогда не противореча друг другу. Императрица оказывала им одинаково полное доверие, предпочитая их общество всякому иному». Любовный треугольник удивлял дипломата: «Редко приходилось видеть при дворе что-либо подобное».

   Елизавета Петровна не довольствовалась услугами двух фаворитов. Она завела еще двоих: Каченовского и кадета Сухопутного кадетского корпуса Бекетова, такого же красавца, как и его соперники.

   Клан Шуваловых усмотрел в Бекетове серьезную для себя угрозу. Дело в том, что ему протежировал злейший враг Шуваловых — канцлер Бестужев. Следовательно, усиление привязанности императрицы к Бекетову могло вызвать лишение фавора Ивана Ивановича, за которым последовало бы и падение влияния на государыню супружеской пары.

   Шуваловы воспользовались самым коварным и бесстыжим приемом избавления от Бекетова. Бывший кадет как-то пожаловался на изменение цвета своего лица. Петр Иванович посоветовал ему мазь, которая сохранит румянец. Бекетов воспользовался мазью Шувалова, до неузнаваемости обезобразившей лицо красавца. Марфа Егоровна шепнула императрице, что любовник вел распутную жизнь и его лицо является ее следствием, опасным для здоровья государыни. Бекетов был немедленно отлучен от двора, опасного соперника более не существовало.

   С 1754 года Иван Иванович стал полновластным фаворитом Елизаветы, причем привязанность ее к нему росла из года в год, что отмечалось всеми современниками. В марте 1755 года положение фаворита так упрочилось, а интерес императрицы к делам настолько утратился, что канцлер Бестужев лишился возможности непосредственного общения с нею и вынужден был пользоваться услугами фаворита. «Государственный канцлер, — доносил Гюи Диккенс, — никогда не беседует с императрицей наедине. Все делается письменно; канцлер подает докладные записки молодому фавориту Ивану Шувалову, а тот представляет их императрице, когда она расположена заниматься делами». Бестужев по этому поводу иронизировал в разговоре с английским послом Вильямсом: «…наша беда состоит в том, что у нас есть теперь фаворит, который говорит по-французски и любит французов». Этой фразой Бестужев подчеркнул роль фаворита, поклонника всего французского, сторонника союза с Францией, противодействовавшего его англоманским планам. Вражда между Шуваловым и Бестужевым имеет давнюю историю. Саксонский посол Пецольд еще в 1742 году писал: «Ссора между домами канцлера и камергера Шувалова принимает с каждым днем большие размеры; в нее впутываются столько других домов, что даже затрудняешься решить, кто с кем друг, кто враг».

   Соперничество сначала велось с переменным успехом, но со времени, когда Иван Иванович стал фаворитом, его двоюродный брат Петр Иванович приобрел статус фактического руководителя внутренней политики правительства и подавал один проект за другим, причем почти все они претворились в жизнь. Первый из них ведет начало с 20 января 1752 года, когда Петр Иванович подал записку о необходимости провести генеральное межевание земель. Надобность в нем ощущалась давно, отсутствие четких границ между владениями постоянно вызывало между соседями конфликты, нередко сопровождавшиеся кровавыми побоищами.

   Об одном из них, происшедшем в 1750 году в Каширском уезде, сообщает именной указ из Сената. На крестьян, принадлежавших Алексею Еропкину и косивших сено в его угодьях, напали крестьяне бригадира Аркарова и княгини Львовой, вооруженные дубьем, кольями, шестами и топорищами. Необычайные масштабы потерь, надо полагать, и обеспечили эпизоду известность на всю страну: было убито 26 человек. Кровавый эпизод, рассматривавшийся Сенатом в январе 1752 года, видимо, дал повод Шувалову составить записку, в которой обосновывалась необходимость проведения генерального межевания двумя соображениями: тем, что «дворянство и всякие владельцы недвижимых имений, обидимые лишением им подлежащих земель, удовольствованы справедливостью без обиды были», то есть необходимостью документально закрепить право на собственность. Второе соображение, навеянное свежими событиями, состояло в обязательности «пресечения доныне в спорах и завладении земель происходящих убийств».

   Не прошло и месяца после подачи Шуваловым записки, как Сенат опубликовал указ, предписывавший помещикам подготовить документы, подтверждающие их права на владения: «чтоб все, кто за собой деревни и земли имеют, на эти земли всякие крепости заблаговременно приготовили». К межеванию, являвшемуся акцией крупного государственного значения, приступили с весны 1755 года, когда при Сенате была учреждена Межевая канцелярия во главе с первоприсутствующим П. И. Шуваловым, а межевщики располагали соответствующей инструкцией. Для ускорения межевания Шувалов предложил производить его даже в воскресные дни. Сенат согласился и с этим предложением, оставив лишь шесть дней в году, в течение которых межевщикам запрещалось работать.

   
[image: bin00000021.jpeg]
   
Неизвестный художник Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Картина с гравюры А. А. Грекова по рисунку М. И. Махаева. После 1753 г.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Пространная инструкция из 35 глав предусматривала все детали, относившиеся как к процедуре межевания, так и к отношениям между межевщиками и владельцем имения. Инструкция обязывала межевщика «неправды в том никому не чинить, ни явным, ни тайным образом, ниже для взятку, свойства и недружбы, ниже для страху сильных лиц».

   Межевание, однако, продвигалось крайне медленно отчасти из-за малочисленности геодезистов, главным же образом из-за требования инструкции представить документы, удостоверявшие законность владения земельными угодьями, которые помещик считал своими. Все земли, владение которыми не было подкреплено документами, отписывались в казну.

   Требование инструкции вызвало среди помещиков панику отчасти потому, что многие документы были давно утрачены: одни истлели за время хранения их в неблагоприятных условиях, другие погибли во время стихийных бедствий — пожаров и наводнений. Вотчинную коллегию стали осаждать тысячи доверенных уполномоченных помещиков, жаждавших получить выписки из соответствующих документов. Но и в архиве далеко не все документы сохранились. Впрочем, если жалованные грамоты и писцовые книги остались в сохранности, то это далеко не всегда помогало делу, ибо помещикам правдами и неправдами удавалось «округлять» свои владения за счет прирезки казенных земель и насильственного захвата их у государственных крестьян.

   Итог работы межевщиков оказался неутешительным. За одиннадцать лет они не успели полностью отмежевать один Московский уезд. Если бы межевание велось такими же темпами, то оно могло бы завершиться спустя столетие.

   Дело было ускорено при Екатерине II, освободившей помещиков от необходимости представлять документы на право владения. Единственное условие, вполне удовлетворявшее землевладельцев, — отсутствие претензий на эту же землю соседних помещиков. Манифест Екатерины II вызвал восторженный прием у помещиков. Известный мемуарист А. Т. Болотов так отзывался об этом документе: «Сей славный манифест о межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех владельцев деревенских заставил много мыслить, хлопотать, заботиться о всех своих дачах и владениях».

   Манифест не мог не вызвать «потрясения умов», восторженного приема и восхваления императрицы, ибо он подвалил помещикам, освобожденным от необходимости документально обосновывать свои права, овладеть 50 миллионами десятин так называемой примерной земли, то есть землями, захваченными ими у казны, однодворцев и государственных крестьян.

   Проявленная П. И. Шуваловым инициатива о проведении общегосударственного межевания принадлежит к числу важнейших правительственных мер, начало которой было положено в царствование Елизаветы, а завершено межевание при Александре I. Упрек М. М. Щербатова в том, что некоторые начинания Шувалова, в том числе и генеральное межевание, не завершились при нем, нельзя считать обоснованным. Даже после манифеста Екатерины II межевание продолжалось более полувека.

   Конечно, требование межевой инспекции представить документы, подтверждающие право владения землей, нельзя считать безупречным, но оно преследовало интересы государства, в то время как послабления манифеста Екатерины II были введены в угоду дворянству.

   Второй акцией, осуществленной по предложению П. И. Шувалова и имевшей огромное значение для складывавшегося всероссийского рынка, была отмена внутренних таможенных пошлин, сковывавших развитие торговли. Хлопоты об этом Шувалов начал в марте 1753 года, когда подал в Сенат записку об обременительности для населения таможенных сборов. Он писал, что «главная государственная сила состоит в народе… Когда же сей народ облегчен будет в разных его обстоятельствах, а особливо отнять бы те случаи, которые от сборщиков бесчеловечными поступками при сборах с крайним отягощением и разорением бывают, то он действительно много в сильнейшее состояние придет».

   Сенаторов, однако, беспокоила не столько забота о благополучии крестьян, сколько значительное сокращение доходной части бюджета казны после отмены сбора таможенных пошлин. Сенаторов не убедили конкретные расчеты о вредном влиянии таможенных пошлин на торговлю: крестьянин, доставивший для продажи воз дров из Троицы в Москву, может выручить за них 15–20 копеек. Из этой суммы он должен заплатить в Москве пошлину, мостовые в оба конца, расходовать деньги на прокормление себя и лошади, так что домой он привезет едва ли половину денег, вырученных от продажи дров. В итоге Сенат отклонил предложение Шувалова, но он и здесь проявил настойчивость. В доношении, поданном в августе 1753 года, он писал: «Чрез сей способ неописанное зло и бедство, которое происходит крестьянству и купечеству, будет уничтожено». Главный аргумент Шувалова в пользу проекта состоял в том, что ущерб казны, понесенный от отмены внутренних таможенных пошлин, необходимо переложить на импортные и вывозимые товары — повысить пошлину и довести ее до 13 % от цены товара. Как возникла сакраментальная цифра 13 %? Это тоже плод усилий дотошного Шувалова: он не поленился запросить сведения о сумме сбора таможенных пошлин за последнее пятилетие: она составила 903 527 рублей. За это же пятилетие было ввезено товаров в Россию и вывезено из нее на 8 911 981 рубль. Если доход от сбора таможенных пошлин разложить на экспортно-импортные товары, то на рубль придется около 11 копеек. Шувалов, чтобы успокоить строптивых сенаторов, поднял пошлину до 13 %, то есть увеличил на 3 %, по сравнению с ранее взимаемой.

   Сенат на этот раз признал предложение Шувалова «наиполезнейшим» и представил императрице доклад с предложением отменить вместе со сбором таможенных пошлин еще 17 мелочных сборов, ограничивавших внутреннюю торговлю: отвальные и привальные с барок, весчие, мостовые, с водопоя, с клеймения хомутов и др.

   Полезность этой меры трудно переоценить — она отменяла поборы, сохранившиеся от средневековья и препятствовавшие свободе обмена товаров. Реализация проекта, начавшаяся с января 1754 года, освободила, кроме того, продавцов и покупателей от злоупотреблений многочисленных сборщиков, которые, пользуясь неграмотностью крестьян, бессовестно обирали их. Казна тоже не осталась внакладе: доход от 13 % сбора пошлин с импорта и экспорта превышал доход от сбора таможенных пошлин на 255 тысяч рублей.

   Реформа заслужила восторженную оценку купечества и осуждалась некоторыми дворянами, в частности М. М. Щербатовым, считавшим, что Шувалов действовал в корыстных интересах. Если даже побудительным мотивом предложений Шувалова была личная корысть, то нельзя отрицать полезности реформы для всего населения и экономики страны. Позиция М. М. Щербатова, защищавшего интересы титулованного дворянства, станет понятной, если учесть, что эта прослойка общества являлась основным потребителем импортных товаров (сукно, шелк, кареты, кофе, краски и др.), цены на которые возросли в связи с увеличением пошлин.

   Одинокий голос князя М. М. Щербатова заглушило громкое ликование по поводу таможенной реформы как дворянства, так и купечества, причем похвалу в свой адрес принимала Елизавета Петровна, роль которой ограничилась подписанием Манифеста. «С.-Петербургские ведомости» извещали подданных, что «от просвещенной ее императорского величества прозорливости не утаилось, что существенный ее прибыток состоит в прибытке ее подданных», отмечали «возбужденную чрез то в народе радость», которую высказал после окончания литургии в придворной церкви от имени Сената и народа канцлер. Можно представить, какие чувства испытывал канцлер Бестужев, когда был вынужден, как старший сенатор, поздравлять императрицу с успехом, по праву принадлежавшим его злейшему врагу П. И. Шувалову.

   Благодарность купечества не ограничилась словесной риторикой: в январе 1754 года оно преподнесло Елизавете Петровне алмаз в 36 карат ценой в 53 тысячи рублей, 10 тысяч червонных и 50 тысяч рублей.

   Ко времени, когда П. И. Шувалов фактически правил страной, относится важное начинание — это учреждение двух банков: Дворянского и Купеческого, заложивших основы банковской системы в России. Последовательность их возникновения, а также размеры их капиталов еще раз подчеркивают социальную направленность политики правительства — оно заботилось о благополучии дворянства, точнее, его элиты.

   Расточительная жизнь вельмож приводила к тому, что потребности даже самых богатых не покрывались доходами крепостного хозяйства. В результате многие из них оказывались в цепких объятиях ростовщиков, взимавших до 20 % годовых за деньги, взятые под залог имений. Известный мемуарист А. Т. Болотов отметил печальные для дворян результаты пользования кредитом ростовщиков: «Роскошь и непомерное мотовство большей части наших дворян скоро произведет то, что большая часть наших сел и деревень принадлежать будет фабрикатам, купцам, подьячим, секретарям, докторам и лекарям, и не мы, а они господами и владельцами будут».

   Цель создания в 1754 году Дворянского и Купеческого банков состояла в обеспечении дворян и купцов более дешевым кредитом.

   Особенно трогательную заботу указ об учреждении заемного банка проявил о дворянах: «Многие российские наши подданные, а более из дворянства, имея в деньгах нужду, принуждены занимать у других с великими процентами и закладами такими, который против взятых денег в полтора или вдвое стоить может». Дворяне платят по 12, 15 и даже по 20 % годовых, «чего во всем свете не водится», и при просрочке платежа на несколько дней «положенного заклада не отдают, хотя б и деньги приносил». Отныне кредит выдавался из расчета 6 % годовых. Капитал Дворянского банка равнялся 750 тысячам рублей, Купеческого — 500 тысячам. Дворянский банк обязывал кредиторов погасить ссуду в три года, в то время как купцам ссуды выдавались на шесть месяцев.

   Дворянский банк был призван поддерживать начинания дворян в перестройке крепостного хозяйства, его рационализации и приспособлении к рыночным отношениям. Практически он не оправдал этих надежд: его услугами воспользовались прежде всего вельможи, расходовавшие кредит не на рационализацию хозяйства, а на потребительские нужды, поддержание роскошного образа жизни на прежнем уровне. Правительство вынуждено было то и дело продлевать сроки возвращения взятых в кредит денег, но мотовство кредиторов продолжало процветать.

   Дворянский банк был за несколько лет почти полностью опустошен, и в 1758 году по предложению того же Шувалова был создан так называемый Медный банк с капиталом в два миллиона рублей. Этот банк тоже стал легкой добычей вельмож: П. И. Шувалов получил ссуду около 470 тысяч рублей, канцлер М. И. Воронцов — 180 тысяч рублей, генерал-прокурор Сената А. И. Глебов, князья Репнин и Каменский — по 100 тысяч рублей каждый.

   Успешнее была деятельность Купеческого банка. Подобно тому как вельможи оказывались в кабале у ростовщиков, дравших с кредиторов высокий процент, так и столичные купцы были опутаны долгами, и для них 6 %-ная ставка была благодеянием. Тем не менее столичные купцы бойкотировали банк, отказывались от его услуг на том основании, что их ни в какой мере не устраивал шестимесячный срок возвращения ссуд — размер территории страны и отсутствие благоустроенных дорог требовали продолжительного времени для оборачиваемости торгового капитала. Правительство пошло на уступку — срок возвращения ссуды увеличен был до одного года.

   Купеческий банк, хотя и располагал скромной суммой, все же оказал положительное влияние на снижение как ростовщического процента, так и зависимости русских купцов от иноземных. Купцы оказались платежеспособнее дворян: из 802 тысяч рублей, которыми располагал банк, просроченных ссуд значилось 382 тысячи рублей.

   К мерам, предложенным Шуваловым для поддержания помещичьего хозяйства, относится объявление винокурения дворянской монополией. Производство вина, как и его реализация, считалось делом весьма прибыльным. В петровское время, когда дворян обязывали служить в армии и многочисленных канцеляриях, они не располагали возможностью уделять должное внимание хозяйству, в том числе и винокурению — им занималось либо государство, либо купцы, поставлявшие вино на казенные питейные дворы.

   По мере ослабления служебного бремени после смерти Петра Великого у дворян появилась возможность жить в деревне. Располагая даровым зерном и даровым трудом крепостных, помещики интенсивно занялись винокурением и поставками вина на питейные дворы. Как только было установлено, что казенные и помещичьи винокурни могли обеспечить питейные дворы необходимым количеством вина, по инициативе Шувалова в 1753 году был обнародован указ, предлагавший купцам отказаться от винокурения и в течение полугода либо продать винокурни дворянам, либо сломать их. В итоге купцы лишились важного источника дохода, а дворяне благодаря поддержке правительства приобрели его, став монополистами в винокурении и поставке вина.

   До сих пор речь шла о реализованных проектах Шувалова, которые, хотя и учитывали прежде всего интересы дворянства, вместе с тем оказали благотворное влияние на экономику страны. Однако оценка прожектерской деятельности неутомимого Шувалова будет односторонней, если мы не остановимся на проектах полезных, но оставшихся нереализованными, и проектах реализованных, но своекорыстных, наносивших ущерб государству.

   К первым относится учреждение по его инициативе двух комиссий: Уложенной комиссии и Комиссии о коммерции. Вопрос о создании Уложений комиссии возник в том же 1754 году, когда был отменен сбор внутренних таможенных пошлин. На расширенном заседании Сената 11 марта 1754 года, на котором присутствовали императрица и члены коллегий во главе с президентами, рассматривались предложения различных ведомств, как избавиться от волокиты, ускорить решение дел в судах, улучшить работу правительственных учреждений.

   На заседании выступил и П. И. Шувалов, указавший на два способа устранения недостатков: он отметил, что существующие законы «с настоящим временем не сходны» и что в них столько противоречий, наслоений, исправлений, в которых способны разобраться лишь служители, много лет занимавшие канцелярские должности. Словом, Шувалов предлагал привести законы в соответствие с изменениями, происшедшими в стране со времени принятия Уложения 1649 года, и формулировать их так, чтобы они были всем понятны. Для этого надлежало продолжить работу, начатую при Петре Великом и Анне Иоанновне. На следующем заседании Сената было решено создать при нем комиссию во главе с генерал-рекстмейстером Дивовым, которой поручить свести воедино статьи Уложения, предложенные комиссиями, учрежденными при коллегиях, канцеляриях, конторах. С апреля 1755 года Сенат начал слушание двух подготовленных частей Уложения: судебной и криминальной.

   В связи с Семилетней войной работа комиссии хотя и не прекращалась, но протекала настолько вяло, что практически не оставила следов своей деятельности: в 1756 и в 1757 годах она заседала всего пять раз. В 1759 году изменили состав комиссии — в нее вошли Р. Л. Воронцов, А. Еропкин и другие, а спустя два года сменился и ее руководитель — им стал вместо П. И. Шувалова Р. Л. Воронцов. Изменение состава комиссии и ее руководителя сопровождалось изменением поставленных перед комиссией задач: шуваловский проект предусматривал меры по развитию торговли и промышленности, расширение прав купечества, в то время как воронцовский ориентировался на расширение дворянских привилегий. Новшеством стало и привлечение к работе комиссии представителей дворянства и купечества, причем дворяне имели право приглашать одного депутата от провинции, в то время как купцы — двух депутатов от каждой губернии.

   Согласно сенатскому указу, избранные депутаты должны были явиться в Петербург к 1 января 1762 года, хотя явились только пять человек: два дворянина и три купца.

   Комиссия агонизировала: сначала ее в 1762 году в связи с коронацией Екатерины II перевели в Москву, в следующем году депутатов распустили по домам. В 1764 году она провела 12 заседаний, в 1765 году — на одно больше. Она умерла естественной смертью — у Екатерины созрел план созыва новой Уложенной комиссии, ее энергия была направлена на составление «Наказа» для нее и условий ее комплектования.

   Одна из сфер прожектерской деятельности Петра Ивановича, движимого чрезмерным честолюбием и желанием прославиться, может показаться странной. Речь идет о его предложениях, касающихся военного дела. Сугубо штатский человек взялся за дело, которое оказалось ему либо совсем незнакомым, либо в котором он был менее сведущ, чем в экономике страны и ее административном устройстве. Правда, надо отдать Шувалову должное — он обладал недюжинными организаторскими способностями, умел находить и привлекать к разработке своих прожектов талантливых специалистов. Однако и их услуги оказались тщетными, когда в 1753 году зашла речь о замене гаубиц с круглыми стволами гаубицами с овальным стволами на том основании, что они будто бы имели большую убойную силу.

   Ход мыслей, изложенных Шуваловым в записке Сенату, на первый взгляд кажется убедительным: «Гаубицы с овальным калибром, из которого рассуждается в стрелянии картечами лучший способ, что оные более по линии в стороны раздаваться быть имеют, а не так как до ныне от круглых калибров большое число вниз и вверх праздно падают».

   Были отлиты пробные экземпляры, 10 ноября 1753 года гаубица в присутствии сенаторов и членов Военной коллегии подверглась экспертизе, повторенной в январе следующего года, и в конце концов была одобрена и рекомендована для внедрения в армии. Началась срочная замена гаубиц старого образца шуваловскими. Не ясно, как проводились испытания и насколько были компетентны сенаторы и члены Военной коллегии в артиллерийском деле, но во время военных действий шуваловские гаубицы не выдержали сравнения со старыми образцами, и после смерти изобретателя в 1762 году производство их прекратилось.

   Столь же эфемерной оказалась организация так называемого обсервационного корпуса, созданного по инициативе того же П. И. Шувалова и находившегося в его непосредственном подчинении. Суть новшества состояла в том, что из всех армейских полков были взяты в этот корпус самые крепкие солдаты численностью в 30 тысяч человек. В мае 1756 года в связи с предстоявшей войной Шувалов докладывал на Конференции о том, что «великая надобность и польза есть в содержании в исправном и порядочном состоянии артиллерии и принадлежащего к оной знатного артиллерийского и инженерного корпуса и прочего». По идее, обсервационный корпус, дислоцированный в пограничных районах, должен был составлять мобильную и ударную силу армии. На деле корпус, созданный накануне Семилетней войны и обошедшийся казне в копеечку, в боевых действиях не участвовал.

   И все же П. И. Шувалов оставил заметный след в истории русской артиллерии прежде всего тем, что придавал ей огромное значение. Будучи назначенным в мае 1756 года генерал-фельдцейхмейстером, то есть руководителем артиллерии страны, он писал: «Главное и первое есть упование в том, чтобы добиться и победу свою доставать действием артиллерии».

   Кроме гаубиц, без всякого на то основания считавшихся секретнейшим оружием и содержавшихся всегда зачехленными, чтобы о них ничего не проведал противник, а прислуге под угрозой смертной казни запрещалось что-либо сообщать о них, у Шувалова существовало еще одно детище, оказавшееся полезным изобретением, — единороги. Пушки получили это название от изъятого из фамильного герба Шувалова единорога, отливавшегося на всех орудиях разного калибра. Единороги заменили мортиры и имели, по сравнению с ними, два преимущества: их ядра летели на расстояние, в два раза превышавшее полет ядер из мортир, а их убойная сила превосходила мортиры в восемь раз. Единороги громили армии Фридриха II в Семилетней войне, Наполеона в войне 1812 года и были заменены только после изобретения нарезных стволов.

   Без всякого сомнения, негативной оценки заслуживает деятельность П. И. Шувалова в той части экономики, где государственный интерес и интерес населения были принесены в жертву корыстной пользе отличавшегося алчностью мудрого государственного деятеля. Имеется в виду откуп им в 1747 году тюленьего промысла на Ладожском озере и Каспийском море, а в следующем году откуп на 20 лет сальных промыслов в Архангельске и китового промысла в Гренландии. Монопольное положение Шувалова на рынке сбыта морской продукции позволяло ему принимать продукцию у промысловиков по крайне низким ценам, что значительно увеличивало доход монополиста за счет уменьшения дохода тех, кто занимался добычей морских животных.

   Самую крупную аферу Шувалов совершил в 1755 году, когда по его настоянию была осуществлена передача казенных металлургических заводов в частные руки. Сама по себе акция ничего предосудительного не таила. Ею пользовался Петр Великий в качестве средства развития промышленности. Царю было хорошо известно об отсутствии у купцов средств на строительство крупных промышленных предприятий и их эксплуатацию: надобно было располагать значительным капиталом, чтобы не только соорудить мануфактуру, приобрести соответствующее оборудование, но и обеспечить ее квалифицированными работниками, нанимаемыми за границей, закупить сырье и т. д. Принадлежавшие казне предприятия вместе с укомплектованным штатом работников и заготовленным сырьем передавались купцам на весьма льготных условиях: будущие владельцы предприятий расплачивались с казной в течение предусмотренного договором срока не деньгами, а готовой продукцией в зависимости от профиля предприятия: железом, пушками, сукном, полотном. Более того, учитывая огромные размеры территории и медленную оборачиваемость капитала, казна выдавала некоторым промышленникам беспроцентные ссуды и освобождала на несколько лет от уплаты таможенных пошлин.

   Положительные результаты подобной политики сказались довольно быстро. Успехи ее историки обычно иллюстрируют примером колоссального роста промышленного хозяйства тульского предпринимателя Никиты Демидова — он получил Невьянский завод на Урале в 1701 году, а ко времени своей смерти оставил наследнику шесть крупных металлургических заводов.

   Приватизация казенных заводов на Урале, осуществленная по предложению П. И. Шувалова в 1755 году, не вызвала бы осуждения, если бы он руководствовался теми же принципами, что и Петр Великий, — передавал заводы купцам, знавшим толк в торговле и промышленном производстве. Но в том-то и дело, что все металлургические заводы Урала сказались в руках не купцов и предпринимателей, а вельмож, рассматривавших заводы как источник получения дополнительных доходов, тут же растрачиваемых на поддержание роскошного образа жизни. Сам П. И. Шувалов получил Гороблагодатские заводы, считавшиеся лучшими на Урале, поскольку они работали на самых высококачественных рудах.

   Ни один из вельмож не удержался в роли промышленника, почти все они не уплатили за заводы ни копейки, и все предприятия вновь оказались в руках казны, причем покупная цена учитывала только сумму, издержанную на строительство, а казна их выкупала по рыночной цене, учитывавшей качество руды, стоимость лесных угодий, труд приписных крестьян, оплачиваемый в два-три раза ниже труда наемных работников. Это был чистой воды грабеж народного достояния, инициатором которого был П. И. Шувалов.

   Чтобы яснее была суть дела, приведем два примера. Роман Илларионович Воронцов, брат вице-канцлера, имевший прозвище «Роман — большой карман», должен был уплатить за Верх-Исетский завод около 36 тысяч рублей, а казне продал за 200 тысяч рублей. Камергер граф Иван Григорьевич Чернышев за два Юговских медеплавильных завода должен был уплатить около 92,5 тысячи рублей; к двум заводам он прибавил еще один, Аннинский, затраты на сооружение которого неизвестны; казна за три завода уплатила 430 тысяч рублей.

   Хищническая эксплуатация бывших казенных заводов привела к трагическим социальным последствиям, обусловленным тем, что вельможи в погоне за увеличением прибыли к полученным заводам сооружали новые или пристраивали к старым дополнительные доменные и медеплавильные печи, а рубило лес и жгло уголь прежнее количество приписных крестьян, труд которых оплачивался по закону, изданному еще в 1724 году, и был ниже оплаты наемного труда в два-три раза.

   Расширение промышленного хозяйства вельмож приводило к значительному увеличению потребностей в древесном угле и, следовательно, при неизменном количестве приписных крестьян (приписка крестьян прекратилась к середине 50-х годов) — к увеличению дней работы крестьян в лесу, что сильно отражалось на их благосостоянии. Приписные крестьяне оказывали сопротивление произволу вельмож невыходом на работу. В приписные деревни посылались карательные отряды, далеко не всегда справлявшиеся с волнениями. По словам Екатерины II, ко времени вступления ее на престол в неповиновении находилось 100 тысяч крестьян, приписанных к уральским заводам, оказавшимся в руках вельмож. Их усмиряли с применением артиллерии.

   Уместно отметить, что перечисленными в главе предложениями П. И. Шувалова не исчерпываются его прожектерские усилия. Прожектов было подано великое множество, но они остались на бумаге. Назовем один из главных, «касающийся до разных государственных полезностей». Он относится к 1754 году. Цель проекта — улучшить положение «главной силы государственной, то есть народа, положенного в подушный оклад». В проекте перечислены недостатки в управлении, устранение которых избавит страну от наносимого ей урона: притеснения, чинимые крестьянам проходящими через населенные пункты полками; устранение причин, вызывающих бегство крестьян за рубеж; крайне низкие, не регулируемые государством цены на хлеб; огромное количество неспособных правителей в губерниях, провинциях и городах, отчего оскудело правосудие, и многое другое. Шувалов предложил создать хлебные магазины трех назначений: для полкового довольствия, для регулирования цен на хлеб и для запасов на случай недорода. С этой целью он предлагал организовать при Сенате контору Государственной экономии.
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Худ. Антон Павлович Лосенко Портрет президента Академии художеств Ивана Ивановича Шувалова. 1760 г.

   Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

   
Сенат не стал обременять себя заботами, требующими немало усилий, и передал записку в комиссию по составлению Уложения, где она и была похоронена.

   Иван Иванович Шувалов

   Неоценимую услугу в реализации проектов и их обсуждении в Сенате П. И. Шувалову оказывал Иван Иванович Шувалов. Вероятно, Иван Иванович чувствовал себя в неоплатном долгу перед двоюродным братом, поскольку знал, что своим положением фаворита обязан чете Шуваловых. Без их покровительства он не оказался бы при дворе императрицы камер-пажом, без влияния Мавры Егоровны Елизавета Петровна, быть может, не обратила бы внимания на юношу, занимавшего скромную придворную должность.

   Достаточно взглянуть на перечень лиц, окружавших императриц и их фаворитов, чтобы убедиться, сколь выше их по интеллекту стоял Иван Иванович Шувалов. Императрица Анна Иоанновна окружала себя шутами, карлами и карлицами, любила на сон грядущий наслаждаться пением фрейлин, для нее разыскивали по всей стране женщин, умевших без умолку часами болтать всякий вздор. Достоинство ее фаворита Бирона состояло в том, что он души не чаял в лошадях.

   Елизавету Петровну прежде всего привлекала внешность фаворитов, ее выбор падал на статных красавцев, их интеллект ее не интересовал. Бутурлин, Шубин, Разумовский внушали ей уважение не содержанием, а формой, красотой и мужской силой. В окружении Разумовского толпились соотечественники, питавшие пристрастие к горилке. Не чужда была горилка и Алексею Григорьевичу. Он нередко напивался до такого состояния, что становился буйным, крушил всех, кто попадался под руку. Даже любимица императрицы Мавра Егоровна не была уверена, вернется ли живым и невредимым ее супруг П. И. Шувалов, отправившийся на охоту с Разумовским, не погуляет ли по его спине палка разъяренного фаворита. Развлечения Елизаветы Петровны, как и Анны Иоанновны, сочетали вкусы переходной эпохи: привычную с детства старину с новыми веяниями — итальянской оперой, выступлениями французских актеров и музыкантов. Хотя она, в отличие от жестокой двоюродной сестры, и обладала добродушным нравом, но в порыве гнева могла, как и Анна Иоанновна, наградить фрейлин пощечинами, а придворных даже высокого ранга обругать отборной бранью. Елизавета Петровна любила устраивать прогулки в царской карете по аллеям Петергофа и Царского Села в сопровождении придворных служанок самого низкого ранга и наслаждаться их немудреными сплетнями, чем шокировала чопорных придворных.

   И. И. Шувалова тоже привлекали неординарные личности, но отличавшиеся не внешностью или умением болтать, но и необыкновенными дарованиями. Так, он гордился тем, что случайно встретил на улице крестьянина, покупавшего книги на латыни. Шувалов познакомился с покупателем — тверским крестьянином Свешниковым, самостоятельно овладевшим многими языками. Самородка-простолюдина Шувалов позвал к себе и пригласил вельмож познакомиться с чудом. Вот описание очевидца: «Начался съезд, гости валились один за другим. Наконец приехала и княгиня Дашкова. Войдя в комнату, тотчас же спросила она с нетерпением у хозяина: „Где же твой чудный крестьянин?“ Скромный Свешников явился к ее сиятельству. „Здравствуй, дружок! — сказала она с живостью. — Говорят, что ты знаешь по-гречески, по-латыни и по-французски?“ — „Да, сударыня, про себя всего понемногу разумею“. — „Хорошо, переведи же нам что-нибудь!“ Тут, взяв одну книгу из лежавших на столе Руссовых творений, назначила ему место для перевода. Свешников переводил изустно, нимало ни в чем не затрудняясь… „Ну, дружок, как тебе нравится этот сочинитель? Не правда ли, что он пишет очень красиво?“ — „Да, — отвечал крестьянин, — Руссо самый красноречивый писатель: он хоть кого обворожит! Всем бы хорош был, только часто сбивается с пути, много затевает несодеянного“. Такое суждение еще более всех удивило: „А можешь ли доказать нам, в чем именно он ошибается?“

   Свешников и здесь не растерялся и дал ответ, свидетельствовавший о глубоком изучении произведений просветителя. Все знатные особы наперерыв осыпали его различными вопросами, и Свешников давал всем скорые и правдивые ответы, которыми и убедил знаменитых собеседников своих, что они точно видят пред собою человека редких дарований. Дашкова предложила ему почетное место в Академии, но Свешников отказался, заявив, что учится для забавы, а ему надо кормить целое семейство. Не принял он и предложения Шувалова учиться в Московском университете. С этого времени крестьянин поселился у своего покровителя и ежедневно по часу-два проводил в беседе с ним».

   Описанный эпизод происходил в 1784 году, после продолжительного пребывания Шувалова за границей, где он значительно расширил свой кругозор, приобрел светский лоск, посетил многие салоны, встречался с Вольтером. Но Иван Иванович и в 18-летнем возрасте, когда оказался в объятиях Елизаветы Петровны, занял особое место среди фаворитов и фавориток, которыми так богат XVIII век, прежде всего потому, что не стремился извлечь из своего положения, по крайней мере открыто, материальных выгод, как это позволяли себе А. Д. Меншиков, Э. И. Бирон, А. Г. Разумовский, Е. Р. Воронцова и другие. Иван Иванович не очень был далек от истины, когда в одном из писем М. И. Воронцову в ответ на предложение последнего начать хлопоты перед императрицей о пожаловании ему десяти тысяч крестьян и ордена Андрея Первозванного писал о себе: «Могу сказать, что родился без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности; когда я, милостивый государь, ни в каких случаях к сим вещам моей алчбы не казал в таких летах, где страсть к тщеславию владычествует людьми, то ныне и более причин нет. Мое единственное желание — благополучие нашей милостивейшей в свете государыни, ее дражайших родственников и моего любимого отечества и потом себе только спокойную жизнь, в которой бы я мог безмятежно окончить дни мои, которые по неумеренному счастию сделались столь знатны и воздвигли мне ненависть, напасти и злость, которые все истинно меня не столько крушат уже, сколько я знаю Бога и на него надежен за чистоту моей совести, которая ничего мне не представляет, что бы я делал, оставив мою должность, ниже бы кому сделал какое зло, кроме что терплю от других — на моем сердце».
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Неизвестный художник Портрет Александра Борисовича Бутурлина. Сер. XVIII в.

   Государственный исторический музей, Санкт-Петербург

   
Эту своего рода исповедь Иван Иванович коротко повторил еще дважды: в письме к сестре П. И. Голицыной, датированном ноябрем 1763 года, когда он после кончины Елизаветы Петровны утратил значение теневого императора, лишился власти и, следовательно, возможности удовлетворить честолюбивые и корыстолюбивые притязания. В письме ни слова сожаления об упущенных возможностях, когда он находился «в случае». «Благодарю моего Бога; что дал мне умеренность в младом моем возрасте, не был никогда ослеплен честьми и богатством, и так в совершеннейших годах еще меньше быть могу». В другом письме, отправленном, видимо, в состоянии ипохондрии, которой был подвержен, он писал о себе: «Считайте, милостивый государь, что я мертв для себя самого, когда себе ничего не желаю, о себе не думаю и все для того, чтобы удостоиться имени честного человека».

   Что в этих заявлениях надобно признать бесспорным, не подлежащим сомнению? Прежде всего факт, что Шувалов не только не докучал своей возлюбленной просьбами о пожаловании «крестьянишек» и «деревнишек», но и отказался от хлопот, предложенных услужливым М. И. Воронцовым. Не страдая ненасытным честолюбием, он, в отличие от Меншикова и двоюродного брата Петра Ивановича, не стремился к высоким должностям, не занимал ни одного правительственного поста, не стал ни светлейшим князем, ни графом, ни даже бароном, а остался до конца дней своих Иваном Ивановичем Шуваловым, хотя любое из этих званий мог получить без всякого труда. В то время как Иван Иванович решительно отказывался от почестей и довольствовался чином обер-камергера, генерал-лейтенанта, должностью куратора Московского университета, президента Академии художеств, Петр Иванович был обременен множеством высших чинов и должностей: имел звание фельдмаршала, хотя не участвовал ни в одном сражении, носил графское достоинство и придворный чин действительного камергера, занимал должность сенатора, генерал-фельдцейхмейстера, конференц-министра и лейб-кампании поручика.

   Елизавета Петровна любила одаривать фаворитов дворцами. В 1757 году она пожаловала «собственный каменный дом, что у Аничкова моста, со всеми строениями и что в нем наличностей имеется» графу А. Г. Разумовскому. Еще раньше, в 1754 году, она пожаловала дворец на Невском проспекте И. И. Шувалову. Об этом дворце сохранилось два несхожих суждения современников. Секретарь французского посольства Фавье назвал сооружение «красивым дворцом». Екатерина II, напротив, не обнаружила в нем ничего привлекательного. «Хозяин, — писала она, — украсил этот дом, насколько было у него вкуса, тем не менее дом был без вкуса и довольно плох, хотя чрезвычайно роскошно убран. В нем было много картин, но большей частью копий; одну комнату облекли чинаровым деревом, но так как чинара неказиста, то поверх нее навели глазурь, отчего комната сделалась желтой; чтобы поправить дело и уничтожить желтый цвет, ее покрыли очень тяжелою и богатою резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, хотя очень огромный, напоминал своими украшениями манжеты из алансонских кружев, так много на нем было богатых украшений».

   Дворец на Невском проспекте относится к единственному официально зарегистрированному пожалованию императрицы Шувалову, новоселье в котором он отпраздновал пышным маскарадом 24 октября. Все это подтверждает репутацию Ивана Ивановича как бессребреника, не использовавшего положение фаворита в корыстных целях, роскошь императрицы и ее двора, мотовство вельмож нисколько его не коснулись, и он довольствовался скромными благами, предоставленными ему, когда он был пажом.

   Подобный ход мыслей противоречит свидетельству Фавье о том, что Шувалов «имеет только один красивый дворец, в котором, впрочем, он не живет, так как имеет помещение при дворе, но обстановка у него роскошна, и, как говорят, он имеет наличными деньгами более миллиона рублей серебром. Для себя лично он ищет удовольствий и развлечений, насколько, впрочем, это ему дозволяет его положение: он имел несколько любовниц».

   Наличие у Ивана Ивановича свыше миллиона рублей документально подтвердить невозможно, но нет сомнения, что деньжата, и довольно значительные, у него водились: после смерти императрицы он приобрел две тысячи крепостных, а в 1763 году отправился в путешествие, где провел не три месяца или три года, а пятнадцать лет, причем в Италии и Франции он покупал произведения искусства, подаренные затем Екатерине II.

   Бескорыстие у всякого здравомыслящего человека не должно затмевать мысли о будущем. На глазах Ивана Ивановича медленно угасала жизнь возлюбленной и нависала угроза возвратиться к укладу быта мелкопоместного дворянина. Утопавшего в роскоши модника вряд ли радовала подобная перспектива, и он, поразмыслив о своем будущем, предпринял попытку сблизиться с малым двором, то есть с великим князем Петром Федоровичем, наследником престола, будущим императором Петром III, и его супругой Екатериной Алексеевной. Попытка не увенчалась успехом — сближению препятствовала прежде всего супруга наследника. По словам Фавье, «Ив. Ив. старался приобрести у великой княгини то же доверие и быть при ней в таком же положении, как и при императрице. Эта попытка, однако, ему не удалась, и великая княгиня сохранила глубокое чувство ненависти к нему, приписывая изгнание графа Понятовского (фаворита Екатерины Алексеевны. — Н. П.) отчасти зависти камергера».
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Неизвестный художник Выезд императрицы Елизаветы Петровны из Аничкова дворца. Сер. XVIII в.

   Музей Усадьбы Кусково

   
Подлинная причина обострениия отношений между малым двором и И. И. Шуваловым состояла в причастности последнего к проекту передачи короны не племяннику, а его сыну Павлу. Проект возник в связи с неуравновешенным характером Петра Федоровича, недоброжелательным к нему отношением императрицы, его преклонением перед прусским королем и неустойчивым здоровьем Елизаветы. Проект поддерживали графы Р. И. Воронцов, И. Г. Чернышев и гетман Разумовский. Шувалов должен был передать проект на подписание, но не решился, не добившись согласия А. П. Бестужева, — канцлер был решительным сторонником Екатерины и не разделял мнения о необходимости ее высылки из России.

   Передача короны Павлу перекрывала путь к трону для Екатерины, и поэтому она не могла питать нежных чувств к Ивану Ивановичу, лишь благодаря нерешительности которого едва не был нанесен смертельный удар ее мечте: свергать с трона собственного супруга-императора, будучи императрицей, было значительно легче, чем великой княгине — собственного сына.

   После смерти Елизаветы Петровны Петр III назначил Шувалова на должность командира кадетского корпуса, которую сам занимал, будучи великим князем. Можно представить, сколь странным было это назначение — Иван Иванович, сугубо светский человек, ни дня не служивший в армии, понятия не имевший о воинских порядках, стал начальником учебного заведения, готовившего офицерские кадры. Шувалов, хотя и был удручен этим назначением, не посмел противиться воле императора. Вольтеру он в марте 1762 года жаловался: «Мне потребовалось собрать все силы моей измученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающей мое честолюбие и мои силы». Удивлялся этому назначению и приятель Ивана Ивановича граф Иван Григорьевич Чернышев. Прослышав о нем, он писал Шувалову: «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю себе вас в щиблетах, как ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите: „На караул“».

   Сказанное, однако, не колеблет нашего суждения об отсутствии у Ивана Ивановича алчности, свойственной прочим фаворитам, в том числе и его предшественнику А. Г. Разумовскому. Цель вышеизложенного состоит в другом — отказаться от суждения о Шувалове как об аскете, которому были совершенно чужды пороки своего века.

   И тем не менее И. И. Шувалов был наделен множеством добродетелей, намного перекрывавших его недостатки, — среди фаворитов он выглядел белой вороной. Даже Екатерина II, его недолюбливавшая, наблюдая Шувалова, когда ему исполнилось 18 лет, отмечала: «Он был очень недурен собой, очень услужлив, очень важен, очень внимателен и, кажется, от природы очень кроткого нрава». Императрица даже приписала себе заслугу в карьере Шувалова: «В своем счастии, которое наступило очень быстро, он долго был благодарен мне за то, что я первая его отличила». Екатерина преувеличивала свою роль, считая себя его «первым двигателем».

   Еще одно достоинство Ивана Ивановича состояло в его тяге к знаниям. Он образовал себя, по словам секретаря французского посольства Фавье, «без помощи путешествия и учения». Любовь к чтению позволила ему самостоятельно овладеть хотя не глубокими, но разнообразными знаниями как в области науки, так и искусства. Он владел едва ли не самой обширной в столице библиотекой. «Шувалов, — отметила в своих „Записках“ Е. Р. Дашкова, — выписывал из Франции все вновь появлявшиеся книги. Он оказывал особое внимание иностранцам; от них он узнал о моей любви к чтению; ему были переданы и некоторые высказанные мною мысли и замечания, которые ему так понравились, что он предложил снабжать меня всеми литературными новинками. Я особенно оценила его любезность на следующий год, когда я вышла замуж и мы переехали в Москву, где в книжных лавках можно было найти только старые, только известные сочинения, к тому же уже входившие в состав моей библиотеки, заключавшей к тому времени двухтысячный том».

   Пристрастие Ивана Ивановича к чтению отметила и Екатерина: «Я всегда его находила в передней с книгою в руке… Этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться».

   И еще несколько свойств натуры Ивана Ивановича, вызывающих одновременно и симпатию, и осуждение: мягкость характера, уступчивость, желание всем угодить, чтобы избежать ссор, чем пользовались не только добропорядочные друзья, но и алчный братец Петр Иванович, донимавший его корыстными просьбами «о предстательстве перед императрицей».

   О скованности, стеснительности и нерешительности Шувалова писал неизвестный автор его биографии: «Характерной чертой Шувалова была его застенчивость и неуверенность в самом себе в обществе. Несмотря на беспримерные успехи, он всегда был обособлен… не имея для этого видимой причины. Большая привычка бывать в свете помогала ему скрывать свою внутреннюю стесненность, но его друзья подмечали ее».

   Заметила нерешительность Шувалова и Екатерина II, изобразив ее в утрированном виде в сочинении «Были и небылицы», где, по мнению историков литературы, под фамилией действующего лица «Нерешительный» вывела И. И. Шувалова: «Есть у меня сосед, который в младенчестве слыл умницею, в юношестве оказал желание умничать, в совершеннолетие каков? Увидите из следующего: он ходит бодро, но когда два шага сделает направо, то, одумавшись, пойдет налево; тут встречаем он мыслями, кои принуждают его идти вперед, потом возвращается вспять. Каков же путь его, таковы его и мысли. Сосед мой от роду не говаривал пяти слов и не делал ни единого шагу без раскаяния потом об оном».

   Приведем высказывание еще одного современника об И. И. Шувалове. Австрийский посол Мерси д’Аржант не мог питать симпатий к Ивану Ивановичу, поскольку тот был сторонником сближения не с Австрией, а с Францией. Поэтому он обнаружил у фаворита недостатки, в большинстве случаев надуманные. Аржант считал «вполне достоверным, что при крайне ограниченных способностях и легкомыслии канцлера его заблуждения и уклонения от правого пути тем опаснее, что он всегда умеет прикрывать их под видом неутомимого рвения и любви к отечеству, хотя не представил никаких других доказательств этому, кроме проектов преобразования разных частей управления», но ни один из них не доведен до конца. Дипломат упрекал камергера и в том, что его внимание «обращено то на полицейское управление, то на торговлю или же на искусство и науки и все его затеи привели к тому, что подданные впали в еще большую нищету, чем прежде».

   Аржант уличает Шувалова в прирожденном высокомерии, его чрезмерно лестном мнении о собственной персоне и в ненависти к иностранцам. Этот отзыв, далекий от истины и одинокий среди множества похвальных, приведен, чтобы показать, как один и тот же человек воспринимался современниками, придерживавшимися различных взглядов. Аржант так же отрицательно отзывался и о другом своем противнике, ориентировавшемся на тесные контакты не с Австрией, а Францией, — канцлере М. И. Воронцове, сменившем Бестужева: «Его слабость, трусливость и посредственные способности — сами по себе представляют почти непреодолимые препятствия, и нет основания предположить, чтобы при большей настойчивости с его стороны мы могли бы надеяться на получение более значительных и существенных результатов, чем те, каких мы достигли до сих пор».

   В обоих случаях пером Аржанта руководило стремление оправдать отсутствие положительных результатов своих домогательств — дипломаты всегда свои неудачи перекладывали на вельмож, с которыми им доводилось вести переговоры, награждая их самыми неприглядными свойствами: ограниченностью ума, слабостью характера и др. Князь М. М. Щербатов дал Воронцову диаметрально противоположную оценку, заслуживающую доверия прежде всего потому, что автор обладал проницательным умом и располагал большими возможностями наблюдать быт и нравы вельмож. В знаменитом своем сочинении «О повреждении нравов в России» Михаил Михайлович писал о скромности Воронцова, воспринимаемой за отсутствие ума: его «тихий обычай не дозволял показать его разум, но по делам видно, что он его имел, а паче дух твердости и честности в душе его обитал, яко самыми опытами он имел случай показать».

   Выше отмечалась посредническая роль Ивана Ивановича между вельможами (прежде всего братьями) и императрицей: «…его двоюродные братья пользуются им, чтобы проводить свою политику и противодействовать канцлеру графу Воронцову. Чужестранные посланники и министры постоянно видятся с Ив. Ив. Шуваловым и стараются предупреждать его о предметах своих переговоров». Но И. И. Шувалов оставил собственный след в истории страны, заняв в ней особую нишу, — его заботили отечественная культура, наука и искусство, он был первым в России меценатом, покровительствовавшим ученым, писателям и художникам.

   Роль мецената Иван Иванович Шувалов исполнял, опираясь на свое положение фаворита, — к его покровительству и ходатайствам относились с должным вниманием потому, что за его спиной стояла императрица. Кстати, об отношениях между Елизаветой и ее фаворитом мы толком ничего не знаем: насколько они были взаимно искренними, а чувства глубокими? Для суждений на этот счет они не оставили ни писем, ни записок, подобных тем, которые отправляла Екатерина II Г. А. Потемкину. Крайне скудные сведения на этот счет оставили и современники.

   Безошибочно можно сказать о наличии близких друг другу черт характера — оба отличались щедростью и добротой. «Будучи щедрым и великодушным, — отзывался об Иване Ивановиче Фавье, — он облагодетельствовал многих французов, нашедших себе приют в России». Речь шла о роялистски настроенных французах, вынужденных во время революции бежать из Франции и искать убежища в монархических дворцах Европы, в том числе и в России.

   Иван Иванович отличался уравновешенным характером. Бог оградил его от увлечения горячительными напитками, которые его предшественника Разумовского приводили в буйное состояние. Он был внимательным собеседником, его лицо часто озарялось благожелательной улыбкой.

   Три сферы деятельности Шувалова возводят его в ряд крупных деятелей второй половины XVIII века. Он был меценатом, сказано выше, но, кроме того, являлся горячим сторонником распространения в России просвещения.

   Вряд ли его можно считать просветителем, поскольку он не высказал своего отношения к крепостному рабству. Известно, что основополагающий тезис просветителей состоял в том, что освобождению крестьян от крепостной зависимости должно предшествовать распространение среди них просвещения.

   Третьей сферой деятельности Шувалова, в особенности в последние пять лет жизни императрицы, была внешняя политика. Это наблюдение подтверждает исполнение им обязанностей практически единственного докладчика Елизавете о внешнеполитических акциях правительства.

   В исторической литературе существует мнение об основании Шуваловым первого в России салона, относящегося ко времени, когда он стал фаворитом Елизаветы и, следовательно, влиятельной персоной. Мнение, на наш взгляд, является, по меньшей мере, спорным. Под салоном принято подразумевать регулярные собрания интеллектуальной элиты, во время которых писатели читали свои произведения, вельможи рассказывали о происшедших или предстоящих нововведениях, художники демонстрировали свои работы, актеры исполняли арии или отрывки из театральных постановок и т. д. Все это подвергалось публичному обсуждению присутствовавшими в салоне. Ничего подобного в царствование Елизаветы не происходило, бывали всего лишь эпизодические встречи Шувалова с М. В. Ломоносовым, А. П. Сумароковым, В. К. Тредиаковским, причем с каждым в отдельности, и лишь иногда у Шувалова одновременно присутствовали Ломоносов и Сумароков. Салона не могло быть еще и потому, что в это время интеллигенция столицы была представлена перечисленными выше именами: художников отечественного происхождения не было, профессиональный театр находился в стадии возникновения, наука была представлена двумя-тремя именами.

   В царствование Елизаветы Петровны есть полное основание говорить о первом в истории России меценате, оказывавшем покровительство трем поэтам, и прежде всего М. В. Ломоносову. Среди этой троицы Ломоносов был не только самым талантливым поэтом, но и разносторонне одаренным ученым. А. С. Пушкин справедливо назвал его «первым нашим университетом». Его гениальные способности проявлялись во многих отраслях науки: ученый занимался изысканиями в математике и физике, химии и астрономии, горном деле и языкознании, философии и истории. Во всех этих отраслях знаний Ломоносов достиг крупных успехов, иногда опережавших его век. Ему принадлежит открытие закона о сохранении материи и движения. Им был высказан ряд ценных суждений об атмосферном электричестве, его происхождении, способах борьбы с грозовыми разрядами. Он предсказывал большое будущее электричества, его использование, по мнению ученого, открывало «великую надежду к благополучию человеческому».

   В области гуманитарных наук своим трудом «Российская грамматика» ученый подготовил почву для создания современного русского языка. В трудах по экономике Ломоносов считал важнейшим условием развития производительных сил сокращение смертности и повышение рождаемости, а также запрещение неравных по возрасту и насильственных браков.

   Гениальный ученый отличался неуживчивым характером. В том, что он резко выступал против советника академической канцелярии Шумахера, нет ничего удивительного — Академия наук после восшествия на престол Елизаветы Петровны осталась своеобразным островком, где полностью сохранилось засилье немцев, прежде всего Шумахера, в руках которого находилось управление Академией наук и который к науке не имел никакого отношения, был ловким интриганом и ненавистником всего русского. Еще дальше отстоял от науки президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский, занявший в 18 лет эту должность. Кроме того, он был еще гетманом Украины, жил в своей резиденции в Глухове, и реальная власть в Академии наук принадлежала Шумахеру, тормозившему продвижение русских ученых в науку, в том числе и Ломоносова, получившего звание профессора только в 1745 году, хотя его выдающиеся труды позволяли им стать многими годами раньше. Под влиянием отзывов знаменитого ученого Л. Эйлера о достоинствах труда Ломоносова «О пользе химии», в котором он «обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки», Шумахер сквозь зубы вынужден был произнести: у Ломоносова «замечательный ум и отличное пред другими дарование, чего не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия».
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Неизвестный художник Портрет М. В. Ломоносова

   Государственный исторический музей, Москва

   
Подлинное отношение к Ломоносову Шумахер высказал в письме к своему приятелю, адъюнкту академии Г. Н. Теплову, заклятому врагу Михаила Васильевича. В письме шла речь о том, кому произносить похвальное слово на торжественном собрании академии по случаю восшествия на престол Елизаветы Петровны. Шумахер считал, что лучше Ломоносова такую речь никто произнести не мог, но тут же добавил: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между нашими академиками».

   Первый скандал в Академии наук Ломоносов учинил в 1742 году, когда Михаил Васильевич, оскорбленный тем, что он не был избран ни на один академический пост, находясь в нетрезвом состоянии, грозил побить академиков при первом же удобном случае. В ответ академики вынесли постановление лишить Ломоносова права присутствовать на заседаниях Конференции. Уязвленный Ломоносов продолжал грубить и оскорблять ученых, в результате около двух с половиной месяцев содержался в заключении, а затем под домашним арестом. В скандал вмешался Сенат и в начале 1744 года вынес вердикт: «Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а по объявленных учиненных им продерзостей у профессоров просить ему прощение. А что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в Конференции, яко в судебных местах, за то давать ему, Ломоносову, жалованье в год по нынешнему его окладу половинное».

   Не подлежит сомнению, что эту благожелательную для Ломоносова резолюцию Сенат вынес под давлением И. И. Шувалова, у которого к этому времени сложились с ученым дружеские отношения. Кстати, это была первая покровительственная акция мецената, вполне оценившего выдающиеся способности ученого. В их дружбе выявилась, помимо совпадения некоторых взглядов, обоюдная заинтересованность: тянувшийся к знаниям фаворит высоко оценил место адъюнкта в науке, а адъюнкт обнаружил покровителя, благосклонно относившегося к его ученым трудам. Друг на друга они оказывали благотворное влияние: Шувалов своим заступничеством создавал Ломоносову благоприятные условия для научных занятий, давал ему даже конкретные поручения.

   Ломоносов был горячим поклонником Петра Великого и его деяний и в похвальном слове Елизавете упомянул: «… не описаны еще дела моих предков и не воспета по достоинству Петра Великого слава». Шувалов и поручил описать «дела предков», то есть историю России, и ученый усердно взялся за его выполнение. Дело, однако, продвигалось медленно — Ломоносов, помимо изучения исторических источников, отвлекался на решение проблем в других отраслях науки. В ответ на просьбу Шувалова завершить работу в ближайшее время Ломоносов отвечал в начале 1755 года: «Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать, однако оно само собою такого есть свойства, что требует времени».

   Молва приписывает заслугу появления знаменитого «Письма о пользе стекла» тоже Шувалову. Однажды Михаил Васильевич прибыл во дворец Шувалова во французском кафтане с большими стеклянными пуговицами. Кто-то из присутствовавших заметил, что ныне такие пуговицы не в моде, все пользуются металлическими. Михаил Васильевич так горячо и убедительно оспаривал это мнение и доказывал преимущества стекла перед металлом, что Шувалов, слушая его возражения, попросил ученого изложить сказанное в стихах. Выполнение просьбы вылилось в поэму о пользе стекла.

   Два эпизода полезного для Ломоносова покровительства мецената заслуживают отдельного упоминания. Известно, что Ломоносов являлся изобретателем цветного стекла. Его производство требовало значительного числа работников для заготовки дров, песка и прочего. У Ломоносова отсутствовали средства для найма работников, а на рынке труда отсутствовала наемная рабочая сила. Выход из тупика состоял в приписке к стекольной фабрике крепостных крестьян. В удовлетворении просьбы Ломоносова неоценимую услугу оказал Шувалов — Сенат приписал к предприятию 30 крестьянских дворов.

   В другой раз, в 1755 году, Шувалов выручил из беды Ломоносова, когда тот с горячностью выступил с предложением ограничить власть президента Академии наук и расширить права ученых. Шумахер без труда разгадал, в чью сторону были нацелены стрелы Ломоносова: всем было известно, что К. Г. Разумовский лишь числился президентом и всегда соглашался с тем, что предлагал Шумахер. Следовательно, ограничение власти президента означало ограничение полномочий Шумахера. Тот подсуетился и организовал письмо Разумовскому, подписанное, кроме него, Тепловым и Миллером, в котором они заявили об отказе присутствовать в академических собраниях, если в них будет участвовать Ломоносов. Разумовский тут же удовлетворил просьбу кляузников и отлучил Михаила Васильевича от участия в собраниях. Ломоносов пожаловался Шувалову: «Я осужден, Теплов цел и торжествует. Виноватый оправлен, правый обвинен. Коварнин (так язвительно именовал Ломоносов Шумахера. — Н. П.) надеется, что он и со мною так поступит, как с другими прежде. Президент наш добрый человек, только вверился Коварнину… Итак, в сих моих обстоятельствах ваше превосходительство всепокорнейшее прошу, чтобы меня от такого поношения и неправедного поругания избавить…» Помощь от Шувалова последовала, и Разумовский вынужден был отменить свое решение о лишении Ломоносова права присутствовать на академических собраниях.

   Большие неприятности, на этот раз исходившие от Синода, ожидали Ломоносова в 1757 году: В знаменитом «Гимне бороде» Михаил Васильевич высмеивал стяжательство, корыстолюбие, разврат и пьянство духовенства. «Гимн бороде» настолько остро задевал интересы церковных иерархов, изображая их неприглядное бытие, что автору Синод угрожал серьезными карами, и если бы не заступничество И. И. Шувалова, то их Ломоносову избежать бы не удалось. Между тем именно в этом сочинении читатель обнаружит знакомые с детства строки:

   
    
     Науки юношей питают,

     Отраду старым подают.

     В счастливой жизни украшают,

     В несчастной случай берегут.

    

   

   «Гимн бороде» не содержал клеветнических наветов Ломоносова на духовенство. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к свидетельству московского архиерея Платона Малиновского, отмечавшего невежество священнослужителей и грубость нравов, царившую в монастырях. В своем послании в 1753 году он писал: «Некоторые монастырские настоятели в нашей епархии наказывают монахов и монахинь очень жестоко, не по-монашески, сверх данной им власти: услыхав о проступке, не удостоверясь подлинно, не только без совета, но и без ведома прочей братии, не смиряя духом кротости, не как братию, но как злодеев бьют, обнажа перед мирскими людьми в противность обета своего и закона Божия». Архиерей запрещал наказывать монахов и монахинь без согласия всей братии.

   Шувалов оказывал Ломоносову не только моральную поддержку, защищая его от нападок недругов, но и помогал ему материально, что явствует из шутливо выраженной в стихах благодарности:

   
    
     Спасибо за грибы, челом за ананас,

     За вина сладкие, я рад, что не был квас.

    

   

   Пользуясь дружбой с Ломоносовым, Шувалов брал у Михаила Васильевича уроки по технике стихосложения — в XVIII веке было модно сочинять вирши, этим ремеслом занимались не только вельможи, но и монархи. Занималась этим даже не склонная к труду цесаревна Елизавета Петровна — вспомним ее стихотворение по поводу разлуки с одним из ее первых фаворитов.

   Услуга Ломоносова в обучении фаворита стихотворству выглядит мелочью, по сравнению с тем, что талантливейший в стране одописец прославил не только монархов и монархинь, но и фаворита, выступавшего в роли покровителя ученых и муз. Шувалову доставило немало удовольствия, когда в стихотворении «О пользе стекла» он прочел такие слова:

   
    
     А ты, о Меценат, предстательством пред нею

     Какой наукам путь стараешься открыть,

     Пред светом в том могу свидетель верный быть.

     Тебе похвальны все, приятны и любезны.

    

   

   Главным результатом приятельских отношений ученого с меценатом было учреждение Московского университета. В литературе существуют две точки зрения относительно того, кому отдать пальму первенства в создании этого учебного заведения: Шувалову или Ломоносову.

   Некоторые советские историки главную заслугу в создании университета приписывали сыну помора, а не дворянину, хотя и мелкопоместному, и фавориту императрицы. Один из авторов писал: «Шувалов бесспорно сыграл известную роль в осуществлении плана Ломоносова по основанию Московского университета», и далее: Шувалов присвоил себе славу «изобретателя сего полезного дела» и даже в донесении Сенату не упомянул имя Ломоносова, который, согласно версии автора, «был подлинным основателем Московского университета».

   В донесении Шувалова Сенату действительно не упоминается имя Ломоносова. Автор, полагая, что Шувалов присвоил себе славу «изобретателя сего полезного дела» и ему было якобы «невыгодно, чтобы стала широко известна роль Ломоносова в основании университета», не объяснил при этом, какую выгоду мог извлечь Шувалов. Отсутствие в записке имени Ломоносова не должно вызывать удивления, если учесть степень влиятельности ученого и фаворита в сословно-бюрократическом мире того времени. Имя Ломоносова для сенаторов ничего не значило, в то время как имя влиятельного фаворита, пользовавшегося полным доверием императрицы, было на слуху, и не было такого храбреца, который бы посмел ему перечить. К слову сказать, и в кураторы университета прочили не сына помора, а «знатную персону», того же Шувалова. И еще одно соображение: Шувалов прислал Ломоносову черновик своего донесения Сенату, и Ломоносов, не страдавший скромностью, в письме к нему выразил не досаду, а радость по поводу того, что Иван Иванович перешел от слов к делу: «Полученным от вашего превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату, к великой моей радости, я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества».

   При обсуждении вопроса в Сенате Шувалов 19 июня 1754 года произнес проникновенную речь о пользе просвещения: «Всякое добро происходит от просвещенного разума, и, напротив того, зло искореняется, что, следовательно, нужда необходимая в том стараться, чтобы способом пристойных наук возросло в пространной нашей империи всякое полезное знание». 12 января 1755 года, в день великомученицы Татьяны, Елизавета Петровна подписала проект указа об учреждении Московского университета.

   Зададим себе вопрос: мог ли Ломоносов без поддержки Шувалова учредить университет и, наоборот, мог ли Шувалов решить эту же задачу без Ломоносова? Ответ на первую часть вопроса однозначен: не мог; ответ на вторую часть вопроса может быть положительным — Шувалов мог привлечь к составлению плана и структуры университета любого профессора, того же Миллера.

   При основании Московского университета роли между Шуваловым и Ломоносовым распределялись так: у Ломоносова возникла мысль об основании университета, которую подхватил и реализовал ревнитель просвещения Шувалов. Ломоносов составил план университета, назвал входившие в его состав факультеты, число профессорско-преподавательского состава в каждом из них, а также контингент будущих студентов, комплектовавшихся из детей дворян и разночинцев, то есть выполнил работу, непосильную для Шувалова. Но все эти планы оставались бы благими пожеланиями, если бы за реализацию их не взялся Шувалов. Поэтому, на наш взгляд, правы те историки, которые справедливо приписывают решающую роль в основании Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову.

   Главная цель учреждения Московского университета, как сказано в Манифесте, обнародованном 24 января, состояла в создании благоприятных условий для обучения дворянских отпрысков. Об этом Манифест упоминает дважды: «Все почти помещики имеют старания о воспитании детей своих не щадя, иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих на службе ее императорскому величеству, а иные, не имея знания в науках, или по необходимости сыскать лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь занимались». Известного мемуариста А. Т. Болотова обучал, по его словам, француз, много читавший и располагавший знаниями, но понятия не имевший, как передать свои знания ученикам: «Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря», которые «были на большую часть нам невразумительны», но «должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы». Второй раз — при обосновании причин, почему университет учреждается в Москве, а не в Петербурге: Москва расположена в центре страны, где проживает большинство дворян и разночинцев.

   Теоретически в университете могли оказаться и дети крепостных, но практически их поступление было оговорено условиями, исключавшими такую возможность: «Ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает его обучать свободным наукам», предварительно предоставив ему вольную и обязательство обеспечить его «пристойным содержанием» во время обучения.

   Меценат Шувалов являлся основателем еще одного учебного заведения — в 1757 году он представил Сенату проект и штаты Академии художеств.

   Первые отечественные художники, занимавшиеся портретной живописью, — Никитин и Матвеев, выпестованные Петром Великим, после своей смерти не оставили учеников. В Россию понаехали зарубежные художники, далеко не всегда владевшие мастерством. Хорошо заработав в России на выполнении заказов вельмож, решивших на полотне запечатлеть свои персоны, художники отбывали на родину. Именно поэтому в 40–60-е годы среди живописцев, работавших в России, нет ни одной русской фамилии.

   И. И. Шувалов решил восполнить этот пробел в искусстве созданием Академии художеств. Она открылась в 1759 году и из-за отсутствия помещения первоначально размещалась в доме ее президента Шувалова. Первыми слушателями Академии были лучшие студенты, присланные по распоряжению куратора из Московского университета. В Академии, помимо общеобразовательных предметов (арифметика, геометрия, география, история, мифология), преподавались рисование, архитектура, скульптура.

   Шувалов пристально следил за своим детищем, успехами учащихся и в 1760 году лучших из них, среди которых оказались Лосенко и Баженов, отправил для совершенствования за границу. Академия подарила стране выдающихся деятелей искусства: скульптора Шубина, архитекторов Баженова и Старова, художников Рокотова и Лосенко.

   Заслуживает внимания еще одна сфера деятельности И. И. Шувалова — его личные связи с некоторыми французскими просветителями. Если, однако, общение с философом Гельвецием ограничилось перепиской с обменом взаимными комплиментами, то знакомство с Вольтером дало полезный для России результат.

   Знаменитый Вольтер еще в 1731 году опубликовал книгу о Карле XII. Изучая источники, освещающие жизнь шведского короля, его незаурядные таланты полководца, автор, естественно, не мог не сталкиваться с его антиподом — Петром I и настолько проникся к нему уважением и высоко оценил его преобразовательные начинания, что решил написать книгу и о нем. Но в распоряжении Вольтера имелись лишь отрывочные сведения, извлеченные из архивов иностранных дворов, которых оказалось совершенно недостаточно, чтобы даже мастерское перо автора нарисовало полноценный портрет русского царя.

   Вольтер в 1757 году обратился к послу Франции в России Далиону с просьбой доложить императрице о своем желании написать книгу о ее отце. Желание Вольтера вполне соответствовало желаниям Елизаветы Петровны и ее фаворита Ивана Ивановича, поклонившегося гению Петра.

   Имя Петра было известно его современникам во многих странах Западной Европы — ему довелось посетить Пруссию, Голландию, Данию, Англию, Францию, Австрию. Но поколение, непосредственно общавшееся с Петром Великим, к середине XVIII века вымерло, русский двор был заинтересован в том, чтобы жизнь и деятельность великого реформатора была запечатлена пером великого мыслителя, пользовавшегося огромной популярностью в Европе.

   Исполнителем просьбы Вольтера стал Шувалов, взявший в свои помощники М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского. К фернейскому мудрецу, жившему в Швейцарии, Шувалов отправлял одного за другим курьеров с копиями документов или текстов с описанием событий. Ломоносов не только знакомился с их содержанием, но и рецензировал главы, присылаемые автором в Петербург.

   Правда, обнаруженные им погрешности носили частный характер и нисколько не умаляли значения царствования Петра Великого, превратившего отсталую Московию в Российскую империю.
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Худ. Вишняков Иван Яковлевич Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1743 г.

   Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

   
Автора сочинения «Петр Великий» особенно интересовало мнение о нем императрицы. В январе 1761 года он писал Шувалову: «Я старею, здоровье мое плохо, и может статься, что я умру, не закончив воздвигаемого вами здания. Но мне тяжело будет умереть, не узнав, почтила ли дочь Петра Великого благосклонным вниманием своим труд, совершенный во славу ее родителя. Я льщу себя надеждой, что она низойдет хотя бы на мгновение с высоты, на которую вознесло ее небо, и поручит вашему превосходительству известить меня, довольна сколько-нибудь моею работою».

   Елизавета Петровна даже в годы своего расцвета не проявляла интереса к чтению. В 1761 году, когда болезнь предвещала скорую смерть, ей было уже не до чтения, и любопытство Вольтера так и не было удовлетворено. Тем не менее труд просветителя, переведенный на иностранные языки, в том числе и на русский, прославлением Петра Великого прославлял Россию.

   Покровитель муз был причастен и к созданию в столице первого театра и формированию его репертуара. Музыка и театральное искусство так же, как балы и маскарады, входили в комплекс развлечений императрицы, поэтому в создании театра она приняла живейшее участие, не сравнимое с ее участием в отмене внутренних таможенных пошлин или в учреждении Московского университета. Она любила слушать музыку и пение, сама пела в церковном хоре или в своих покоях и была так покорена дивным голосом бывшего пастуха Розума, что, как мы помним, избрала его своим фаворитом.

   В 1750 году проявился ее интерес к театральному искусству отечественного происхождения — с этого года кадеты шляхетского корпуса давали представления в придворном театре, но когда стало известно, что в Ярославле пользуется огромным успехом театр под руководством купеческого сына Федора Григорьевича Волкова, труппа была вызвана в столицу. В январе 1752 года провинциальная Ярославская канцелярия получила сенатский указ, исполнявший повеление императрицы: ярославских купцов Федора Григорьевича Волкова и его двух братьев, Гавриила и Григория, которые в Ярославле играют в своем театре комедии, вместе с труппой и театральными принадлежностями прислать в столицу. Здесь отобрали самых пригодных исполнителей ролей из числа прибывших из Ярославля, пополнили театр столичными актерами, назвали его «Русский для представления трагедий и комедий публичный театр». Он начал действовать с 1756 года постановкой трагедии «Хорев». Директором его, конечно же с подачи Шувалова, стал А. П. Сумароков.

   Шувалов знал о недружественных отношениях между Сумароковым и Ломоносовым и ради получения, мягко выражаясь, ребяческого удовольствия любил их сталкивать лбами и тешиться тем, как сначала лилась мирная полемика, постепенно накалялись страсти, заканчивавшиеся грубой бранью, и Шувалову приходилось разнимать разбушевавшихся полемистов. Послушаем рассказ самого Шувалова, записанный мемуаристом И. Ф. Тимковским: «В спорах Сумароков чем более злился, тем более Ломоносов язвил его, и если оба не совсем были трезвы, то заканчивали ссору запальчивою бранью, так что я был принужден высылать их обоих или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь о нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходил, или, подслушав, вбегает с криком: „Не верьте ему, ваше превосходительство, он все лжет; удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице, негодяю. — Сам ты пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые“».

   «Но иногда, — продолжал свой рассказ Шувалов, — мне удавалось примирить их, и тогда оба были очень приятны».

   Подобные забавы фаворита вынудили Ломоносова 19 января 1761 года обратиться к нему с резким письмом, содержание которого могло прервать отношения между ними. Ломоносов, однако, готов был принести покровительство Шувалова в жертву ради защиты своего достоинства: «Никто в жизни меня больше не изобидил, как ваше высокопревосходительство: призвали меня сегодня к себе: я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям… Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! то есть сделай смех и позор! Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал вам послушание; только вас уверяю, что в последний раз, — ваше превосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие деда производить, нежели мирить меня с Сумароковым. Не только у стола знатных господ или каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет. Теперь по вашему миротворству, — продолжал ученый, — должны мы вступить в новую дурную атмосферу. Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло, в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы Отечества прошений».

   Такое письмо, напоминающее ультиматум, мог отправить только сын помора, предки которого не знали крепостного права, утверждавшего рабское повиновение и унижение личности.

   Чувство собственного достоинства можно обнаружить и в другом послании Ломоносова, отправленном Шувалову годом раньше, в 1760 году, по другому поводу. В доме А. С. Строганова французский аббат прочитал речь о состоянии изящных искусств в России. Хозяин, молодой граф и меценат, всячески расхваливал речь аббата, кстати, Ломоносову не понравившуюся. Он упрекнул аббата, что тот, «не зная российского языка, рассуждает о российском стихотворчестве». Быть может, хозяин дома был прав, когда вступился за приезжего гостя, но сделал это неуклюже и оскорбительно в адрес Ломоносова, упрекнув его «низкою породою».

   По поводу этого инцидента Ломоносов писал: «Хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне низкою породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения». Ломоносов намеревался было «требовать удовлетворения», но его убедили, что хозяин дома допустил бестактность «по молодости». «А больше всего тем я оправдан, — заканчивал письмо Ломоносов, — что он, попрекая недворянством, сам поступил не по-дворянски».

   Ломоносов, отстаивая свою честь, конечно же, знал, что своим поведением вызывает недовольство вельмож, тем не менее сознательно шел на обострение отношений с ними. Его письмо к президенту Академии наук К. Г. Разумовскому многое объясняет: «Побуждаю на себя без сомнения некоторое негодование, которых ко вше доброжелательства прежнее чувствительно, однако, совесть и должность оного несравненно сильнее. Чем могу я перед правосудием извиниться?.. Что ответствовать? Разве то, что я боялся руки сильного? Но я живота своего не жалеть в случае клятвою пред Богом обещался». Таков был помор Ломоносов, с детства не привыкший гнуть спину перед барином, знавший себе цену и умевший защищать свое достоинство.

   Подводя итоги, отметим, что таким образом Иван Иванович Шувалов выступал в двух ипостасях — нес тяжелую ношу фаворита и одновременно являлся первым в России меценатом, оказывавшим поддержку российским ученым и принявшим живейшее участие в открытии Московского университета.
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    Глава 8

    Благочестие по-елизаветински
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Выше отмечались свойства натуры Елизаветы Петровны, не украшавшие ее как императрицу: беззаботность, леность, неуемное пристрастие к увеселениям и роскоши, уклонение от выполнения обязанностей монархини. Из ее поведения на троне следует вывод, что она царствовала, но не управляла страной в еще большей мере, чем, например, ее предшественница Анна Иоанновна. Подобные ситуации при монархической форме правления не относились к уникальным. Достаточно вспомнить малолетних царей Ивана и Петра Алекеевичей, за которых в течение семи лет правила их старшая сестра Софья, неграмотную императрицу Екатерину I и двенадцатилетнего императора Петра II, в царствования которых управлял до своего падения «полудержавный властелин» А. Д. Меншиков, или, наконец, младенца-императора Иоанна Антоновича, именем которого правила страной немецкая камарилья. За увеселениями Елизавете Петровне было недосуг вникать в нудные дела внутренней политики, в суть внешнеполитических интриг западноевропейских дворов, обременять себя докучливой информацией собственных министров.

   Настал черед, чтобы, отрешившись от пороков Елизаветы, отметить ее добродетели и главную из них — милосердие. Оно исходило не только от такой черты ее характера, как доброта, но и ее набожности, следования христианской заповеди о любви к ближнему. Из законодательства времени Елизаветы можно сделать вывод не о декларативной заботе о подданных, о якобы «матерном попечении» об их судьбе, как это заявляла Анна Иоанновна, а о реальном облегчении условий жизни подданных, причем не только их высших слоев, но и трудового населения. Отметим, что советская историография начисто отвергала эту черту царствования Елизаветы Петровны, поскольку исходила из догмы, что монарх в силу своего положения в социальной структуре общества способен проявлять заботу только о собственном благе и благе помещиков-дворян и, являясь антиподом (классовым врагом) трудового населения, если и совершал какие-либо действия в его пользу, то под давлением классовой борьбы, как вынужденную меру, означавшую уступку. Марксизм признает роль личности в истории, но в ограниченных рамках способности этой личности тормозить прогресс или способствовать его развитию, игнорируя при этом наличие или отсутствие общечеловеческих добродетелей или пороков у того или иного деятеля.

   Начнем с набожности императрицы, в некоторых случаях приобретавшей черты фанатизма. Набожность Елизаветы Петровны оказывала влияние на ее церковную политику, а также на ее характер, отличавшийся кротостью и милосердием.

   Внешние проявления набожности выражались в ее пеших походах в Троице-Сергиев монастырь. Замаливала она свои грехи в Киево-Печерской лавре, Савво-Сторожевском монастыре в Звенигороде, в поклонении Тихвинской Божьей Матери. Она свято соблюдала посты, непременно присутствовала на литургии в праздничные и воскресные дни и даже пела в церковном хоре. Более того, посещения церкви в праздничные и воскресные дни она требовала и от вельмож — указом 9 октября 1743 года она велела в дни, когда не было собраний в правительственных учреждениях, сначала присутствовать у святой литургии, а затем отправлять личные дела.

   Строгое соблюдение церковной обрядности отнюдь не являлось показной религиозностью — императрица искренне исповедовала православие, верила его догматам и доступными ей средствами пыталась увеличить число приверженцев православия среди своих подданных, многие из которых были либо язычниками, либо магометанами.

   Известны многократные заявления дочери Петра Великого о намерении продолжать дело отца. В действительности ни в одной сфере жизни страны невозможно обнаружить столь радикальных отступлений от преобразовательных начинаний Петра Великого, как в церковной политике его дочери. Нельзя сказать, чтобы эта политика была продуманной и приобрела систему, ее скорее можно объяснить уступчивостью императрицы, нежеланием ссориться с духовными иерархами, настойчиво требовавшими восстановления утраченных позиций со времени проведения Петром I церковной реформы.

   Кардинальный вопрос об отношениях между светской и духовной властью был решен еще в царствование отца Петра царя Алексея Михайловича во время его схватки с патриархом Никоном, которую последний безнадежно проиграл. Первенствующую роль светской власти, подчинившей себе духовную, закрепил Петр I учреждением Синода вместо патриарха. Императору, однако, не удалось осуществить еще одну важную меру — отобрать у духовенства земельные владения с сидевшими на них крестьянами, с которых оно извлекало немалые доходы, то есть лишить церковь экономической независимости. Изъятие у церкви земельных владений государством называется секуляризацией (secularus — светский). Если ликвидация патриаршества и замена его Синодом, члены которого находились на жалованье у государства, сопровождались установлением политической зависимости духовной власти от светской, то осуществление секуляризации означало утрату экономической независимости духовенства, превращение церкви в послушную служанку государства.

   В 1701 году Петру удалось осуществить частичную секуляризацию владений епархий и монастырей, когда были определены штаты монастырей, то есть число находящихся в них монахов и монахинь, и установлены размеры денежного и натурального довольствия на каждого монашествующего. Доходы с вотчин, получаемые cверх штатных расходов, шли в пользу государства.

   До сих пор в точности неизвестны причины, почему царь в 1721 году отменил установленный ранее порядок и передал вотчины в полное управление монастырей и епархий. Возможно, его убедили доводы Синода, что вотчины черного и белого духовенства «от гражданских управителей пришли в скудность», то есть были ими разорены. Можно, однако, признать заявление Екатерины I в объявленном ею Манифесте 15 июля 1726 года о том, что Петр «соизволил восприять было намерению» оставить церковные дела в ведомстве Духовной коллегии (Синода), а дела хозяйственные изъять у нее, но смерть его помешала осуществить задуманное.

   Намерение супруга реализовала его вдова: под предлогом того, что внимание Синода приковано к управлению вотчинами в ущерб чисто церковным заботам, Манифест разделил его на два департамента по шесть человек в каждом, причем первый департамент состоял исключительно из духовных иерархов, а второй — из светских чинов. Должность первого департамента состояла в том, чтобы «управлять всякие духовные дела Всероссийской церкви и содержать в добром порядке и благочинии духовных, тако ж типографиею». На попечение второго департамента передавалось все, что относится к экономии, а также суд и расправа. Практически два департамента были двумя изолированными друг от друга учреждениями, выполнявшими несхожие обязанности. Первый департамент долгое время оставался неизменным, в то время как второй менял и название, и подчиненность: вскоре после реформы 1726 года он стал называться Коллегией экономии, а в апреле 1738 года ее подчинили Сенату под тем предлогом, что «в оной Коллегии состоят сборы и другие экономические дела», подлежащие ведению Сената, а не Синода.

   До секуляризации оставалось сделать один шаг, но совершить его, как это нередко бывает в истории, помешал слепой случай. В марте 1740 года президент Коллегии экономии сенатор граф Платон Иванович Мусин-Пушкин подал императрице Анне Иоанновне записку, обвинявшую духовенство во множестве грехов: алчности, административной несостоятельности в управлении вотчинами, игнорировании интересов государства, в результате чего накопилась недоимка в 100 тысяч рублей. Автор записки предлагал монастырские и епархиальные власти отрешить от управления вотчинами и передать их светским чинам, назначаемым Коллегией экономии. Императрица наложила резолюцию: «Учинить по сему представлению».

   Претворить в жизнь резолюцию не удалось: инициатор реформы П. И. Мусин-Пушкин попал в немилость и был отстранен от должности, ибо оказался причастным к кружку А. П. Волынского. Спустя полгода после вынесения резолюции скончалась и императрица. Дело заглохло.

   Со вступлением на престол Елизаветы Петровны духовные власти воспрянули духом и, зная набожность императрицы, не ошиблись в своих надеждах. Со всех сторон раздавались жалобы на притеснения, которые им пришлось терпеть во времена бироновщины. Ректор Московской духовной академии Кирилл Флоринский заявил: «Доселе дремахом, а ныне увидохом, что Остерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии дьявольские… и дражайшее всего в России, правоверие и благочестие не точию превратят, но и до корня истребят». Новгородский архиепископ Амвросий с кафедры развивал ту же мысль: Елизавета «преславная победительница избавила Россию от врагов внутренних и сокровенных. Такие то все были враги наши, которые под видом будто верности отечество наше разоряли… Под образом будто хранения чести и здравия и интереса государства, о коль бесчисленное множество, коль многие тысячи людей благочестивых, верных, добросовестных, невинных, Бога и государство весьма любящих в Тайную (канцелярию. — Н. П.) похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, гладом морили, пытали, мучили, кровь невинную проливали».

   Архиепископ Дмитрий (Сеченов) в 1742 году в присутствии императрицы заявил в проповеди, что со времени смерти Петра Великого и Екатерины находившиеся у власти недруги «прибрали все отчество наше в руки, великий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коликое гонение на церковь Христову и на благочестивую веру воздвигли».

   Подобные заявления находили у благочестивой императрицы угодный для духовенства отклик. Один за другим последовали указы о предоставлении белому духовенству льгот, освобождение их дворов от постоев воинских команд; освобождение от несения караульной службы по ночам; освобождение от необходимости участвовать в тушении пожаров; освобождение от наказания священнослужителей и монахов за ложный донос по «слову и делу». В знак особого уважения к Троице-Сергиеву монастырю он в 1744 году именным указом был переименован в Троице-Сергиеву лавру. Изменение названия одной из Древнейших обителей сопровождалось предоставлением ей ряда существенных льгот. Так, лавра освобождалась от уплаты пошлин за покупаемые на Украине три тысячи ведер вина в год, от уплаты налогов за принадлежавшие ей мельницы, а ее подворья в Москве и Петербурге — от постоев воинских команд и др.

   Особое попечение о духовенстве императрица выказала в изустном указе, объявленном Синоду 27 мая 1743 года Троицким архимандритом Кириллом Флоринским: «Ежели какие о делах синодальных доклады быть имеют к подаче ее императорскому величеству от Святейшего Синода, то отправлять оные с синодальными членами».

   Набожность императрицы усиливали еще два лица из ее окружения: ее духовный отец протоиерей Федор Дубянский, пользовавшийся огромным на нее влиянием, и фаворит А. Г. Разумовский, проникшийся глубоким уважением к духовенству, поскольку в детские и юношеские годы приютивший его дьячок помог ему овладеть грамотой, нотным пением и тем помог ему войти «в случай».

   Подобная обстановка отнюдь не содействовала развитию секуляризационного процесса. После вступления на престол Елизаветы Петровны Синод добивается ликвидации Коллегии экономии и создания вместо нее Канцелярии синодального экономического правления. Дело здесь не в смене вывесок, а в существенном сужении прав нового учреждения. Канцелярия лишилась самостоятельности, которой располагала Коллегия экономии, и превратилась в придаток Синода. Новое положение Канцелярии определялось и ее составом, укомплектованным духовными лицами.

   Синоду, однако, и при Елизавете Петровне не удалось стать полновластным и бесконтрольным хозяином вотчин. Тому мешал назначенный императрицей обер-прокурором Синода князь Яков Петрович Шаховской. Манера деятельности Шаховского оказалась сродни деятельности первого генерал-прокурора Сената Павла Ивановича Ягужинского. Оба они прониклись идеями служения государству и неукоснительного соблюдения его интересов, оба добились уважения к своей должности и блюли ее престиж, оба не опасались вступить в единоборство с сильными персонами, если те покушались на интересы казны. Словом, энергичный и неустрашимый Шаховской выполнял в Синоде такие же функции «ока государева», какие в свое время выполнял в Сенате Ягужинский. В этой связи отметим одну существенную особенность условий деятельности Шаховского: на Ягужинского, пользовавшегося полным доверием императора, по чьей инициативе была учреждена должность генерал-прокурора, Сенат не осмеливался жаловаться. На Шаховского Синод, осведомленный о набожности императрицы и ее фаворита и имевший к ней доступ, получил право подавать жалобы, просить о его отставке. В своих знаменитых «Записках» князь Шаховской красноречиво описал столкновения с Синодом, объективно отражавшие борьбу светской власти с духовной за церковное землевладение.

   Чиновники Синода встретили появление обер-прокурора в конце 1741 года «почтительно», а члены Синода — даже «ласково». Вскоре те и другие обнаружили в обер-прокуроре служебное рвение, нарушавшее их спокойную и безмятежную жизнь. По мере того как Шаховской глубже вникал в суть синодских дел, росли его претензии к членам Синода, вызывавшие конфликтные ситуации. Первая из них связана со стремлением обер-прокурора сделать вычет у членов Синода, ухитрившихся в нарушение указов получать наряду с жалованьем из казны денежные суммы от епархий и монастырей. Императрица поддержала законность действий Шаховского, и, по его подсчетам, эти действия сэкономили казне более 100 тысяч рублей.

   Члены Синода отплатили обер-прокурору взаимностью: перестали выдавать ему жалованье из синодальных доходов на том основании, что они не имеют на этот счет точного указа. Шаховской пожаловался императрице. Судьба жалобы высвечивает, с одной стороны, стремление ущемить интересы строптивого обер-прокурора, а с другой — присущее императрице беспечное отношение к делам. Истекло четыре месяца, а жалоба оставалась без ответа. Во время очередной встречи, а они происходили довольно часто, Елизавета заявила: «Я виновата, все позабываю о твоем жалованье приказать». Спустя два месяца императрица, встретившись с Шаховским, опять сказала: «Вот я забыла о вашем жалованье». На этот раз вопрос был решен на месте: она позвала сенатского обер-секретаря и велела ему объявить Синоду, чтобы тот без задержки платил жалованье Шаховскому.

   Еще один конфликт возник в связи с попыткой членов Синода замять безнравственный поступок одного архимандрита, застигнутого с грешницей в бане и доставленного крестьянами в Синод. Началось следствие. Поначалу монах «чистосердечно в том во всем в сходственность, как на него те крестьяне и девка, с одной постели с ним взятая, показали, признался и, повергая себя на землю, в чувствительном о том сожалении и раскаянии являясь, просил Божеского помилования».

   Синодалы решили уговорить обер-прокурора «об оном монахе дело уничтожить и приличным образом скрыть от большого разглашения». Яков Петрович наотрез отказался выполнить их просьбу. Тогда они прибегли к коварному и безнравственному способу выручить из беды виновника и одновременно отомстить обер-прокурору за его упрямство: они научили архимандрита отказаться от первоначальных показаний. Призванный на повторный допрос в Синод, он объявил, что во время первого допроса признал себя виновным, находясь в крайнем «духа своего смятении… винился в грехопадении с какою-то девкой, с коею де злодеи мои крестьяне невинно меня ополичили и поругательно с нею чрез всю Москву в Святейший Синод везли». Синодалам показалось убедительным заявление обвиняемого о том, что он признание вины совершил «в смятении и в исступлении ума», и они сочли возможным закрыть дело, но обер-прокурор заявил протест. Члены Синода, однако, «нашли способы ее величеству внушить и о своей по тому делу чувствительности, что оным размышлением теперь всенародное посмеяние всему их сану происходит, так что, когда из оных кто по улице едет, то нарочно пальцами указывают».

   Императрица сочла доводы членов Синода убедительными и велела «тех мужиков, кои так оного архимандрита обругали, отослать для наказания в губернскую канцелярию, а девку, которая по их научению архимандрита поклепала, наказать в Синоде и послать на покаяние в монастырь, оного же архимандрита, для отвращения соблазна и чтобы тем воспоминания о его истории менее было, отдалить в другой монастырь».

   Эпизод вызвал охлаждение императрицы к обер-прокурору, оказавшееся, правда, непродолжительным. Яков Петрович, улучив момент во время аудиенции у императрицы, рассказал ей подлинную суть дела. Елизавета в ответ сказала ему: «Боже мой! Можно ль мне было подумать, что меня так обманывать отваживались?! Весьма о том сожалею, да уже пособить нечем».

   Эпизод на первый взгляд можно считать настолько мелочным, что он не заслуживает подробного описания. Но это не так — он дает основание для нескольких важных наблюдений. Он, во-первых, характеризует нравственный облик не только монашествующих, но и духовных иерархов, опустившихся до явного подлога. О пьянстве и разврате монастырской братии сохранилось немало свидетельств, из которых явствует, что пороки оставались безнаказанными, но рассказанный Шаховским эпизод является уникальным: развратник был пойман с поличным, его поступком вынужденно занимался Синод и даже императрица.

   Эпизод, во-вторых, еще раз характеризует отношение Елизаветы к делам: у нее были веские основания проверить справедливость донесения синодалов, но она, отчасти по лени, отчасти из-за покровительства духовенству, освободила себя от этой заботы. В этом отношении дочь отнюдь не следовала заветам отца, считавшего монашествующих тунеядцами, уклонявшимися от службы государству.

   Описанный эпизод, в-третьих, обнаружил отличие в отношении отца и дочери к допущенным ими ошибкам: Петр умел признавать и исправлять их, в то время как Елизавета, обладая неограниченной властью, отказалась исправить ошибку, когда виновный оказался правым, а правые подверглись наказанию. В этом тоже проявились и лень императрицы, и ее расположение к духовенству.

   Синодалы все же решили избавиться от неуступчивого обер-прокурора Шаховского — на коленях, со слезами на глазах они умоляли императрицу либо уволить их от присутствия в Синоде, либо уволить обер-прокурора, освободив их от его дерзких поступков. Елизавета Петровна ответила синодалам, что она нуждается в услугах обер-прокурора. В другой раз она заявила: «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не отпущу. Я довольно уже узнала его справедливые поступки». И все же с помощью А. Г. Разумовского и духовника Дубенского синодалам удалось освободиться от Шаховского — в 1753 году Елизавета пожаловала его более высокой должностью генерал-кригскомиссара.

   Отстранение Шаховского от должности не могло остановить неотвратимости секуляризации. Время настолько властно требовало ее проведения, что даже набожная императрица, не желавшая ссориться с духовенством, хотя как-то и заявила, что только после ее смерти вотчины могут быть отобраны у монастырей, все же вынуждена была поддаться велению времени. Она сама на заседании Конференции при высочайшем дворе 30 сентября 1757 года заявила о необходимости изъятия управления вотчинами из рук монастырских служек и о передаче его штаб и обер-офицерам, о составлении описей имущества монастырей, об установлении размера повинностей с монастырских крестьян, равных тем, которые получали помещики от своих крепостных. На монастыри разрешалось «издерживать» только суммы, предусмотренные штатом. Перечисленные меры означали близость завершения секуляризации.

   Синод, разумеется, возражал против означенных мер и, как мог, саботировал их реализацию, так что практически дело секуляризации при Елизавете Петровне не сдвинулось с места. Зато у монастырского начальства и монашествующих она посеяла неуверенность в завтрашнем дне, в скором наступлении времени, когда государство отнимет у них вотчины. Отсюда стремление монастырей и епархий выжать из крестьян максимум доходов, это, конечно же, истощало их хозяйственные ресурсы. Хищническая эксплуатация монастырских крестьян привела к их массовым волнениям и отказу подчиняться монастырским властям. Так благочестие императрицы вызвало следствие, противоположное ее ожиданиям.

   Столь же противоречивые результаты принесло благочестие императрицы в отношении к инаковерующим — иудеям, магометанам, язычникам, раскольникам. Здесь она тоже далеко не всегда следовала заветам родителя.

   Петр Великий отличался веротерпимостью. Среди его ближайших соратников встречаем католика Якова Виллимовича Брюса, лютеранина Павла Ивановича Ягужинского и крещеного еврея Петра Павловича Шафирова. При выборе соратников Петр руководствовался прежде всего талантами, а не вероисповеданием. Елизавета Петровна, напротив, считала православие единственной верой, достойной внедрения в сознание подданных. Лица, придерживавшиеся иной веры, подлежали либо изгнанию, либо обращению в лоно православия. Осторожность и даже враждебность Елизаветы Петровны к услугам иностранцев в управлении страной понятны, поскольку свежи были воспоминания о немецком засилье. Кроме того, дочь сознавала, что она не обладает железной волей отца, способного превратить иностранца в покорного исполнителя своих планов.

   В церковной политике Елизаветы Петровны без труда обнаруживается общая направленность — отсутствие веротерпимости. Что касается реализации этой направленности, то в ней, как и в вопросе о секуляризации церковных владений, просматривается непоследовательность, колебание, а главное — результаты, противоположные тем, на которые она рассчитывала. Неизменную враждебность она проявляла только по отношению к евреям. Истоки этой враждебности Елизаветы Петровны, как и ее матери Екатерины I, неведомы. Одно можно считать бесспорным — враждебность внушена извне.
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В особенности это относится к Екатерине I, обнародовавшей указ 26 апреля 1727 года, то есть за десять дней до своей кончины, когда смертельно больную императрицу, в промежутках между утратами сознания, уже не могли волновать судьбы евреев. Появление указа Екатерины представляется странным еще и потому, что благодаря ее заступничеству Петр сохранил жизнь приговоренному к смерти Шафирову, голова которого уже лежала на плахе. Шафиров был сослан в Новгород, но, как только Екатерина вступила на престол, она проявила к ссыльному милосердие, разрешив ему жить в столице. В распоряжении историков отсутствуют и какие-либо сведения о поступках евреев, способных вызвать гнев Екатерины.

   Тем не менее указом 26 апреля 1727 года Екатерина запрещала евреям жить как в великороссийских, так и в малороссийских городах. Указом 2 декабря 1742 года Елизавета Петровна ужесточила преследование евреев, запретив им проживание не только в городах, но и на всей территории Великороссии и Малороссии: «Ныне известно стало, что они в Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержанием корчем и шинков жительство свое продолжают, от чего от них, яко Христа спасители ненавистникам нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно». Указ повелевал из городов, сел и деревень «всех мужеска и женска пола жидов, какого бы звания и достоинства ни были… со всем их именем немедленно выслать за границу и впредь оных ни род каким видом в нашу империю ни для чего не впускать», за исключением принявших «христианскую веру греческого исповедания».

   Истек год; 16 декабря 1743 года Сенат, ссылаясь на донесения Генеральной войсковой канцелярии, Лифляндской губернской канцелярии и Рижского магистрата о том, что запрещение въезда евреев в Малороссию и Лифляндию для ярмарочной торговли нанесет ущерб доходам казны, ибо лишит ее таможенных сборов, просил разрешить евреям приезд с товарами на ярмарки, тем более что они, продав товары, возвращаются домой, за пределы Российской империи.

   Последовала резолюция, насколько нам известно, одна из немногих, лично начертанных императрицей: «От врагов христовых не желаем прибыли». Сенат, получив столь категорическую резолюцию, отправил 6 января 1744 года во исполнение ее указы евреев «на ярмарки ни на малое время в Россию отнюдь не впускать и Сенат более по этому вопросу не беспокоить». Безоговорочное исполнение указов и резолюции подтверждается отсутствием в елизаветинском законодательстве указов на этот счет.

   Должно заметить, что Елизавета проявляла нелюбовь к евреям не как к национальности, а как к представителям иудейского вероисповедания. Об этом свидетельствует ее отношение к крещеному еврею Петру Грюнштейну. Подобно тому, как Петр Великий пользовался услугами крещеного еврея Петра Шафирова, возведя его в вице-канцлеры, так его дочь приласкала Грюнштейна, деятельного участника переворота, пожаловала ему самое значительно число крепостных (927 душ) и должность адъютанта.

   Российская империя, как известно, издавна являлась государством многонациональным и многоконфессиональным. Христианизацию инаковерующих начали осуществлять задолго до восшествия на престол Елизаветы Петровны, но при ней она приобрела более широкий размах и новые приемы привлечения магометан и язычников к православию.

   Истории известны два способа обращения инаковерующих в христиан: добровольный, когда на них воздействуют словом. Но русская церковь в XVIII веке была бедна священниками, достаточно образованными и обладающими даром внушения, чтобы исполнять миссионерские функции. Московский архиерей Платон Малиновский в 1753 году вопрошал: «Каким образом им (священникам. — Н. П.) обучать тому, чему они сами ничего не умеют».

   Более доступным, не требовавшим ни знаний, ни ораторских талантов, было использование административных рычагов и насилия, чтобы принудить тех же магометан принять христианство. Из сенатского указа 1744 года узнаем, что из существовавших в Казанском уезде 536 мечетей сломано 418 и впредь разрешено их строить в селениях, где верующих магометан насчитывалось не менее 200 дворов. Закон запрещал строить мечети в селениях, где наряду с магометанами проживали русские, татарам запрещалось «обращать в свой закон» калмыков, мордву, чувашей и др.

   Главной приманкой, привлекавшей иноверцев принять христианство, было предоставление им льгот, причем весьма существенных, ради которых часть из них отказывалась от веры, исповедовавшейся их предками. Новокрещеным крестьянам и холопам предоставлялась свобода от их владельцев; магометане и язычники, принявшие христианство, освобождались на три года от уплаты подушной подати, их же обещано было освободить из-под стражи за нетяжкие преступления. При Елизавете Петровне число льгот новокрещеным увеличилось: они освобождались от рекрутской повинности, запрещалось их брать под стражу без ведома чиновников, назначенных защищать их интересы, разрешалось подавать челобитные не на гербовой, а на простой бумаге. Не забыты были и татарские мурзы, которым в случае принятия христианства предоставлялись дворянство и владельческие права на крестьян.

   Известно также, что идолопоклонники не всегда покорно принимали христианство. Упоминавшийся выше Дмитрий Сеченов использовал столь грубые способы превращения язычников в православных и настолько озлоблял их, что они оказывали вооруженное сопротивление как самому архиерею, так и подчиненным ему священнослужителям.

   Объезжая в 1743 году епархию, Дмитрий Сеченов обнаружил в одной из деревень Терюшевской волости Нижегородской губернии мордовское языческое кладбище, расположенное рядом с церковью, и велел его разорить. Протест мордвы выразился в том, что они напали на архиерея, и тот должен был искать спасения в погребе священника до тех пор, пока не прибежали на выручку крестьяне соседних русских деревень.

   Приводить в повиновение непокорную мордву был отправлен во главе воинской команды премьер-майор Юнгерн, его встретила тысячная толпа мордвы, вооруженная луками, рогатками и огнестрельным оружием. Завязалось сражение, в котором победа досталась отряду регулярных войск: было убито 35 язычников, 136 взято в плен, среди которых 31 был ранен, в то время как потери команды составили пять раненых.

   После неравного сражения мордва покорилась. Приговорен был к сожжению губернской канцелярией только зачинщик восстания новокрещеный Несмеянко-Кривой за то, что снял с себя крест и расколол икону; остальные, приняв крещение, были помилованы.

   Этим сопротивление насильственной христианизации не закончилось. В 1745 году в другом селе той же Терюшевской волости толпа язычников избила прибывшего для крещения священника и напала на команду, посланную взыскивать доимку и вынужденную искать спасения, запершись в избе. На помощь ей прибыла другая команда, но и она не справилась с восставшими, вооруженными бердышами, рогатками, луками и дубьем. Лишь третьей команде из 75 человек удалось привести язычников в повиновение и принудить креститься, за что восставшие получили прощение.

   Сколь непрочным был успех в христианизации, видно из того, что новокрещеные подали на имя императрицы жалобу на действия Сеченова, который держал не желавших принять христианство под караулом в кандалах, подвергал их избиению и многих окунал в купель со связанными руками. На насильственную христианизацию жаловались также чуваши и калмыки.

   Христианизация, однако, продолжалась, но Сенат издал указ, запрещавший проводить ее насильственно, и, по данным специальной конторы под названием новокрещеной, к 1756 году было крещено до 400 тысяч человек; почти вся мордва, большая часть удмуртов, чувашей и марийцев. Впрочем, статистические данные, приведенные выше, нельзя считать достоверными. Дело в том, что иноверцы, получив соответствующие льготы, по истечении их срока вновь возвращались к прежней вере, и многие эту манипуляцию повторяли по нескольку раз.

   На репутацию благочестивой императрицы наводили мрачную тень так называемые гари — самосожжения раскольников. Изучение законодательства елизаветинского царствования не дает оснований для вывода о том, что оно по отношению к раскольникам ужесточилось: в нем присутствуют те же, ранее издаваемые указы о ношении платья, придуманного еще Петром Великим, о запрещении им покидать скиты, то есть места своего жительства, и вовлекать в свои ряды новых сторонников двоеперстия. Вполне возможно, что с милосердием императрицы, наличием в ее сознании старорусского духа связано небывалое распространение старообрядчества. Этот факт отметил сам Сенат в указе 7 февраля 1755 года: «…по ведомостям из Москвы такое оных раскольников значится размножение, что в некоторых приходах и никого, кроме раскольников, не обретается».

   При Елизавете вольготно себя чувствовал несгибаемый бунтарь Арсений Мацеевич — ярый противник секуляризации церковных владений и церковной реформы ее отца. Его противостояние светской власти началось в 1740 году, когда он, будучи митрополитом Тобольским, присягнул Иоанну Антоновичу, но наотрез отказался присягнуть правительнице Анне Леопольдовне на том основании, что она была лютеранкой. Подобная дерзость могла дорого стоить Арсению, если бы ему не покровительствовал новгородский архиепископ Амвросий, главное лицо в Синоде. Но заступничество Амвросия могло лишь оттянуть время расправы с непокорным архимандритом. Спас его переворот в пользу Елизаветы Петровны. В 1742 году Арсений Мацеевич прибыл в Москву на коронацию Елизаветы, был представлен Амвросием императрице, подписавшей указ о назначении его Ростовским митрополитом и членом Синода.

   Бунтарский характер Мацеевич проявил и по поводу текста присяги Елизавете, явно ему симпатизировавшей, — фанатик протестовал против наличия в ней слов «крайний судья», под которым подразумевался монарх, в то время как, по мнению митрополита, подобное понятие приложимо только к Иисусу Христу. Несмотря на уговоры, Арсений не подписал присягу, и эта повторная дерзость тоже сошла ему с рук — он просил императрицу «помиловать меня раба твоего боголюбца — отпустить в Ростовскую епархию меня».

   Набожной императрице импонировал фанатизм Арсения, и она исполнила его просьбу. В Ростове митрополит прожил спокойно один год, и, когда в 1743 году умер его покровитель Амвросий, синодалы потребовали объяснений, почему он отказался подписаться под присягой. Свой поступок Арсений объяснял тем, что предложенная присяга «более прилична присяге римскому папе».

   Следствие так и не было завершено, и Арсений не давал о себе знать скандальными выходками до появления указа о секуляризации церковных владений, когда его протесты завершились пожизненным заключением в темницу.

   Прямого отношения к расколу дело Мацеевича не имело, но оно привлекло внимание не столько упорной защитой своих убеждений митрополитом, сколько терпимым и даже благосклонным к нему отношением Елизаветы Петровны. Милосердие к Мацеевичу, точно так же как милосердие к ревнителям древнего благочестия, привело не к тем результатам, на которые можно было рассчитывать. Мацеевич угомонился лишь на некоторое время, а раскольники, почувствовав свободу, не подвергаясь суровым преследованиям, предались самосожжениям. Иного объяснения многочисленным гарям, происходившим именно в либеральное царствование Елизаветы Петровны, особенно во втором его десятилетии, нет. Заметим, ни при Петре Великом, ни при его преемниках не было столько самосожжений, как при Елизавете. 23 декабря 1748 года в Устюжской провинции сожгли себя более 70 человек, в январе следующего года в той же провинции во время гари погибло 53 человека, в 1756 году в Сибирской губернии сожгли себя 172 человека, в 1757 году зарегистрирована гибель 27 человек в Архангелогородской губернии, в декабре 1761 года в огне в Новгородской губернии погибло 15 человек.

   Доброта и милосердие Елизаветы Петровны проявились в указе 12 декабря 1752 года, сложившем доимку с подушной подати. 13 мая 1754 года был обнародован указ о сложении за эти же годы лошадиной и рекрутской доимки. В июне этого же года подушная подать была уменьшена на шесть копеек. Указы освобождали из тюрем купцов, содержавшихся там за неуплату торговых пошлин; по случаю рождения великого князя Павла Петровича солдат гвардейских полков наградили по два рубля каждого, полевых — по одному рублю.

   В ряде указов проявлена забота об отставных офицерах и солдатах: «для лучшего их за службы и раны содержания сыскать в Казани и близ оного» каменное здание, а если таковое не сыщется, «то и вновь построить каменный дом и содержать их на таком порядке, как в европейских государствах состоят, а наипаче применялся как в Париже таковые содержатся». В одном из указов этого цикла проявлена трогательная забота об отставных, военных: «По долголетней и многотрудной своей службы в походах и ранах и по всегдашнем и беспрестанном беспокойствии, в трудах по отставке от оного имели покой и пропитание». Между тем монастыри отказывались их принимать. Императрица, «сожалея о таком их бедствии», велела Синоду послать указ, чтобы монастыри принимали их без всяких отговорок. Указ 1760 года повелевал соорудить по две богадельни в Казанской, Нижегородской, Воронежской и Белгородской губерниях, а в провинциях — по одной.

   К важным актам милосердия относится отмена смертной казни. Если быть точным, то указа, ее отменявшего, долгое время не существовало, а в 1744 году в связи с заключением Абоского мира все осужденные к смертной казни (кроме богохульников и виновных по первым двум пунктам: за измену и покушение на государя) освобождались от наказания. Впредь императрица повелела подавать ей списки осужденных к смертной казни на ее утверждение. За 20 лет царствования она не подписала ни одного указа, предававшего обвиняемого смерти.

   Указ, отменивший смертную казнь, был обнародован десять лет спустя, в 1754 году, в связи с докладом Сената, поданным императрице. Сенат доносил, что среди 1300 колодников, содержавшихся в тюрьмах, 289 человек, совершивших особо тяжкие уголовные преступления, приговорены к казни, 101 человек за менее тяжкие преступления должен быть наказан вечной ссылкой на каторгу с предварительным вырезанием ноздрей. Кроме того, в тюрьмах содержатся под следствием еще 3579 человек, среди которых имеются лица, совершившие тяжкие преступления, подлежавшие наказанию смертной казнью.

   Сенат счел рассмотрение императрицей судьбы каждого колодника крайне для нее обременительным и обратился к ней с предложением раз и навсегда установить меру наказания, в том числе и для тех, кто подлежал смертной казни. Ссылка на практику замены смертной казни отрубанием правой руки, существующую в Швеции, для России неприемлема, ибо превращала однорукого в инвалида, утратившего работоспособность и возможность прокормить себя. «Того ради, — обращался Сенат к Елизавете, — не соизволит ли ваше императорское величество повелеть подлежащих натуральной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, поставить на лбу В, а на щеках — на одной О, а на другой Р и, заклепав в ножные кандалы, в которых быть им до смерти их, посылать в вечную тяжелую работу, а рук у них не сечь, дабы они способнее в работу употребляемы быть могли». Елизавета согласилась с представлением Сената, наложив резолюцию «Быть по сему» и внеся в предложение Сената дополнение, касавшееся жен отправленных на каторгу мужей — им разрешался второй брак.

   Реализация Манифеста 1744 года в связи с окончанием войны со Швецией, объявлявшего всеобщую амнистию, имела и негативное следствие — значительная часть уголовников не вернулась к нормальной жизни, а пополнила отряды разбойников и воров. Дело в том, что Манифест освобождал от наказания не только убийц и разбойников, но и всех преступников вообще: ранее сосланных на каторгу купцов и откупщиков за долги казне, лиц, содержавшихся в тюрьме за неуплату подушной подати, за упущения по службе, а также солдат и матросов, совершавших многократные побеги. К этому нужно прибавить многочисленные указы, обнародованные в последующие годы (освобождение от наказания недорослей, не явившихся на осмотр, за несвоевременную присылку ведомостей о доимках и др.).

   Акты милосердия обернулись небывалым распространением разбойных отрядов. Разбойничество — одна из характерных черт российской действительности, которую отметили еще источники Древней Руси.

   Свидетельств о разбойных нападениях не только на помещичьи усадьбы, но и на крестьянские и посадские дворы в сельской местности и городах в разных районах страны сохранилось великое множество. Численность разбойных ватаг то увеличивалась, то уменьшалась в зависимости от решительности верховной власти вступать с ними в борьбу и наличия у нее для этого необходимых ресурсов. Время царствования тишайшего Алексея Михайловича прославилось успешной деятельностью атамана Степана Тимофеевича Разина, отряд которого насчитывал многие сотни удалых разбойников. В XVIII столетии подобных ватаг не было, но и мелкие отряды доставляли беспокойство местным властям, не располагавшим достаточными полицейскими силами для борьбы с ними. Нередко разбои совершали солдаты регулярной армии — они нападали на безоружное население городов и сел не только под покровом ночи, но и в дневное время, и не где-нибудь в глухомани, а в старой и новой столицах.

   Историки выявили множество злодеяний разбойников, перечисление их дерзких налетов заняло бы десятки страниц. Ограничимся несколькими примерами. В Дмитровском уезде в 1744 году крестьяне майора Докторова занимались разбоем и смертоубийством. Против них был отправлен офицер с командой, но блюстители порядка понесли урон в 14 раненых и вернулись ни с чем. Лишь второму отряду, более многочисленному, удалось справиться с разбойниками. Генерал-майор Шереметев в том же году сообщал, что в его имении в Сокольской волости разбойники пограбили пожитки, взяли деньги, а приказчика били и жгли. Начальствовавший над караваном, отправленным из Москвы в Сибирь, доносил в 1744 году, что при следовании по Оке до Казани на его судно многократно нападали разбойники и он едва отбился от них, используя пушки. В пути он встретил более 50 разбитых и пограбленных судов. Разбойники в районе Астрахани численностью свыше 50 человек напали на рыболовные ватаги, ограбили их, а также прихватили большие морские лодки, пушки и порох.

   В 1747 году из Перми пришло известие о разбойной ватаге, действовавшей на Каме, а также о пеших и конных отрядах численностью в несколько десятков человек, наводивших страх на обывателей. В следующем году разбойники, появившись в Одоеве, освободили четырех колодников и вместе с ними отбыли восвояси. В 1749 году разбойники, промышлявшие в Брянских лесах, сбывали награбленное имущество за границей.

   Обратимся к сенатским указам, регистрировавшим наиболее крупные разбойные акции. Их опасность настолько возросла, что в мае 1746 года возникла надобность в учреждении особой экспедиции о расследовании дел о ворах и разбойниках. Раньше подобные дела рассматривались местной администрацией и там же чинились экзекуции. Ныне такой порядок «на неудобность признавается, так как оные злодеи делами своими друг другу обязаны бывают». Отныне все дела о разбойниках, как и их наказаниях, должна рассматривать особая экспедиция «при здешней полиции».

   Число разбойных ватаг особенно увеличилось в годы Семилетней войны, когда полки, располагавшиеся во внутренних губерниях, были двинуты на запад, к театру военных действий. В июне 1756 года на Оке отряд майора Бражникова в сражении с ватагой разбойников числом в 80 человек потерял потопленными 27 и ранеными 5 человек, в то время как разбойники, вооруженные шестью пушками и огнестрельным оружием, не досчитались есаула и 5 человек убитыми. В Алаторе в марте того же года разбойники ограбили провинциальный магистрат, изъяв 949 рублей. Провинциальная канцелярия не располагала воинской командой и вынуждена была послать для поимки грабителей обывателей, вооруженных рогатинами и копьями, — ни ружей, ни пороху у них не было. Разбои приобрели настолько угрожающие масштабы, что Сенат вынужден был в ноябре 1756 года «для лучшего и скорейшего сыска и искоренения воров и разбойников и беглых драгун, солдат, матросов и прочих тому подобных непотребных людей, ныне быть особливым главным сыщикам». Они назначались в четыре региона, в которых разбои приобрели наибольшую опасность: первый регион охватывал огромную территорию, включавшую Нижегородскую, Казанскую, Оренбургскую и Астраханскую губернии; во второй регион вошли Московская, Новгородская и Смоленская губернии; в третий — Белгородская и Воронежская; в Архангелогородскую губернию назначался отдельный сыщик.

   В распоряжении «особливых сыщиков» находились воинские команды, сыщики были наделены широкими полномочиями, в том числе и судебными — им предоставлялось право отправлять пойманных разбойников на каторгу в Рочервик.

   Переходя к характеристике социальной политики Елизаветы Петровны, мы не намерены настаивать на наличии у нее системы взглядов и последовательности их осуществления. Нет нужды также перечислять один за другим многочисленные указы, свидетельствующие о сердобольности Елизаветы, ее желании помочь людям, оказавшимся в беде. Достаточно сообщить краткие сведения об их нацеленности. Так, в первый же месяц царствования Елизаветы была упразднена Доимочная комиссия, безжалостно выколачивавшая доимки в годы бироновщины. За один только 1742 год было обнародовано четыре указа, облегчавших судьбу виновных: освобождались от истязаний лица, допустившие ошибки в титуле императрицы в челобитных; два указа освобождали от наказаний за ложный донос по «слову и делу» как духовных, так и светских лиц; последние до обнародования этого указа, если были пригодны к службе, зачислялись в рекруты, а неугодные наказывались ссылкой в Сибирь на «вечную работу»; четвертый указ освобождал недорослей, не достигших 17 лет, от пыток.

   Доброта и милосердие императрицы соседствовали с представлениями о слабости верховной власти, ее неспособности справиться с пороками общества, что вело к процветанию безнаказанного произвола и столь же безнаказанному сопротивлению этому произволу. Это наблюдение подтверждается двумя царствованиями представителей династии Романовых: «тишайшего» царя Алексея Михайловича в XVII столетии, получившем название «бунташного», и Елизаветы Петровны в XVIII веке, царствование которой в представлении верхов общества было «золотым веком». Но «золотой век» царствования Елизаветы Петровны, как и «бунташное» время «тишайшего» царя Алексея Михайловича, имел отличия: в «бунташный» век выступления были скоротечными, в «золотой век» — продолжительными, в XVII столетии в них участвовало городское население, в XVIII столетии — сельское: монастырские крестьяне, государственные крестьяне уральских заводов, ранее принадлежавших казне, а затем оказавшихся в руках вельмож, а также новая социальная прослойка, появившаяся в связи с развитием крупной промышленности, — работники мануфактур.

   Волнения монастырских крестьян приобрели широкий размах в конце 50-х годов, после опубликования в 1757 году указа о замене управлявшими вотчинами служек светскими людьми — офицерами. Эту акцию крестьяне восприняли как изъятие вотчин у монастырей и передачу их государству. На этом основании они отказывались выполнять повинности в пользу монастырей и епархий — обрабатывать пашню и нести оброк натурой или деньгами. Монастырские власти и местная администрация не располагали силами, чтобы привести крестьян в послушание, а благочестивая императрица не считала возможным прибегать к кровавой расправе с ослушниками. Екатерина II получила в наследство от своей предшественницы и предшественника 100 тысяч монастырских крестьян, оказывавших неповиновение. Нет оснований волнения монастырских крестьян возводить в причину секуляризации владений духовенства, но они ускорили завершение давно назревшего процесса.

   В отличие от волнений монастырских крестьян, повинности которых оставались неизменными, приписанные к заводам крестьяне оказывали сопротивление новым владельцам заводов, потому что оказались жертвами их алчности, — вельможи стремились увеличить доход для поддержания расточительной жизни за счет увеличения размера их повинностей.

   Приписка крестьян к заводам, когда они находились в казенном содержании, производилась в соответствии с числом на заводе доменных печей и молотов, ковавших железо по нормам, установленным правительством. Вельможи на полученных заводах увеличили число молотов и доменных печей, что увеличило и потребность в древесном угле. Между тем численность приписных крестьян, обязанных отрабатывать подушную подать и оброчные деньги (в общей сложности 1 рубль 10 копеек) оставалась прежней.

   Существовали три способа преодоления возникших трудностей. Первый состоял в переселении сановными заводовладельцами части их крепостных из вотчин, расположенных в Европейской России, на Урал. Эта операция требовала немалых затрат. Второй способ состоял в привлечении наемных работников, оплата труда которых превышала в несколько раз оплату приписных крестьян. Оставался третий способ, крайне выгодный вельможам и сталь же болезненный для приписных крестьян, — принудить их отбывать заводскую барщину, по своим размерам значительно превышавшую установленную норму. Приписные крестьяне ответили невыходом на работу.

   Посыпались взаимные жалобы: заводовладельцы жаловались на отказ заготавливать уголь и из-за его отсутствия — на возможную остановку доменных печей, крестьяне — на произвол заводовладельцев. Попытки приказчиков заставить крестьян выйти на работу заканчивались потасовками, сопровождавшимися увечьями. При Елизавете воинские команды не привлекались для усмирения крестьян. Лишь при Екатерине II отправленные на Урал воинские команды, вооруженные не только огнестрельным оружием, но и артиллерией, принудили крестьян к повиновению, подвергнув жестоким истязаниям зачинщиков волнений.

   Еще более продолжительными были волнения работников Суконного двора в Москве, начавшиеся в 1737 году и продолжавшиеся с перерывами в течение многих десятилетий. Волнения были вызваны повышением норм выработки сукна и снижением расценок за труд. В результате «ткачи и работные люди учинились непослушны». Обоснованность требований была настолько очевидной, что правительственные учреждения признали противозаконность действий владельцев мануфактуры. Именным указом Елизаветы Петровны было «велено всем впавшим в вину… отпустить и от наказания и ссылки и штрафов освободить». Этот указ можно считать наиболее доказательным подтверждением наличия человеколюбия и милосердия у благочестивой императрицы. Он успокоил работников на пять лет.

   В 1749 году работники в знак протеста против «непрестанных жестоких» нападений прекратили работу и не поддались уговорам ни владельцев мануфактуры, ни представителей власти. На этот раз дело рассматривал Сенат, определивший «пущих заводчиков (подстрекателей, зачинщиков. — Н. П.)… в страх другим бить кнутом» и сослать в вечную ссылку на каторгу.

   Объяснение столь несхожему отношению к одинаковым явлениям может быть одно: события, происходившие на Суконном дворе в 1744 году, стали известны Елизавете Петровне, находившейся в том году в Москве, в то время как в 1749 году дело рассматривал Сенат, руководствовавшийся в своем определении существовавшим в то время законодательством; можно с уверенностью сказать, что императрица о событиях на Суконном дворе в 1749 году не имела ни малейших сведений.

   Набожность и милосердие императрицы, бесспорно, относятся к ее добродетелям, впрочем, не всегда приносившим желаемые результаты, поскольку она, будучи не лишенной здравого смысла, нередко руководствовалась не разумом, а эмоциями: акции милосердия по отношению к уголовным преступникам, совершившим в том числе и убийства, вели к распространению разбоев и грабежей, стремление вернуть раскольников в лоно официального православия увеличило число самосожжений, а насильственная христианизация вызывала вооруженный протест язычников.
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    Глава 9

    Война по правилам царедворцев

   

   [image: after_title]

Внешнеполитический курс России в царствование Елизаветы Петровны не отличался монолитностью. При дворе существовали, по крайней мере, три «партии», соперничавшие между собой за право определять его направление. Одну из них возглавлял вице-канцлер, а затем канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. В ее составе находились канцлер А. М. Черкасский, вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов и брат А. П. Бестужева Михаил. Немногочисленные сторонники А. П. Бестужева быстро оставили его в гордом одиночестве: князь Черкасский скончался в 1742 году; граф М. И. Воронцов, которого А. П. Бестужев протащил в вице-канцлеры, надеясь с его помощью укрепить свое положение, поскольку он как активный участник переворота пользовался доверием императрицы, быстро переметнулся в стан противников Алексея Петровича. Со старшим братом Михаилом Алексей конфликтовал, причем ссора была столь бескомпромиссной, что братья не восстановили родственных отношений до самой смерти Михаила в 1760 году. Он тоже оказался в стане врагов брата. Все это не помешало А. П. Бестужеву стоять у руля внешнеполитического ведомства с 1741 года и проявить необычайную дипломатическую ловкость, похвальное трудолюбие и твердость в претворении в жизнь своих планов, противоречивших на первых порах планам самой императрицы. Он прославился, кроме того, изобретением успокоительного снадобья, пользовавшегося большой популярностью в XVIII–XIX столетиях, которому было присвоено название «капли Бестужева». Свою внешнюю политику он называл «древней российской, толь паче государя Петра Великого системой». Суть системы состояла в установлении дружественных отношений с двумя странами: Австрией и Англией. С первой из них Россию сближала необходимость вести совместную вооруженную борьбу с агрессивной Турцией, а также необходимость противостоять гегемонии Франции в Европе. Что касается Англии, то она издавна являлась главным торговым партнером России, и обе страны нуждались во взаимной дружбе.

   Вторая «партия» считалась самой многочисленной и влиятельной. В ее составе мы обнаруживаем императрицу, генерал-прокурора Сената Никиту Юрьевича Трубецкого, братьев Петра и Александра Ивановичей Шуваловых, вице-канцлера М. И. Воронцова, Михаила Петровича Бестужева-Рюмина и др.

   Франция до воцарения Елизаветы Петровны считалась самой враждебной России державой Европы. Общеизвестна ее подстрекательская роль в открытии военных действий против России со стороны Швеции на севере и Турции на юге. В 1733 году в связи со смертью польского короля Августа II Франция предприняла попытку создать так называемый восточный барьер — замкнуть цепь враждебных России государств на ее западных границах с Польшей. С этой целью она, чтобы посадить на польский трон своего ставленника и покорного исполнителя своей воли Станислава Лещинского, даже объявила войну России, правда, закончившуюся полным провалом.

   Со времени вступления на престол Елизаветы Петровны отношения между Россией и Францией изменились в лучшую сторону. Тому были две причины: два француза — посол де ла Шетарди и лекарь Елизаветы Лесток — активные участники переворота в ее пользу, и она считала своим долгом отблагодарить Версаль за оказанную поддержку благосклонным к нему отношением. Императрицу, непревзойденную в династии Романовых модницу, Франция привлекала как страна, диктовавшая Европе моды, а Версаль демонстрировал изысканную роскошь и разнообразные удовольствия, к которым Елизавета проявляла непреодолимую страсть.
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Неизвестный художник Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны. XVIII в.

   Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Симпатии к Франции у Елизаветы постепенно, но неуклонно угасали, по мере того как дела Шетарди и Лестока прояснили подлинное отношение Версаля к ее персоне и к России. Отношения между двумя странами охладели настолько, что французский посол Лопиталь отправился на родину, не попрощавшись с императрицей.

   В подобной обстановке вельможи, ориентировавшиеся на сближение с Францией, не могли открыто выражать стремление к союзу с ней, и если «партия» сохраняла существование, то главным образом ради того, чтобы закулисными интригами доставить лишние хлопоты ненавистному им канцлеру.

   Третья «партия» представлена так называемым молодым двором — наследником престола Петром Федоровичем и его супругой Екатериной Алексеевной, ориентировавшейся на союз с Пруссией, точнее с ее королем Фридрихом II.

   Прусский король, несомненно, являлся личностью незаурядной, проявившей свои таланты в разных сферах государственной деятельности: дипломатической, военной, преобразовательной. Вступив на престол небольшого королевства в 1740 году, он ко времени своей смерти в 1786 году создал мощное государство, вошедшее в число великих держав Европы. Достиг он этого агрессивностью, грабежом соседних государств, захватом чужих земель, игнорированием всяческих договоров, если они в данный момент препятствовали осуществлению его захватнических планов.

   Фридрих II был заинтересован в благожелательном к себе отношении Елизаветы Петровны и оказал ей две услуги. Одна, как мы помним, состояла в совете перевезти Брауншвейгскую фамилию из Лифляндии во внутреннюю губернию России; оказывая вторую услугу, Фридрих II рассчитывал на благосклонное отношение как императрицы, так и молодого двора, в частности супруги наследника русского престола, — это по совету Фридриха. Елизавета избрала невестой Петру Федоровичу принцессу Анхальт-Цербстскую, дочь герцога, затерявшегося в глуши Европы. Король считал, что принцесса, став великой княгиней Российской империи, навсегда останется признательной прусскому королю за блистательную карьеру, забывая при этом, что умная, честолюбивая великая княжна, подобно ему, Фридриху II, была не склонна соблюдать честные правила игры и лишена, как и всякий политик крупного масштаба, способности блюсти нравственные устои. Великая княгиня учла горький опыт своей матери, ретиво взявшейся отблагодарить короля вмешательством во внешнеполитические дела петербургского двора и за это высланной из России, отказалась от опрометчивых действий в его пользу, проявила осторожность; а затем и позабыла о своих моральных обязательствах, справедливо рассчитывая, что куда безопаснее и надежнее опираться при достижении своего девиза «Я буду царствовать или погибну» не на прусского, а на английского короля.

   Во много крат надежнее была привязанность к прусскому королю великого князя Петра Федоровича, считавшего его своим кумиром и стремившегося во всем ему подражать. Слепое преклонение Петра Федоровича перед Фридрихом II было бескорыстным и поэтому считалось более прочным гарантом выгод для прусского короля.

   Такова была в общих чертах система межгосударственных отношений, сложившихся в Европе в канун Семилетней войны, такова была расстановка сил в окружении императрицы Елизаветы, боровшихся за определение, кого считать врагом и другом России.

   Наступил 1756 год. Обстановка в Европе быстро менялась, причем эти изменения поражали своей неожиданностью и непредсказуемостью. Европа была опутана новой сетью договоров, перевернувших представления современников о традиционных неприятелях и союзниках: бывшие союзники превратились в непримиримых противников, выступавших друг против друга с оружием в руках, а извечные враги стали союзниками. Коротко изложим хронологию формирования новых союзов.

   19 сентября 1755 года Бестужев и Воронцов подписали конвенцию с Уильямсом, обязывавшую Россию оказать помощь Англии, предоставив ей в случае войны 55 тысяч русских войск взамен уплаты Англией России ежегодно по 500 тысяч фунтов стерлингов. 19 февраля 1756 года Уильямс доносил: «Договор с Англией лежит вот уже пять недель на письменном столе императрицы, и я с горестью должен видеть, что она держит себя так, что ни один из канцлеров не смеет напомнить ей о подписании договора. Многие из вельмож открыто действуют против Англии; например, Петр Шувалов за то, что не получил никакого подарка, а он совершенно управляет молодым любимцем Иваном Шуваловым». Донесение свидетельствует о падении влияния ярого сторонника союзнических отношений России с Англией канцлера Бестужева и об усилении позиций «партии» союза с Францией. Этот факт подтвердила подписанная императрицей в конце концов конвенция, существенно ущемлявшая интересы Англии: первоначальный ее текст предусматривал оказание помощи Англии при нападении на нее любого противника, а подписанная Елизаветой ограничивала нападение лишь со стороны Пруссии, а не Франции, считавшейся главным противником островного государства.

   Еще больший удар по престижу Бестужева нанесло сообщение английского посла о заключении союзного договора между Англией и Пруссией. Еще бы! Алексей Петрович в течение пятнадцати лет пестовал союзнические отношения России с Англией, а теперь оказалось, что она совершила предательскую акцию и по отношению к России, и по отношению к нему, канцлеру. Новый союзник англичан, будучи союзником Франции, совершил такое же предательство и по отношению к ней.

   Союз английского короля Георга I с прусским королем Фридрихом II вызвал цепную реакцию: он помог преодолеть вековую вражду Австрии и Франции, заключивших между собой союзный договор.

   Заключение союза с Англией Фридрих II считал своим большим успехом. Он писал: «Возобновляя союз с Францией, ему приходилось бороться с силами Англии, Австрии и России; напротив, заключив союз с Англией, он мот надеяться, что французы не начнут войны с Германией и Пруссией, в соединении с Англией и Россией может уничтожить в Марии Терезии желание завладеть Силезией, как бы велико оно ни было». Отметим, Силезию Фридрих II отнял у Марии Терезии еще в 1742 году, и королева долгие годы мечтала о ее возвращении. Прогноз Фридриха II не оправдался, он ошибся в позиции России в предстоявшей войне — комбинация союзников сложилась иной, чем предполагал прусский король.

   17 мая 1756 года нападением Англии на Францию началась Семилетняя война. В августе в нее включился и Фридрих II.

   Зная о готовившемся нападении Австрии на Пруссию, Фридрих II решил нанести упреждающий удар. Как известно, король отличался беспредельным цинизмом и неразборчивостью в средствах достижения поставленной цели. Позже он рассуждал по поводу своего нападения на Саксонию и Австрию: «Задерживаться пустыми формальностями в таком важном случае было бы в политике непростительной ошибкой». В августе он напал без объявления войны на Саксонию и в течение двух недель овладел всем курфюршеством. 1 октября 1756 года король дал сражение австрийской армии и хотя его не выиграл, но приобрел существенное подкрепление — 17 тысяч саксонцев пополнили его армию.

   На вторжение Фридриха II в Саксонию Елизавета Петровна ответила обещанием оказать курфюрсту Августу III помощь. Между тем король предпринимал энергичные меры склонить Россию к нейтралитету. Хлопоты об этом взял на себя английский посол Уильямс, подкрепив свои переговоры обещанием Фридриха II вознаградить Бестужева 100 тысячами талеров. «Я пытался, — доносил Уильямс, — 28 сентября склонить Бестужева на сторону Пруссии. Первые две-три попытки были совершенно неудачны. Наконец, он протянул мне руку и сказал, с этой минуты я друг королю, но не знаю, чем могу служить ему теперь. Зная это двумя месяцами раньше, можно было бы многое сделать. Я не могу теперь обещать что-нибудь сделать. Но теперь война началась, и ничем нельзя отговорить императрицу от решения помогать Австрии, все распоряжения уже сделаны. Я не могу теперь обещать что-нибудь сделать, потому что это не в моей власти».

   31 декабря 1756 года был подписан акт о присоединении. России к Версальскому договору о союзе Австрии с Францией.

   Подготовка России к предстоявшей войне предусматривала не повышение боевой выучки армии, обеспечение ее достаточным количеством продовольствия и фуража, необходимой экипировкой и снаряжением, а создание нового учреждения и присвоение четырем вельможам фельдмаршальского чина.

   Инициатором создания нового учреждения — оно получило название Конференции при высочайшем дворе — был канцлер Бестужев. В записке, поданной императрице в январе 1756 года, он предлагал учредить комиссию, «которая бы из таких и стольких людей составлена была, как их ее императорское величество сама избрать изволит и которые бы наипаче ее высочайшую доверенность к себе имели». В марте Бестужев подал повторную записку о необходимости учреждения подобной комиссии.

   Вполне основательна догадка С. М. Соловьева о причине, побудившей Бестужева выступить с этим предложением. Канцлеру была хорошо известна закулисная борьба против него персон, имевших доступ к императрице и настраивавших ее на восприятие своих предложений и вынесение угодных им решений. В учрежденной комиссии, полагал Бестужев, появится возможность вести открытую полемику, во время которой он в присутствии императрицы своими обоснованными доводами положит противников на обе лопатки. Он полагал, что тем самым ослабит влияние закулисных интриг и укрепит свое положение. Он понимал, что его внешнеполитическому курсу нанесен сильный удар, что он находится на краю гибели, и поэтому не скупился на лесть в адрес императрицы. В первой записке читаем столько похвальных слов, что создается впечатление, что автор был далек от событий придворной жизни и не осведомлен о подлинной роли Елизаветы в управлении империей.

   Канцлер ошибся в своих расчетах — доверенные лица императрицы, включенные в состав предложенной им комиссии, в подавляющем большинстве принадлежали к враждебной ему «партии»: гофмаршал Михаил Бестужев, князь Н. Ю. Трубецкой, братья Петр и Александр Шуваловы, сенатор А. П. Бутурлин, вице-канцлер М. И. Воронцов. Единственным членом Конференции, считавшимся приятелем А. П. Бестужева, был С. Ф. Апраксин, но он был типичным царедворцем, умевшим держать нос по ветру, и поэтому его нельзя считать надежным союзником.

   Степан Федорович, сын знаменитого адмирала Петровского времени Ф. М. Апраксина, имел покладистый характер, готов был гнуть спину перед каждым, кто мог быть ему полезен, считал возможным опираться не только на Бестужева, но и на представителей враждебного ему лагеря Шуваловых. В письмах к Ивану Ивановичу Шувалову он, будучи назначенным главнокомандующим русской армией, заискивал перед фаворитом и, зная недовольство императрицы своей медлительностью, донимал его просьбами внушить ей мысль, «чтобы столь рановременные и по суровости времени и стужи более вредительные, нежели полезные, и походом не спешить», то просил исходатайствовать у императрицы отсрочку взыскания с него долга казне в 60 тысяч рублей. Не оправдалась также надежда А. П. Бестужева на присутствие Елизаветы Петровны на заседаниях Конференции — за 1756 год она почтила ее своим присутствием лишь четыре раза.

   В целесообразности создания Конференции сомневаться не приходится. Остается лишь гадать, почему она была учреждена с таким большим опозданием и почему императрицу не осенила мысль иметь при своей персоне учреждение, подобное Верховному тайному совету, существовавшему при Екатерине I и Петре II, или Кабинету министров при Анне Иоанновне. Здравомыслящая женщина, конечно же, знала об отсутствии у нее опыта управления государством. Знала она и о своем нежелании овладеть этим опытом. При подобных обстоятельствах появление учреждения, освобождавшего императрицу, как сказано в манифесте об учреждении Верховного тайного совета, от «обсуждения важных государственных дел» и решения «многотрудных» задач, было обоснованным. Первоначально на Конференцию возлагалось руководство подготовкой к предстоящей войне с Пруссией и стратегическое руководство операциями, но затем она стала осуществлять мелочную опеку главнокомандующих русской армией, а также включила в свою компетенцию и вопросы внутренней политики.

   Второй акцией, связанной с подготовкой к войне, было пожалование четверым вельможам воинского звания генерал-фельдмаршала. Напомним, этот чин был учрежден Петром Великим и присваивался генералам за боевые заслуги на поле брани. Б. П. Шереметев и А. Д. Меншиков заслуженно носили это звание. Преемники Петра не всегда руководствовались этим правилом: Екатерина I в 1726 году возвела в фельдмаршалы Яна Казимира Сапегу, ни дня не служившего в русской армии, сына которого Меншиков прочил в женихи своей дочери Марии. При Елизавете звание фельдмаршала было обесценено пожалованием его лицам, не имевшим никаких военных заслуг и даже, подобно Сапеге, не всегда служившим в армии. 5 сентября 1756 года, в день своих именин, Елизавета возвела в генерал-фельдмаршалы обер-егермейстера А. Г. Разумовского, генерал-прокурора Сената Н. Ю. Трубецкого и двух генерал-аншефов — А. Б. Бутурлина и С. Ф. Апраксина.

   Из перечисленных лиц в дни своей молодости служил в армии в невысоких чинах и даже участвовал в боевых действиях при осаде Очакова лишь С. Ф. Апраксин. Что касается Трубецкого и Бутурлина, то их карьера протекала преимущественно на гражданском и придворном поприщах. А. Г. Разумовский к военной службе никакого отношения не имел. Бывший певчий, возведенный в графы, сознавал свою необразованность и, когда был пожалован в фельдмаршалы; заявил при всех императрице: «Вы, ваше величество, можете называть меня фельдмаршалом, если вам это угодно, но ни вы, никто на свете не сделает из меня порядочного офицера». В 1761 году императрица «испекла» еще одного генерал-фельдмаршала, тоже, подобно Разумовскому, не нюхавшего пороху, — Петра Ивановича Шувалова.

   До объявления войны Пруссии встал вопрос о назначении главнокомандующего из четырех новоиспеченных генерал-фельдмаршалов; предпочтение было отдано Апраксину — его неуклюжая и громоздкая фигура устраивала и «партию» Шуваловых, хотя выдвинул его их антипод Бестужев. Имело значение и то обстоятельство, что восемнадцать лет назад Апраксин значился боевым офицером, впрочем, не имевшим опыта командования не только армией, но и более мелкими соединениями.

   Получив назначение в сентябре 1756 года, Степан Федорович испытывал немалые затруднения — как не утратить благосклонность императрицы и в то же время своими действиями не вызвать раздражение молодого двора. Затруднение возникло в связи с тяжелой болезнью императрицы, вызывавшей опасение, удастся ли ей преодолеть недуг. В случае ее кончины на троне окажется поклонник Фридриха II Петр Федорович, и тогда активность главнокомандующего обернется опалой. О преклонении великого князя перед Фридрихом II французский посол Лопиталь писал: «В голове Петра Федоровича царствовало со страшной силой одно чувство, одна мысль, восторг перед Фридрихом II, доходивший почти до мании».

   Апраксин в своих действиях руководствовался соображениями не главнокомандующего, а царедворца — своим самым надежным союзником считал время: надобно было тянуть свой выезд к армии и тем самым завоевать признательность молодого двора. Уильямс в депеше от 8 января 1757 года высказал Лондону свое мнение об Апраксине: «Он совершенно предан великой княгине. По крайней мере, он постоянно заявляет о своей преданности ей. Этот человек не военный, притом он невысокого мнения об армии, ему вверенной; полагают, что он не имеет ни малейшего желания встречаться с пруссаками в открытом поле. Притом он весьма расточителен и, несмотря на щедрые награды, полученные от государыни, всегда нуждается в деньгах».

   Отсутствие у Апраксина полководческих дарований отметил и Кирилл Разумовский. О назначении Апраксина главнокомандующим он отзывался так: «Ежели бы тогда моего мнения спросили, когда командир учреждался, я бы всегда мог по привычке чистосердечно и беспристрастно сказать, что человек без практики и столь тяжелого тела и притом ни в каких военных обращениях с европейцами не бывавший… едва ли годится командиром быть».

   Императрица, вопреки опасениям о возможной ее кончине, выздоровела, 26 и 28 октября принимала Апраксина, не забывшего встретиться и с великим князем. Наконец, он 30 октября 1756 года отбыл из Петербурга в Ригу, где находилась армия. Вдогонку императрица отправила главнокомандующему дорогие подарки, соболиную шубу и серебряный сервиз весом в 18 пудов.

   Продолжительное пребывание главнокомандующего не при армии, а в столице вызвало беспокойство, недоумение породило разного рода слухи, так что «Санкт-Петербургские ведомости» вынуждены были опубликовать пространную, по масштабам того времени, статью с заверением, что Степан Федорович Апраксин «к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл. Пребывание же здесь его превосходительства походу армии нимало не препятствует, что его пребывание в столице связано с необходимостью советоваться с императрицей, как отправлению в поход армию усилить».

   Выезд Апраксина из столицы напоминал не поход главнокомандующего к театру военных действий, а парадный смотр, где вельможи соревновались в богатстве интерьера шатров, в изысканности кухни, разнообразии экипировки как собственной персоны, так и прислуги. Достаточно сказать, что его личный обоз со всяким добром, в том числе и с продовольствием, состоял из многих десятков подвод, что прихоти изнеженного и тучного барина удовлетворяли 150 слуг — повара, лакеи, адъютанты и др.

   Тягу главнокомандующего к роскоши, его заботу о комфорте отметили два современника: Андрей Тимофеевич Болотов, служивший офицером в прусскую кампанию и оставивший замечательные и исключительные по достоверности и ценности мемуары, а также английский посол Уильямс. Болотова поразил отличавшийся богатым убранством шатер главнокомандующего: «В преогромной богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами довольно нагретой кибитке» Апраксин лежал на пуховике и слушал болтовню бывалого гренадера. Отмеченную Болотовым тягу Апраксина к роскоши и пижонству подтвердил и Уильямс, в депеше 22 марта доносивший: «Апраксин прислал в Петербург своего адъютанта с поручением привезти 12 пар платья. Он такой же фат и так же много заботится о своем туалете, как граф Брюль (первый министр саксонского курфюрста и польского короля Августа III. — Н. П.), несмотря на то что это один из самых толстенных и неграциозных людей в мире».

   Зимой, по обычаю того времени, на театре военных действий наступало затишье. Поскольку Россия их не начинала и ее армия находилась в Риге, главнокомандующий Апраксин должен был проявить заботу о подготовке ее к летней кампании: обеспечить армию необходимыми запасами фуража и продовольствия, снарядами и прочим. Ленивый и неповоротливый Апраксин несильно обременял себя этими заботами и проявлял такую же медлительность в походе к прусским границам, как и во время движения к Риге. Несмотря на понукания Конференции ускорить выступление, чтобы встретиться с неприятелем, Степан Федорович оставался верен себе и отсиживался в Риге.

   На необходимости ускорить время марша настаивал и его друг А. П. Бестужев. Поведение главнокомандующего вызывало беспокойство канцлера прежде всего потому, что этот пост он занял по его рекомендации. Поэтому Бестужев справедливо связывал свою судьбу с судьбой Апраксина: его неудачи или успехи эхом откликались на его, Бестужева, и без того шатком положении.

   Бестужев уверял фельдмаршала в своей верности и в ответ на подозрение Апраксина, что тот охладел к нему, писал в феврале 1757 года: «Я не имею иного объявить, как крайнее мое прискорбие, что ваше превосходительство в моих сентиментах сомневается. Они неизменны и прежде моей жизни не отменятся». Однако в письме, отправленном 15 июня, обнаруживается не только информация о недовольстве двора медлительностью главнокомандующего, но уже отсутствуют заверения в вечной верности и звучит некоторое раздражение: «Беспредельная моя к вашему превосходительству откровенность не позволяет мне от вас скрыть, каким образом здесь генерально весьма сожалеют, что недостаток провианта вашему превосходительству воспрепятствовал в неприятельскую землю и в дело до их пор вступить». Бестужев не преминул сообщить и о недовольстве императрицы, присутствовавшей на заседании Конференции, обсуждавшей положение дел в армии: она «с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает». «Великое неудовольствие» императрицы возымело свое действие, и 19 июля русские войска вступили на территорию Пруссии.

   22 января 1757 года в Петербурге был заключен договор между Россией и Австрией, подтверждавший условия договора между ними 1746 года и направленный против «возмутителя всенародной тишины» Фридриха II. Оба союзника обязались поставить по 80 тысяч регулярного войска и не заключать ни перемирия, ни мира до полной победы, то есть возвращения Силезии Австрюг, изгнания из Саксонии пруссаков и восстановления саксонского курфюрста в своих правах.

   Как уже говорилось, 31 декабря 1756 года был подписан акт о присоединении России к Версальскому договору о союзе между Австрией и Францией. Вступление России в Версальский договор создавало известные трудности как для союза, так и для России: Франция была союзником извечного противника России — Османской империи. Россия являлась союзницей Англии, воевавшей с Францией. Это пикантное положение Франции и России, одновременно являвшихся союзниками друг с другом и союзниками государств, враждовавших между собой, было преодолено специальной оговоркой: Франция отказывалась помогать России в ее войне, если она начнется, с Турцией, а Россия не должна была поддерживать Францию, воевавшую в это время с Англией. В итоге была создана антипрусская коалиция, учитывавшая прежде всего интересы Австрии, Саксонии и Франции. Претензии России на овладение Восточной Пруссией были отклонены ее союзниками до завершения войны.

   Целесообразность участия России в Семилетней войне вызывает некоторые сомнения. Они вызваны Манифестом от 16 августа 1757 года, объяснявшим вступление России в войну с Пруссией необходимостью строго соблюдать взятые на себя обязательства, предусмотренные договором 1746 года: оказание помощи союзнику, ставшему жертвой нападения агрессивного прусского короля: «При таком состоянии дел не токмо целость верных наших союзников, святость нашего слова и сопряженные с тем честь и достоинство, но и безопасность собственной нашей империи требовали не отлагать действительную нашу против сито нападателя помощь». Манифест далее отмечал, что Фридрих II в будущем преследует далёко идущие цели, что это будущее таит угрозу для России: Фридрих II утеснением «наших союзников вновь усилится и опаснейшим сделается, но и присвоит себе право к произвождению против нас войны, а мы толь справедливое дело наших союзников оставить, святость нашего слова нарушать и славу и безопасность нашей империи пренебречь не можем».

   Таким образом, Манифест причиной объявления войны выставил святость взятых на себя обязательств по договору 1746 года и договору 1757 года, назвавшего конечную цель войны — вернуть союзникам отнятые у них Фридрихом II Силезию и Саксонию. Равным образом и договор между Австрией и Францией тоже преследовал цели, чуждые России, — вернуть Марии Терезии и Августу III захваченное у них Фридрихом II.

   Думается, подлинные причины войны заложены в противоречиях между Англией и Францией, боровшихся за влияние в Северной Америке и на Европейском континенте, и между Австрией и Пруссией. Россия в Семилетней войне защищала не столько собственные интересы, сколько интересы Австрии. Что касается нравственного аспекта мотивировки войны, то договорные обязательства в XVIII веке выполнялись в той мере и тогда, когда они были выгодны стороне, взявшей обязательство оказывать помощь союзнику, подвергнувшемуся нападению. Альтруизм уже был не в моде.

   Вступление России в войну, кроме того, игнорировало ее последствия при воцарении на престоле Петра Федоровича, не подлежало ни малейшему сомнению, и это подтверждается дальнейшими событиями, что Петр III, вступив на престол, готовился к походу против недавних союзников и вернул Фридриху II все, завоеванное кровью отважных русских солдат.

   Полностью не отрицая государственного интереса России при объяснении причин вступления ее в Семилетнюю войну против Пруссии, не следует игнорировать отношения лиц, занимавших трон в Австрии и России, к Фридриху: в обоих государствах на троне сидели дамы — Елизавета Петровна и Мария Терезия, которым острый и не сдержанный на язык Фридрих II отпускал уязвлявшие их самолюбие колкости. Особенно болезненно их воспринимала Елизавета, чье поведение не обнаруживало в ней мудрости государственного деятеля и поэтому подвергалось наибольшим насмешкам Фридриха II. Не щадил прусский король и самолюбия умной и честолюбивой мадам Помпадур, фактически правившей Францией. Представитель России при версальском дворе писал о ней: «Вся система состоит в маркизе Помпадур по чрезмерной милости и доверенности к ней королевской, то бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прехитрый разум».

   У Елизаветы Петровны были и более серьезные основания люто ненавидеть прусского короля: во второй главе было подробно рассказано о деле Зубарева. Елизавета Петровна поверила рассказам этого проходимца о причастности прусского двора и самого Фридриха II к тому, чтобы вернуть корону находившемуся в Холмогорах Иоанну Антоновичу.
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Худ. Рокотов Федор Степанович Портрет великого князя Петра Федоровича. 1758 г.

   Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

   
Еще одна причина ненависти Елизаветы к Фридриху II состояла в том, что набожная императрица никак не могла смириться с тем, что атеист занимал королевский трон. Историкам известны два ее высказывания на этот счет. Однажды она сказала: «Король прусский, без сомнения, дурной монарх, у него нет страха Божия, он смеется над всем святым и никогда не посещает церковь, это прусский Надир-шах». Другое высказывание в том же духе: «Я удивляюсь, как это Господь не проявит своего суда над этим злостным государем».

   Екатерина II перечислила ряд тем, по поводу которых запрещалось вести разговор в присутствии Елизаветы. На первом месте стояло ненавистное ей имя Фридриха II, затем следовали разговор о смерти, красивых женщинах и др.

   Мысль о личной антипатии Елизаветы Петровны к Фридриху II как одной из причин объявления Россией войны Пруссии высказал еще в XVIII столетии француз Лафермиер, занимавший в 70–80-е годы пост секретаря великого князя Павла Петровича. В «Заметках о войне с Пруссией» он писал: «Достоверно, что императрица Елизавета первоначально вмешалась в эту войну по двум причинам. Одна из них заключалась в чувстве справедливости и великодушии, которые побудили ее оказать помощь своим союзникам. Другая — в личной злобе и досаде на короля прусского». Автор заметок, кроме того, отметил роль Бестужева, подозревавшего ненависть императрицы к королю: канцлер «довел ее раздражение до такой степени, что уже впоследствии сам не мог его более удержать».

   «Проект присоединения Пруссии к России», составленный неизвестным автором 30 апреля 1760 года, видимо, для согласования его содержания с союзниками, объяснял вступление России в Семилетнюю войну стремлением ослабить силы Фридриха настолько, чтобы он более не возмущал «как всеобщее, так и соседей своих спокойствие». К апрелю 1760 года исход войны был очевиден, и «Проект» наряду с учетом интересов союзников впервые формулировал территориальные притязания России: «за понесенные ужасные тяготы и потеряние людей и иждивения» Россия требовала вознаграждения «королевством Прусским, оружием ее императорского величества действительно завоеванным».

   Надо полагать, что члены коалиции, учитывая собственные ресурсы, человеческие и материальные, и ресурсы противника, рассчитывали, что война будет недолгой. В самом деле, численность армий Австрии, России и Франции в канун войны составляла 731 тысячу человек, в то время как прусский король располагал немногим более 142 тысячами человек. Если учесть, что союзники имели резерв, не участвовавший в военных действиях, а Фридрих II задействовал все, чем он располагал, то неравенство сил станет еще более разительным.

   Возникает вопрос: как мог Фридрих II оказывать сопротивление превосходящим силам противников в течение долгих семи лет и даже нередко одерживать над ними победы? Своим успехом король был обязан нескольким обстоятельствам, для него благоприятным. Главным из них, умело используемым Фридрихом II, было отсутствие у его противников согласованных действий, наличие в их стане глубоких противоречий, взаимной подозрительности, мешавших им выступить единым фронтом, что позволяло королю с каждым из своих противников расправляться порознь; каждый из союзников одновременно был и соперником, склонным пассивно ожидать поражения участника коалиции. Второе преимущество прусского короля состояло в наличии у него хорошо обученной и столь же хорошо вымуштрованной армии, державшейся на жестокой палочной дисциплине. К этому следует добавить наличие у Фридриха II полководческих дарований, напрочь отсутствовавших у командующих армиями противников. Историки военного искусства единодушны в признании у Фридриха тактических талантов, умения быстро оценивать менявшуюся обстановку на поле битвы и принимать правильное решение и, наконец, склонности к решительным действиям.

   Даже малой толикой полководческих дарований Апраксин не обладал. В их наличии, видимо, сомневалась и Конференция, прикомандировав к главнокомандующему генерал-аншефа Георгия Ливена. По словам А. Т. Болотова, «Ливен войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской и придан был ему для совета и властью как в дядьки: странный поистине пример! Как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие; мы не покрылись бы толиким стыдом перед всем светом, если бы не было при нас сей умницы и сего, мнимого философа».

   Используя выражение мемуариста, приведем еще один «странный поистине пример»: Конференция при высочайшем дворе, не довольствуясь услугами Ливена, возложила на себя обязанности своего рода генерального штаба по руководству военными операциями.

   Между столицей России и театром военных действий денно и нощно сновали курьеры, доставлявшие Конференции донесения главнокомандующего и ее директивы главнокомандующему. Иногда Конференция отправляла свои директивы командирам дивизий и даже бригад, минуя главнокомандующего. Если учесть состояние средств связи того времени, то станет очевидным, что директивы Конференции всегда запаздывали и не могли учитывать менявшихся планов противника. Более того, они сковывали инициативу главнокомандующего, не рисковавшего совершить ни одного шага без указания сверху. Положение Фридриха II было куда предпочтительнее — он ни перед кем не отчитывался, а сам принимал решения.

   Таким образом, у Апраксина было два «дядьки»: один находился в его свите, а другой, более важный, — за тридевять земель от театра военных действий.

   Вернемся к действиям русской армии. Она вступила на территорию Пруссии, как сообщалось выше, 19 июля, а ровно через месяц у деревни Гросс-Егерсдорф состоялось первое крупное сражение с пруссаками. Самонадеянный прусский фельдмаршал фон Ганс Левальд атаковал в три раза превосходившую по численности русскую армию и на первом этапе сражения имел успех, так как, согласно реляции Апраксина, наша армия, «находясь на марше за множеством обозов не с такою способностью построена и употреблена быть могла, как того желалось и постановлено было». Участник сражения Болотов отметил его упорный и кровопролитный характер: «От беспрестанной стрельбы дым так опустился, что обеих сражающихся армий… было уже не видно, а слышна только трескотня ружейная и звук пушечной стрельбы». Апраксин тоже сообщал в реляции, ссылаясь на мнение иностранных волонтеров, что «такой жестокой битвы не бывало в Европе».

   Первоначально успех сопутствовал пруссакам, они, по словам Болотова, находились на полпути к победе, но меткие выстрелы пушек и атака находившихся в резерве полков решили исход сражения, продолжавшегося десять часов, в пользу русских войск. Под их натиском пруссаки сначала организованно отступали, а затем пустились в паническое бегство.

   28 августа жители Петербурга в четыре часа утра были разбужены 101 выстрелом пушек — так было извещено население столицы об одержанной победе.

   Сражение у Гросс-Егерсдорфа выиграли отважно сражавшиеся солдаты. Что касается Апраксина, то он совершил немало ошибок: плохо организовал разведывательную службу, что позволило неприятелю незамеченным подойти к находившейся на марше русской армии, не имел плана сражения на случай встречи с неприятелем. Но главная ошибка главнокомандующего состояла в том, что он вместо преследования разгромленного и в панике бежавшего неприятеля сам предпринял поспешное отступление, напоминавшее бегство. Изнуренная отступлением армия к 3 октября 1757 года располагала 46 810 здоровыми и 584 157 больными солдатами.

   Отступление Апраксина вызвало крайнее раздражение в Петербурге. Главнокомандующий предпринял попытку оправдаться. Елизавете Петровне он объяснял отступление отсутствием продовольствия и фуража и необходимостью сохранить «в целости войско». Он клялся «жизнь свою на жертву отдать, чем такое храброе и победоносное войско всеконечному разорению и погибели от голоду подвергнуть».

   Императрица сочла оправдание неубедительным; не тронула ее и заключительная фраза реляции фельдмаршалах извещением об одержанной победе: он, Апраксин, «в толикой был опасности, что одна толико Божия десница меня сохранила, ибо я хотел лучше своею кровью верность свою запечатлеть, чем неудачу какую видеть».

   Порицали отступление не только императрица и Конференция. В среде, враждебной Апраксину и его покровителю Бестужеву, носились слухи, что главнокомандующий предавался пьянству и что он «не только толь близко в огне, но и при деле близко не был». Двору было известно, что Степан Федорович не склонен был расставаться с комфортом и в боевой обстановке и использовал лошадей и подводы не для того, чтобы их нагрузить провиантом, а под личное имущество. 17 апреля 1757 года он извещал И. И. Шувалова, что не в состоянии обойтись менее чем 250 лошадьми для обоза «кроме верховых, по самой крайней мере, до тридцати быть должно, и 120 человек людей…».

   Бестужев понял, что возможность выручить из беды своего приятеля полностью отсутствовала, и он решил ценой предательства спасать себя. Апраксину он отправил письмо с осуждением отступления его армии к Тильзиту: «Ничего иного ответствовать не имею, кроме того, что я крайне сожалею, что армия под командою вашего превосходительства почти все лето недостаток в провианте имея, наконец хотя и победу одержала, однако же принуждена, будучи победительницею, ретироваться;…какое от того произойти может бесславие как армии, так и вашему превосходительству, особливо ж, когда вы неприятельские земли совсем оставите».

   Письменным осуждением поступка Апраксина Бестужев не ограничился — когда на Конференции обсуждалось поведение фельдмаршала и определение его судьбы, канцлер выступил с самой резкой критикой действий теперь уже бывшего приятеля. Но судьба главнокомандующего была решена независимо от выступления Бестужева.

   16 октября 1757 года последовал указ императрицы Иностранной коллегии, чтобы она известила союзников об отрешении Апраксина от должности. Содержание указа и его тональность ничего утешительного Апраксину не сулили. Начинался он словами: «Предпринятая единожды без указу нашим генерал-фельдмаршалом Апраксиным ретирада больше неприятные произвела по себе следствия, что мы оной предвидеть и потому предупредить не могли», а заканчивалась фразой, вызывавшей уныние и угрозу в его адрес: «Мы за нужно рассудили, команду над армиею у фельдмаршала Апраксина взяв, поручить оную генералу Фермору, а его (Апраксина. — Н. П.) сюда к ответу позвать».

   Апраксин отправился в путь, но до Петербурга не доехал — ему велено было остановиться в Нарве и жить там до особого распоряжения. Проходит месяц, другой, а ему вместе с супругой, привыкшим к комфорту и роскоши, приходится томиться в ожидании вызова в Петербург в двух покоях. В Петербурге с вызовом не спешили. Томительного ожидания тучный организм фельдмаршала не выдержал, и с ним сделался удар: 14 ноября супруга Апраксина Агриппина Леонтьевна отправила И. И. Шувалову письмо с извещением, что супруг «от всегдашнего соболезнования и сокрушения сердца, чувствуя более недели великую в голове боль, колико себя не подкреплял, но не возмогши пережить, занемог жестокой лихорадкой, наподобие горячки, одержим великим жаром и в беспамятстве бредит». Так как она не надеется на искусство местных докторов, то просила исходатайствовать разрешение прибыть в Петербург. Ответа не последовало — с опальным обращались в те времена, как с прокаженным, опасались не только заступиться, но и вступать в контакты с ним.

   Со временем Апраксину стало полегче, и он 14 декабря отправил личное послание И. И. Шувалову, в котором отклонял обвинение в том, что он слушал неразумные советы, и просил у фаворита защиты, ибо он «не токмо всего лишился здоровья и разума, но и силы мои к терпению совсем изнемогли, а от бывших мне здесь припадков ногою и поныне едва владеть могу». Степан Федорович считал себя несправедливо оклеветанным и заверял, что «буду, пока мой дух пребудет в теле, к ее императорскому величеству в верности, усердии и ревности» служить.

   На этот раз мольбам провинившегося графа частично вняли — его дочери с недавно родившимся внуком разрешили приехать в Нарву. После неоднократных просьб исхлопотать помилование Апраксину было разрешено в августе 1758 года выехать из Нарвы, но не в Петербург, а в недалеко расположенное от столицы местечко Три Руки, где он скончался, находясь под следствием.

   На этот раз добрая и снисходительная Елизавета Петровна предстала противоположной чертой своей натуры, тоже ей свойственной, — неумолимой жестокостью, мстительностью за ожидание ее скорой кончины, с чем связывала и медлительность в действиях Апраксина, и его отступление.

   После опалы Апраксина немилость подстерегала и Бестужева. Тучи над головой канцлера сгущались не только потому, что Апраксин был его креатурой, но и из-за подозрений в его связях с малым двором, особенно с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Не случайно в Нарву приезжал руководитель Тайной канцелярии А. И. Шувалов и опечатал все бумаги Апраксина, предварительно изучив их на предмет разыскания компрометирующего материала о его и Бестужева контактах с великой княгиней. Улик против Бестужева А. И. Шувалов не обнаружил и ни с чем отбыл в Петербург. Недруги канцлера убедили Елизавету, что доказательства против канцлера можно добыть, только арестовав его, тогда следствию станут доступны его бумаги, среди которых наверняка можно обнаружить компрометирующие его документы.

   14 февраля 1758 года Бестужева взяли под домашний арест. Процедуру ареста, надо полагать, спланировала Тайная канцелярия, отличавшаяся коварством и стремлением обескуражить арестованного. В день ареста Елизавета Петровна явилась на заседание Конференции. Бестужев по неизвестным причинам отсутствовал. Послали курьера с повелением явиться на заседание, но тот отказался, ссылаясь на недомогание. По приказанию императрицы к канцлеру отправили нового курьера с категорическим повелением прибыть на заседание. Канцлер повиновался, но как только карета появилась у здания Конференции, ее окружили гвардейцы, и Бестужеву был сказан домашний арест. Подъезжая к дому, он обнаружил множество солдат, стороживших все входы и выходы. Кабинет Бестужева оказался опечатанным.

   Однако добыть улики против Бестужева оказалось не так просто, как полагали его противники, — он, предчувствуя свое падение, сжег все документы, компрометирующие не только его, но и великую княгиню, в частности проект о престолонаследии, согласно которому престол должен был занять не Петр Федорович, а его сын, родившийся в 1754 году, причем регентом должна стать Екатерина Алексеевна. Более того, Бестужев, находясь под домашним арестом, дал знать об уничтожении документов великой княгине, и та почувствовала себя в безопасности.

   Следственная комиссия по делу Бестужева в составе его злейшего врага князя Н. Ю. Трубецкого, генерал-адмирала А. Б. Бутурлина и графа А. И. Шувалова при секретаре Д. В. Волкове первый допрос произвела почти две недели спустя после ареста — 26 февраля. Это тоже был прием опытного экзекутора А. И. Шувалова, воздействовавшего на психику обвиняемого томительным ожиданием, какие обвинения ему будут предъявлены и какой каре его подвергнут. К сожалению, следственное дело полностью не сохранилось. Изучавший его С. М. Соловьев высказал догадку, вполне вероятную, что Екатерина II Бестужева помиловала, следственное дело находилось в его руках, и он выдрал из него листы с вопросами комиссии и его ответами. Из сохранившихся документов явствует, что императрица, живо интересовавшаяся ходом следствия, была неудовлетворенна ответами канцлера, о чем его известили: «Ее императорское величество твоими, накануне учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее, спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и непрямое совести и долга очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступать как с крайним злодеем». Это была угроза оказаться подвергнутым пытке.

   Следователей прежде всего интересовал вопрос о сношениях бывшего канцлера с великой княгиней Екатериной Алексеевной и с Апраксиным, его спрашивали, «для чего он искал милости у великой княгини». Бестужев знал, что следователи не располагали прямыми против него уликами, и поэтому решительно отклонял все выдвинутые против него обвинения, что дало основание комиссии высказать императрице суждение, что бывший канцлер во всем запирается, клянется, что показывает истину, и поэтому продолжение следствия бесполезно.

   Единственная улика, добытая следственной комиссией, относилась не к Бестужеву, а к великой княгине — в распоряжении комиссии оказались три ее письма к Апраксину безобидного содержания, но давшие основание для слухов в столице, что Апраксин предпринял отступление по ее требованию.

   В ответ Екатерина Алексеевна пошла на решительный, но не рискованный шаг, поскольку хорошо изучила характер императрицы и поэтому была уверена в успехе: она отправила Елизавете Петровне письмо с просьбой отпустить ее на родину, потому что она пребывает у нее в немилости, а супруг ее ненавидит.

   Великая княгиня, будучи женщиной умной и расчетливой, предвидела ход событий, была уверена в желании императрицы встретиться с ней, обдумала до мельчайших деталей свое поведение и ответы на вопросы, которые, возможно, последуют от собеседницы. Она была убеждена, что Елизавета никогда не удовлетворит ее просьбу, ибо отъезд супруги наследника на родину вызовет самые неблагоприятные отзывы в западноевропейских столицах, что уронит престиж самолюбивой императрицы. К тому же у великой княгини был запасной выход из возможного затруднения — она воспользуется советом фаворита императрицы, что все уладится, если она проявит покорность.

   События развивались по сценарию, предусмотренному великой княгиней: получив письмо, Елизавета тут же пригласила Екатерину и ее супруга на беседу. Четвертым ее участником был И. И. Шувалов.

   Беседа состоялась в три часа ночи. Войдя в покои императрицы, Екатерина пала на колени и со слезами на глазах просила отпустить ее к матери. Елизавета пыталась ее поднять, но она упорно стояла на коленях и повторяла свою просьбу.
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Худ. Антропов Алексей Петрович Портрет Великой княгини Екатерины Алексеевны

   Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

   
Императрица спросила:

   — Как мне вас отпустить? Вспомните, что у вас дети.

   Вопрос не застал великую княгиню врасплох, ее ответ привел Елизавету в умиление:

   — Мои дети на ваших руках, и лучшего для них желать нечего, я надеюсь, что вы их не оставите.

   — Но что же я скажу другим, за что я вас выслала?

   — Ваше императорское величество, изложите причины, почему я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя.

   — Чем же вы будете жить у своей родни?

   — Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда.

   Елизавета велела ей встать, и та повиновалась. Императрица по привычке расхаживала по комнате, затем Екатерина спросила, что вызвало ее гнев.

   — Бог свидетель, как я плакала, когда вы по приезде вашем в Россию, вы были при смерти больны, а вы потом не хотели мне кланяться как следует, вы считали себя умнее всех, вы вмешивались во многие дела, которые вас не касались, я бы не посмела этого сделать при императрице Анне. Как, например, смели вы посылать приказание фельдмаршалу Апраксину?

   — Я?! Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказания.

   — Как, вы будете запираться, что не писали к нему? Ваши письма там (она показала рукой на туалет). Ведь вам было запрещено писать.

   — Правда, я нарушила это запрещение и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что я никогда не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения.

   — А зачем вы ему это писали?

   — Затем, что очень его любила и потому просила исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением внука, третье — поздравление с Новым годом.

   — Бестужев говорит, что было много других писем.

   — Если Бестужев это говорит, то он лжет.

   — Хорошо, если он на вас лжет, то я велю его пытать.

   — В вашей воле делать все то, что признаете нужным, но я писала только эти три письма к Апраксину.

   В разговор, продолжавшийся полтора часа, вмешивался Петр Федорович с нападками на супругу. Наконец, императрица после продолжительного раздумья подошла к великой княгине и тихонько ей сказала:

   — Мне много нужно было бы сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить.

   — Я также не могу говорить, как ни сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу.

   Последние слова так растрогали императрицу, что на глазах у нее появились слезы.

   Неизвестно, вспоминала ли Елизавета Петровна после этого диалога о событии восемнадцатилетней давности, когда она сама, будучи цесаревной, вела аналогичный разговор с правительницей Анной Леопольдовной. Тогда допрашивала правительница, а цесаревна ловко отметала ее подозрения о готовившемся перевороте, и, по одним свидетельствам, обе собеседницы вышли из комнаты раскрасневшимися от раздражения, по другим — прослезившимися от умиления.

   Теперь в роли следователя выступала императрица, а в роли изворотливой обвиняемой — великая княгиня. Что касается результата того и другого разговора, то он примерно одинаков — в душе и сердце собеседниц появилось некоторое успокоение.

   Второе свидание с глазу на глаз между императрицей и великой княгиней состоялось, первая повторяла тот же вопрос о числе писем, отправленных Апраксину, а вторая столь же упорно твердила о трех. Елизавета решила сор из избы не выносить — в конце концов, семейный конфликт был улажен.

   После года с лишним содержания Бестужева под домашним арестом, 5 апреля 1759 года, был обнародован манифест о его винах. Манифест обошел молчанием обвинение Бестужева в том, что он дал распоряжение Апраксину не преследовать разгромленного противника и вернуться к своим границам. Перечисленные манифестом вины Бестужева дают повод полагать, что они относятся не к прусской кампании Апраксина, а ко всему времени его канцлерства, причем формулировки настолько общи, что современникам и потомкам остается лишь догадываться о конкретном содержании вины канцлера.

   Манифест обвинял канцлера в пяти преступлениях: 1) присвоил себе «многие, не принадлежавшие ему дела», искал способы «удовольствовать безмерное свое тщеславие и властолюбие»; 2) не выполнял повеления императрицы, если они не соответствовали его «самолюбивым хотениям»; 3) «не доносил и умышленно для своих пристрастий и видов таил» сведения об ожидаемых для империи опасностях; 4) собственные повеления считал важнее «наших», то есть императрицы; 5) «обносил наследника и великую княгиню», а также выражал «недоброхотство к нашей особе и к нашему здоровью».

   Составители манифеста, похоже, вспомнили грехи канцлера не только близкого, но и далекого прошлого: его внешнеполитический курс, противоречивший курсу императрицы и ее окружения, его дважды заявленную просьбу об отставке, его жалобы иноземным дипломатам о нежелании Елизаветы заниматься государственными делами, отмеченную им же манеру сталкивать старый двор с молодым — на создаваемых им противоречиях ему удавалось столь долго продержаться на должности канцлера.

   Бестужева приговорили к смертной казни. Императрица смягчила приговор и определила ссылку в собственную деревню, где ему «жить под караулом, дабы других охранить от уловления мерзкими ухищрениями сего в том состарившегося злодея».

   Обычно вступление на престол нового государя или государыни сопровождалось всякого рода милостями, в том числе и амнистией осужденных в предшествующее царствование. Петр III оставил в силе приговор Елизаветы, и Бестужев по-прежнему коротал время в деревне Горетово. Лишь Екатерина II после восшествия на престол амнистировала канцлера, вернула ему все чины и в указе заявила о необоснованной расправе с ним, совершенной Елизаветой по представлению лиц, ее окружавших, его недоброжелателей. С этой оценкой, пожалуй, можно согласиться, ибо так называемые «злодейские поступки» Алексея Петровича Елизавета терпела в течение 17 лет, и о них вспомнили, когда противникам канцлера удалось одолеть его. К падению Бестужева были причастны не только противники его внутри страны, но и иностранные дворы, союзу с которыми он противился.

   У Екатерины II Бестужев пользовался милостями: она часто призывала его для советов, назначила ему пенсион в 20 тысяч рублей в год. Однако и она охладела к нему, после того как Бестужев выступил в защиту Арсения Мацеевича, фанатичного противника секуляризации церковных владений, осуществленной императрицей. Умер А. П. Бестужев в 1766 году.

   Из Петербурга перенесемся опять на театр военных действий. Как упоминалось выше, главнокомандующим вместо смещенного С. Ф. Апраксина был назначен родившийся в 1702 году в России англичанин Виллим Виллимович Фермор. По сравнению с Апраксиным, он будто бы имел более основательную, чем тот, военную подготовку — участвовал в двух войнах царствования Анны Иоанновны и в войне со Швецией 1741–1743 годов. Однако опытом командования крупными соединениями Фермор, как и его предшественник, не располагал: он был командиром полка, выполнял обязанности генерал-квартирмейстера, а с 1747 года в чине генерал-лейтенанта, а затем генерал-аншефа возглавил Канцелярию от строений и руководил строительством императорских дворцов как в столице, так и в ее окрестностях. Поскольку Елизавета увлекалась строительством, Фермор стал ей известен, часто общался с ней и пользовался ее благосклонным отношением, чему и обязан назначением главнокомандующим. Популярностью он в армии не пользовался отчасти потому, что его воспринимали как иноземца, а отчасти из-за высокомерного и пренебрежительного отношения к русским генералам и солдатам. По справедливому отзыву современника, Фермор был «хорошим интендантом, в армии, однако, был плохим боевым генералом».

   От Фермора, как и от Апраксина, Конференция требовала срочных наступательных операций. В зимнюю кампанию 1757/58 года русские войска практически без сопротивления противника овладели большей частью Восточной Пруссии. При овладении Тильзитом, активно оборонявшимся прусским гарнизоном, отличился А. П. Румянцев, военный талант которого раскрылся в полной мере в войнах при Екатерине II.

   В зимнюю кампанию произошел уникальный в военной истории случай, когда население неприятельского города Кенигсберга, покинутого гарнизоном, отправило депутацию к русскому командованию с просьбой не о приеме ключей от города, а о принятии его в состав Российской империи. Столь неожиданный подарок можно было бы обменить опасением, что находившиеся в составе русской армии иррегулярные полки казаков и калмыков станут грабить город, но поведение жителей свидетельствовало о том, что они руководствовались не чувством страха, а искренним желанием принять русское подданство, видимо; воинственный прусский король требовал от жителей непосильных жертв. Если бы дисциплинированные, привыкшие к повиновению немцы действовали по предписанию городской администрации, вряд ли на улицах, крышах домов, в окнах — всюду находились толпы народа. «Стечение оного, — отметил очевидец происходившего А. Т. Болотов, — было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и самого командира; а как присовокуплен к тому и звон колоколов во всем городе, и играние труб и в литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все это придавало оному еще более пышности и великолепия».

   Высшие чины города поднесли Фермеру символические ключи Кенигсберга, тут же отправленные в Петербург. 24 января 1759 года состоялась церемония присяги жителей города, в торжественной обстановке был прочитан манифест Елизаветы, затем присягнули высшие чины городской администрации, университет, доцентом которого состоял знаменитый философ Эммануил Кант, и, наконец, остальные жители города, повторявшие вслед за пастором слова присяги, обязывались быть «верными и покорными русскому правительству». В церквах был установлен порядок молитв за императрицу, в феврале отмечали мир в Кенигсберге, служили благодарственный молебен, жители в знак покорности русскому правительству укрепили русские эмблемы на своих домах, дворяне украсили дома портретами Елизаветы, было принято постановление о признании русских официальных праздников, устраивались банкеты, иллюминации. Болотов отметил деталь, характеризующую отношение новых подданных к России: «Узнав, что находился в Кенигсберге прежний Монетный двор со всеми его орудиями и мастерами… собрали мы всех нужных к тому мастеров, отыскали монетного мастера, и мне поручено было от губернатора сделать для стемпеля рисунки, которые я смастерил, как умел. На всех сих деньгах изображен был с одной стороны грудной портрет императрицы, а с другой — прусский герб одноглавой орел… Казна имела от сего великую прибыль, и деньги наши стали несравненно лутче ходить, нежели те отменные и другие, какими прусский король отягчал всю свою землю».

   Итак, зимняя кампания закончилась успехом, хотя она и проходила в суровые холода. Однако Фермор не снискал в этой кампании славы, наоборот, своим приказом не брать с собой госпитальных повозок с ранеными и больными, а оставлять их на месте вызвал ропот в войсках. Мессеньер даже запечатлел молву о том, что Фермор сознательно действовал в угоду Фридриху II. Он писал: «Фермор „закуплен“ королем прусским и предан видам великого князя и великой княгини, что Елизавета Петровна имела слишком большое предубеждение в пользе этого генерала, которого таланты ограничивались достоинствами отличного интенданта».

   В летнюю кампанию 1758 года по настоянию Конференции, директивы которой Фермор неукоснительно выполнял, русская армия продолжала продвигаться на запад. Главное и самое кровопролитное сражение не только летней кампаний 1758 года, но и всей Семилетней войны произошло 14 августа у деревни Царндорф. Оно обнаружило беспримерную стойкость русских солдат и такую же беспримерную бездарность главнокомандующего. Фермор допустил, по крайней мере, три просчета, стоившие русской армии огромных потерь: расположил армию в такой тесной позиции, что, по словам Фридриха II, командовавшего пруссаками в этом сражении, «ни одно из ядер, пущенных в их сплоченные массы, не пропадет даром». Король рассчитывал на полное уничтожение противника и приказал «не щадить в сражении ни одного русского». Участник сражения мемуарист Болотов подтвердил слова короля: одно ядро убивало десятки человек. Второй промах Фермора, граничивший с преступлением, состоял в рассредоточении русских войск на отдельные группы, чем он лишил их возможности торжествовать победу и завершить войну. Самая главная оплошность Фермора состояла в проявленной им трусости: в разгар сражения он постыдно бежал с поля боя, оставив армию, точнее полки, действовать разрозненно, не согласуя их с действиями соседей.

   Сражение началось в девять утра двухчасовой дуэлью артиллерии, а затем и ружейной пальбой. Из-за дыма и пыли, поднятой кавалерией, видимость была настолько плохой, что обе стороны иногда стреляли по своим.

   Инициативу сражения взял в свои руки король, предпринявший против фланга русских войск свою знаменитую «косую атаку», суть которой состояла в нанесении сосредоточенного удара по флангу противника. Но русские войска не побежали с поля боя. Сражение продолжалось целый день, противники израсходовали порох, бились врукопашную, битва превратилась в кровавое побоище. Ночь обе армии провели под ружьем.

   Проявивший трусость Фермор к концу сражения появился среди войск и, по словам Болотова, «сделал наиглупейшее дело: он написал письмо к неприятельскому генералу Дона и просил перемирия на три дня для погребения мертвых, и чтоб был дан пашпорт для проезда раненого генерала Броуна. Таковая необыкновенная и не имеющая еще себе примера поступка возгордила неприятеля. Граф Дона ответствовал таким же, но горделивейшим письмом. Он говорил, что как король, его государь, одержал победу, то он и будет иметь попечение о раненых. И сия досадная, безрассудная и крайне неблаговременная переписка и послужила после королю прусскому доказательством, что он победил».

   О том, какое попечение о раненых проявили пруссаки, засвидетельствовал капитан прусской армии Архенгольц: «Много тяжело раненных русских, оставленных без всякого призрения на поле битвы… кидали в ямы и зарывали вместе с мертвыми. Напрасно злосчастные бились между мертвыми, старались разметывать их и подниматься, другие трупы, на них бросаемые, тяжестью своею навечно отверзали для дышущих еще страшную могилу». Оба противника понесли огромные потери, и оба главнокомандующих приписывали себе победу: Фермор — на том основании, что пруссаки после сражения оставили поле боя, а Фридрих — на основании письма Фермора; и в русском, и в прусском лагерях отслужили благодарственные молебны.

   25 августа в Петербурге была получена реляция Фермора о состоявшейся «генеральной и жестокой баталии», в которой, конечно же, он умолчал о своем бегстве с поля битвы, сообщая о «неколикократном по переменам одна сторона сбивала и места своего не уступала», и если бы «солдаты во все время своим офицерам послушны были и вина напрасно сверх одной чарки не пили, то можно было такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательна». Так отозвался о героизме русских солдат главнокомандующий. В общей форме было сказано, что понесенный «урон весьма знатен». Армии дан приказ: вследствие «слабоствие и за неимением хлеба» отступить.

   Императрица и Конференция остались недовольны результатами Цорндорфской битвы. В рескрипте с ответом на реляцию Фермора отмечалось отсутствие в ней плана операций в будущем, главнокомандующий обвинялся «в совершенном неведении о его (неприятеле. — Н. П.) силе и положении», в самой реляции не обнаружено описания хода сражения, отсутствуют сведения о потерях, подчеркивалась нерешительность Фермора.

   Цорндорфское сражение дало повод для распрей в лагере союзников: в Версале и Вене с подозрением относились к возможности оставить за Россией Восточную Пруссию.

   Фермор, вызванный в январе 1759 года в Петербург, представил план будущей кампании. Конференция нашла его более выгодным для союзников, чем для России. Судьба Фермора была решена — его отстранили от должности главнокомандующего и на его место назначили генерал-аншефа Петра Семеновича Салтыкова, принявшего армию 30 июля 1759 года.

   Впрочем, отставка Фермора была оформлена столь деликатно, что не дала ему повода для обиды. 8 мая ему был отправлен рескрипт о назначении в армию Салтыкова. Поскольку Салтыков имел более высокое воинское звание, чем Фермор, «то натурально ему и главную команду над всею армиею принять надлежит». От имени императрицы Конференция высказала надежду, что Фермор будет продолжать службу и Салтыкову «делом и словом вспомогать».

   В отличие от Апраксина, Салтыков не входил в круг царедворцев, не любил пышности, не окружал себя блестящей свитой, а, в отличие от надменного и сурово относившегося к солдатам Фермора, проявлял человеческую заботу о них и пользовался их любовью. Еще одно отличие — Салтыков не уподоблялся своим предшественникам, покорно ожидавшим директив Конференции, проявлял самостоятельность и позволял себе иметь собственное мнение. А. Т. Болотов отзывался о нем как о симпатичном человеке: «Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек в последствии. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому старичку можно быть главным командиром толь великой армии». Иностранцы тоже отзывались о нем как о добром и отзывчивом человеке, впрочем, никогда не служившим в действующей армии — он командовал ландмилицией на Украине, но не был близок ни к Анне Иоанновне, ни к Анне Леопольдовне, чем заслужил благосклонность Елизаветы.

   В кампании 1759 года в действующей армии союзников числилось 270 тысяч, в то время как войско Фридриха II насчитывало 220 тысяч человек. Король в 1759 году, несмотря на лишь небольшое превосходство союзников в численности армии, в отличие от кампании предшествующих лет, придерживался не наступательной, а оборонительной тактики. Он убедился, что армии союзников к 1759 году предстали в ином качестве — они обрели опыт военных действий, удалось укрепить дисциплину, увеличить количество и улучшить качество артиллерии. Что касается русской армии, то она получила в достаточном количестве эффективно действовавшие шуваловские мортиры, а в лице Салтыкова — «седенького и простенького старичка» — отважного генерала, не уклонявшегося от встречи с противником, а искавшего ее и не испытывавшего панического страха перед полководческими дарованиями Фридриха II.

   В 1759 году Петр Семенович одержал над пруссаками две победы: 12 июля при деревне Пальциг, а 1 августа у деревни Кунерсдорф. Сражение у деревни Пальциг было вызвано стремлением прусского короля воспрепятствовать соединению русских войск с австрийскими. Сражаться с Салтыковым король отправил своего лучшего генерала — Веделя, исполнительность которого высоко ценил: «Он прекрасно исполняет то, что ему поручено, и даже каждый раз превосходит ожидания». Силы Салтыкова лишь незначительно превышали силы Веделя, но зато у русского генерала было двойное превосходство в артиллерии.

   Многократные атаки прусской пехоты и кавалерии были отбиты с большим для неприятеля уроном. Салтыков доносил: «Гордый неприятель по пятичасовой наижесточайшей баталии совершенно разбит, прогнан и побежден». Напомним пренебрежительный отзыв Фермора о русских солдатах в сражении у Царндорфа. Салтыков, напротив, доносил о неустрашимости русского воинства, так что «похвальный и беспримерный поступок солдатства всех чужестранных волонтеров в удивление привел»: на поле боя было предано земле 4228 неприятельских солдат и офицеров, в то время как потери русских составляли 900 человек.

   Фридрих II был потрясен вестью о результатах сражения и своему брату писал: «Мы нищие, у которых все отнято, у нас ничего не осталось, кроме чести, и я сделаю все возможное, чтобы спасти ее». Тем не менее Европу он беззастенчиво обманывал, извещая ее об отступлении своей армии «с полным достоинством». Особенно поражают лживостью сведения прусского короля о потерях: у пруссаков они якобы составили 1400 человек, а у русских в десять раз больше — 14 тысяч человек.

   Победа у Пальцига имела двоякое значение: она, по мнению Болотова, подняла боевой дух армии и убедила ее в наличии у главнокомандующего военного таланта. Салтыкова любили солдаты еще раньше, «а теперь полюбили они его еще больше, да и у всех нас сделался он уже в лучшем уважении».

   После победы у Пальцига русские без боя овладели Франкфуртом-на-Одере. В пяти верстах от города у деревни Кунерсдорф состоялось еще одно сражение, примечательное тем, что за все предшествующие годы впервые войска России и Австрии действовали совместно и согласованно. Кунерсдорфское сражение знаменито еще и тем, что командовавший прусскими войсками Фридрих II потерпел здесь небывало сокрушительное поражение.

   Первоначально атака укрепленного Салтыковым лагеря принесла королю успех, и он поспешил в ответ на победу пруссаков над французами порадовать победителей и жителей Берлина собственной победой над объединенными армиями русских и австрийцев. Ради достижения полной победы Фридрих II бросил в бой последнюю надежду — знаменитую кавалерию генерала Зейдлиса, всегда решавшую исход сражения в пользу пруссаков. Салтыков тоже располагал свежими резервами, не участвовавшими в сражении, и бросил их в бой, чем и определил его успешное завершение. Все попытки короля остановить в панике бежавшую пехоту оказались тщетными. Король лишился даже свиты и едва не попал в плен к казакам. О проигранном сражении он писал: «Я несчастлив, что еще жив… из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и трех тысяч». Фридрих писал о несчастье, пережить которое у него нет сил.

   Упоминавшийся выше современник, находившийся в прусском лагере, писал: «Никогда твердость Фридриха не колебалась столь сильно, как в этот роковой день: в немногие часы жребий войны с вершины победы изверг его в бездну поражения. Он употребил все, что только можно, дабы остановить свою бегущую пехоту, но приказания, самые убедительные просьбы… были напрасны. Утверждают, что в сем отчаянном положении он искал смерти… Он послал теперь в Берлин другого курьера с приказанием, дабы там приняли меры, сообразные с настоящим критическим положением дел его. Посему королевская фамилия выехала, архивы вывезли, и частным богатым людям дано знать, чтобы они озаботились сами сохранить их собственность».

   Генерал-аншеф П. С. Салтыков за Кунерсдорфскую победу был справедливо пожалован фельдмаршалом, а все участники сражения получили медаль с надписью: «Победителю над пруссаками».

   После разгрома пруссаков под Кунерсдорфом союзники могли завершить войну победоносным миром. Для этого надлежало преследовать противника, чтобы добить его и двинуться на Берлин. Союзники, однако, стояли на месте, чем дали возможность Фридриху II из беглецов, пойманных дезертиров и гарнизонов крепостей сколотить армию в 33 тысячи человек. Стояние было вызвано противоречиями между главнокомандующими армиями союзников: Салтыков считал необходимым овладеть Берлином, но поход должен быть совместным, так как утомленная и обескровленная русская армия в одиночестве не могла решить этой задачи. Командовавший австрийскими войсками фельдмаршал Даун настаивал на совместном походе в Силезию с целью освобождения ее от прусского владычества.

   Салтыков писал 2 сентября 1759 года И. И. Шувалову: «Окончание войны, или, как изволите, только конец был в наших руках: король прусский так разбит и разорен был, что не более 30 тысяч имел человек и около 20 пушек в такой робости, как всем известно, фамилия побежала в Магдебург, Берлин ждал себе гостей, нас или австрийцев».

   Столкнулись два плана продолжения операций: эгоистический своекорыстный план Дауна, преследовавший локальный интерес Австрии, и план Салтыкова, осуществление которого сулило завершение войны.

   В феврале 1760 года Салтыков прибыл в Петербург для согласования плана военных действий в летнюю кампанию. Предложенный главнокомандующим план Конференция отклонила на том основании, что он учитывал интересов России и игнорировал интересы Австрии. В Петербурге не рассчитывали подвигнуть Австрию на более активные совместные операции и в текущем году завершить войну.

   Салтыков проявил упорство, не согласился с предписанием Конференции действовать в интересах Австрии, подстраиваться к австрийскому главнокомандующему, донимавшему Конференцию жалобами на Салтыкова. Петр Семенович на это отвечал в письме к Шувалову: «Ежели в сем есть моя погрешка, то, ей, не в ином чем, как в самой моей ревности к службе… и соблюдению ее интересу, особливо людей. У нас люди не наемные, да и приведя армию в такое состояние и славу, все это подвергнуть в один час такой опасности, ибо людей потерять, славу помрачить; кто бы отказал короля атаковать с порядком…»

   В итоге Конференция обратилась к императрице с донесением, в котором извещала, что Салтыков, «получая от одной болезни свободу, не только ж в крайней слабости в час от часу хуже себя находит, но едва ль не другую еще внутреннюю болезнь чувствовать начинает». Ссылаясь на донесение графа Чернышева, Конференция в донесении императрице сообщила еще одну деталь: фельдмаршал пребывает «в такой ипохондрии, что часто плачет, в дела не вступает и нескрытно говорит, что намерен просить увольнения об отставке».

   Победитель пруссаков понимал, что сопротивление Конференции бесполезно, он ей неугоден. И. И. Шувалову он писал, что имел «из высокоучрежденной Конференции столько выговоров и нареканий», что начинал казаться неспособным «не только великою армиею командовать, но ни ротою, ибо и советов держать не умея, атаковать также, даже и квартиры себе выбрать не умел — и не знаю, за что бы я не получал выговору, даже что фельдмаршал Даун принца Генриха гоняет, а я от короля бегаю; на что уже и не знаю, какое оправдание принесть». В такой обстановке Салтыков вынужден был 31 августа подать в отставку, которая тут же была удовлетворена.

   Новым — четвертым по счету — главнокомандующим стал Александр Борисович Бутурлин. В ранней молодости он был денщиком Петра Великого, затем фаворитом цесаревны Елизаветы Петровнам, да конца дней своих сохранившей к нему добрые чувства. Благодаря этому он был возведен в генерал-фельдмаршалы и назначен заседать в Конференции. О нем А. Т. Болотов отзывался более отрицательно, чем об Апраскине и Ферморе: «…все ждали, что неспособен бы был к командованию не только армиею, но и двумя или тремя полками. Единая привычка его — часто погуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми — наводила на всех огорчение и негодование превеликое. А как сверх того он был неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущей кампании ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись». К этой далеко не лестной характеристике Бутурлина граф Захар Григорьевич Чернышев добавил еще одну деталь: главнокомандующий не умел читать топографических карт.

   Репутацию беспомощного и некомпетентного военачальника Бутурлин подтвердил беспрерывным созывом военных советов — сам он не отваживался принимать решения даже по вопросам ничтожной значимости.

   В кампании 1760–1761 годов русские войска совершили две операции — временно заняли Берлин и Кольберг. К обеим операциям Бутурлин не имел никакого отношения — они были задуманы еще при Салтыкове и осуществлены без его участия: Чернышев овладел Берлином до прибытия Бутурлина в действующую армию.

   Взятие Берлина мыслилось как диверсия, кратковременное в нем пребывание, преследовавшее финансовые и моральные цели. Согласно инструкции, данной командовавшему группировкой генералу Тотлебену, предполагалось взять с города как можно большую контрибуцию, уничтожить арсенал, литейный завод, суконные фабрики, обеспечивавшие армию сукном, оружейные магазины/пороховые мельницы и прочие объекты военного назначения.

   29 сентября 1760 года корпус З. Г. Чернышева занял Берлин. На город была наложена контрибуция в сумме полутора миллионов талеров и 200 тысяч талеров на войска. Главным командиром оккупационных войск был Тотлебен, оказавшийся шпионом Фридриха II и поэтому старавшийся блокировать исполнение инструкции; благодаря ему жители столицы уплатили только 700 тысяч талеров, в том числе 200 тысяч на содержание войск. Не взорван был ни один объект военного назначения, оставлен в целости и арсенал. Тотлебен, по словам Архенгольца, «нашелся в необходимости принимать на себя разные роли. Публично слышали от него ужасные угрозы, в частном всегда и к каждому был он в благосклонных отношениях и выполнял это точно на деле».

   Весть о взятии Берлина докатилась до Петербурга 24 октября и вызвала бурю восторга у жителей столицы. Все иностранные послы, за исключением союзника Пруссии — английского посла, поспешили с поздравлениями к канцлеру М. И. Воронцову, назначенному на эту должность вместо опального А. П. Бестужева. Известие доставило удовольствие и Вольтеру. Он писал Шувалову: «Ваши войска в Берлине производят более благоприятное впечатление, чем все оперы Метастазио». Ключи от Берлина, поднесенные от столицы Пруссии и доставленные в Петербург Елизавете Петровне, передали на хранение в Казанский собор.

   Между тем в главной квартире были получены сведения о движении к Берлину 70-тысячной армии пруссаков во главе с Фридрихом II. Русские войска были разбросаны по всей Пруссии и были лишены возможности оказать Чернышеву помощь, чтобы дать сражение многочисленной армии прусского короля, поэтому русским отрядам, в том числе и корпусу Чернышева, дана команда оставить город, что и было выполнено 12 октября.
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Худ. Александр Евстафьевич Коцебу Взятие крепости Кольберг 6 декабря 1761 года. 1852 г.

   Холст, масло. Центральный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

   
Осада Кольберга явилась для русской армии последним аккордом Семилетней войны. Войска генерала П. А. Румянцева начали ее 4 сентября 1761 года. Фридрих II предпринимал отчаянные попытки отстоять Кольберг, посылал к осажденным сильный отряд с запасами продовольствия. «Я не могу потерять этот город, — писал король, — который мне слишком важен, если бы он попал в руки врагов, это было бы для меня величайшим несчастьем». Румянцев отбил политиков, запасы продовольствия иссякли, и 16 декабря комендант крепости решил сдаться, предложив условия капитуляции. Румянцев, рассмотрев их, «все горделивые неприятельские претензии уничтожил». Радостное известие о капитуляции Кольберга в столице было опубликовано 25 декабря 1761 года.

   Затяжная война истощила силы как союзников, так и короля: русская казна была пуста, в еще более критическом положении находились финансы Франции. Что касается Пруссии, то она была разорена союзными войсками. Воевавшие стороны стали искать выход из войны. Первым выразил желание заключить мир французский король Людовик XV, считавший цель войны достигнутой — Пруссия разорена и воинственный Фридрих II более не представляет угрозы соседям. В то же время он отмечал истощение ресурсов Франции. Австрия тоже была согласна заключить мир, если ей возвратят часть Силезии. В Петербурге, однако, считали утрату мощи Фридриха II недостаточной, он по-прежнему представлял угрозу соседям, и в связи с этим нельзя останавливаться на полпути, надобно продолжать военные действия до полной победы. Необходимость продолжать войну Петербург мотивировал невероятной способностью короля быстро восстанавливать свою мощь: «Уменьшение сил короля прусского только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего… В какое состоянии он приведет свое войско в два года мира, если в его руках останутся те же средства?.. и прочность будущего мира, и безопасность всех союзников зависит от существенного ослабления короля прусского». Россия претендовала на присоединение Восточной Пруссии, причем «не для распространения и без того обширных границ… и не для вознаграждения за убытки, ибо владение нами Пруссией было нам в тягость, единственно для того, чтобы надежнее утвердить мир».

   Еще в более критическом состоянии находились ресурсы Фридриха II. Если раньше его армия обеспечивала себя, грабя богатую Саксонию и безжалостно выколачивая контрибуцию из завоеванных городов, а население собственно Пруссии в полной мере не испытывало тягот войны, то теперь союзные войска хозяйничали на территории самой Пруссии и в соответствии с обычаем того времени со страшной силой опустошали страну. Англия сократила финансовые вливания в прусскую казну, и была угроза их полного прекращения. Одним словом, положение Фридриха II было крайне критическим. Вместе с тем декларация России упрекала Вену и Версаль в тайных от нее переговорах о заключении сепаратного мира с Пруссией и предупреждала, что она не признает мира, заключенного без ее участия. Более того, она грозилась заключить «особый мир» с Пруссией на самых выгодных для последней условиях: «Пусть останется нам хоть слава, что, бывши победителями, победами удовольствовались и побежденным мир даровали… Империя наша… в таком состоянии, что не может опасаться мщения короля Пруссии, и он, конечно, первый будет искать нашей дружбы».

   Австрийский посол Эстергази принес извинения русскому двору за секретные действия, что несколько сгладило противоречия между союзниками. Вместе с тем в секретнейшем рескрипте Бутурлину отмечалась утрата России к удержанию за собой Восточной Пруссии и говорилось об отмене льгот, которыми пользовалось ее население. Ему поручалась забота только о том, чтобы «армия наша была снабжена всем потребным и королю прусскому была страшна».

   Скорее всего, изменение в отношении петербургского двора к судьбе Восточной Пруссии было связано с обострением болезни Елизаветы Петровны, ожиданием ее скорой кончины и вступлением на престол Петра Федоровича. На радость Фридриха II, Елизавета скончалась 25 декабря 1761 года, в день, когда было получено известие о взятии Кольберга.

   Болезненная привязанность Петра III к прусскому королю прослеживается не только в словах российского монарха, но и в его делах. В мае 1762 года Петр III писал прусскому королю: «Я убежден, что ни один из собственных подданных ваших не предан более моего вашему величеству». Коварный король также не скупился на хвалебные эпитеты в адрес своего поклонника: «человек, желанный небом», «интимный друг», «божественный монарх, достойный алтарей», «милостивое божество», человек «с божественным характером». Письма Фридриха изобличают в нем человека, в совершенстве постигшего психологию своего адресата и в совершенстве овладевшего способами воздействия на него. Льстивые слова прусского короля способны были вскружить и не такую слабую голову, как у Петра III. Император принимал комплименты за чистую монету и еще более привязывался к Фридриху. «Самая сильная страсть императора, — засвидетельствовал граф Мерси д’Аржант, — превышающая все остальное, — это, бесспорно, неограниченное уважение к королю прусскому». Эта страсть воплощалась в разнообразных поступках, наносивших ущерб интересам России.

   В первую же ночь, когда Петр Федорович оказался на престоле, он отправил курьера к графу Чернышеву с повелением прекратить военные действия против Пруссии, затем заключил с ней мир, отпустил пленных пруссаков без выкупа, возвратил Фридриху II земли, занимаемые русскими войсками. Выше всего на свете Петр III ценил пожалованное ему королем звание генерал-лейтенанта. Он хвастал, что поступил на прусскую службу еще пять лет назад в чине капитана, и верил признаниям Фридриха II в том, что быстрому продвижению по службе обязан своим военным дарованиям. Дело дошло до того, что спущенному на воду русскому военному кораблю он присвоил название «Король Фридрих».

   Петр III был подобострастен не только к самому прусскому королю, но и к его уполномоченному. Он не принимал ни одного решения в делах внешней политики без консультации с полковником Бернгардом Гольцем. Преклонение петербургского монарха привело в замешательство даже прусского генерала Вернера, заявившего, что он «никогда не мог бы себе представить, что снисходительность и преданность русского императора к его королю заходит так далеко, если бы сам не был очевидцем этого». Российский император Петр III выполнял незамедлительно и беспрекословно рекомендации доверенного лица Фридриха II.

   Во внешнеполитическом курсе России с вступлением на престол Петра III наметился крутой поворот, впрочем, не являвшийся неожиданным, — велась интенсивная подготовка к походу против своего союзника — Дании: мышление императора оставалось на уровне голштинского герцога, и он решил втянуть истощенную страну в новую войну ради возвращения Шлезвига. 5 мая был подписан мирный договор с Пруссией, а вслед за ним трактат о союзе, в результате которого Фридрих II получил в свое распоряжение 16-тысячный корпус Чернышева, предназначавшийся для военных действий против другого союзника России — Австрии. Так была поругана честь России, перечеркнуты результаты всех ее побед, стоившие стране огромных материальных ресурсов и человеческих жизней. Достаточно сказать, что только в трех главных сражениях Семилетней войны (Гросс-Егерсдорфское, Цорндорфское и Кунерсдорфское) официальные потери русской армии и, следовательно, сильно заниженные составили 10 506 убитыми и 27 214 ранеными. Не счесть, сколько человек погибло во время мелких стычек и в результате болезней. Поступки Петра III, по сути, являлись предательством по отношению к России. Зато был доволен акциями Петра III прусский король, отметивший в мемуарах: «Оказалось, что Петр III имел превосходное сердце и такие же благородные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бывает у государей… он пошел даже далее того, что можно было ожидать».

   Этого ничтожного монарха некоторые историки возвели в крупного государственного деятеля. Впрочем, ныне пошла мода награждать мудростью не только Петра III, но и столь же бездарных государей, как Федор Алексеевич, Павел I, Александр III и Николай II.

   И еще одно наблюдение: содержание главы, на наш взгляд, дает основание считать ее название обоснованным. Начнем с отсутствия убедительных причин для вступления России в Семилетнюю войну — эта акция была продиктована не столько государственными интересами, сколько неприязнью императрицы к королю-атеисту, отличавшемуся к тому же злословием в ее адрес. За пять лет войны сменилось четыре главнокомандующих русскими войсками, три из которых были бездарнее один другого. Они руководствовались в своих действиях не военными, а политическими мотивами и игнорировали элементарное правило военного искусства — разгромленного противника надлежит преследовать до полной над ним победы. Наконец, окончание войны было столь же странным, как и ее начало: выход из войны был продиктован не государственными, а личными мотивами — на этот раз не антипатиями, а симпатиями к Фридриху II.
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    Глава 10

    Кончина. Итоги двадцатилетнего царствования
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Привлекательная внешность Елизаветы, ее «оболочка», отнюдь не соответствовала внутреннему состоянию ее организма. Признаки хронического недуга обнаружились у нее уже в тридцатипятилетнем возрасте. Одна из причин этого состояла в повседневном нарушении режима, о чем упоминалось выше. Приведем еще одно свидетельство обобщающего характера, которое объясняет странное поведение императрицы. Оно принадлежит перу секретаря французского посольства Клавдию Рюльеру: «Она не смела заснуть прежде утра, потому что сама была возведена на престол заговором, который удался благодаря темноте, ночью. Она так боялась быть застигнутой врасплох во сне, что приказала разыскать такого из своих подданных, который имел бы самый чуткий сон, и этот человек, по счастью уродливый, проводил в комнате императрицы все время, покуда она почивала».

   К систематическому нарушению режима дня надобно присовокупить неумеренную еду и систематическое употребление горячительных напитков. Свидетельства о том, что Елизавета напивалась допьяна, у историков отсутствуют, но наблюдатели отметили чревоугодие, усиливавшееся употреблением вина. Главным временем для еды считался ужин, происходивший в ночное время, поближе к утру, и продолжавшийся два-три часа. Чревоугодие перемежалось импровизированным балом с участием узкого круга приближенных и не регистрировавшимся официальными источниками.

   В отличие от отца, любившего выкушать бокал-другой анисовой настойки, дочь предпочитала венгерское вино. При дворе она содержала специального закупщика венгерского, унаследованного от Анны Иоанновны полковника Вишневского — того самого Федора Степановича Вишневского, который обнаружил в захолустной церкви певчего Алексея Розума, ставшего фаворитом цесаревны Елизаветы, а затем императрицы Елизаветы Петровны. За отличное выполнение поручений Елизавета Петровна возвела Вишневского в генерал-майоры.

   Среди небогатого эпистолярного наследия императрицы сохранилось несколько ее писем к Вишневскому, свидетельствующих, с одной стороны, о том, что она знала толк в вине, а с другой — об огромном его количестве, закупаемом для нужд двора. В 1745 году Елизавета Петровна поручила закупить в Венгрии 375 бочек вина, из коих 75 велела отправить сухим путем, а остальные водным, после освобождения реки и моря ото льда. Императрица предупреждала о случившемся в последние восемь-девять лет неурожае винограда в Венгрии, — он родился низкого качества, что не мешало продавцам плохое вино выдавать за хорошее. Именно превосходного по качеству напитка Елизавета Петровна велела закупить в дополнение к 375 бочкам — еще 100 анталов (антал равен 60 бутылкам) старого вина, «каково есть лутчее»; адресату она писала, что ему известно, «какое вино на наш вкус потребно». В другом письме любительница венгерского запрещала покупать плохое старое вино и велела приобрести молодое, «доброе, сколько возможно более».

   Не способствовал сохранению здоровья и отказ императрицы лечиться. Временами она послушно выполняла предписания придворных эскулапов, строго соблюдала диету и безотказно принимала рекомендуемые снадобья, но чаще всего игнорировала их. Здесь мы встречаемся с очередным парадоксом в поведении императрицы — она патологически боялась смерти и в то же время не принимала лекарств. Непоследовательность можно объяснить двумя обстоятельствами: либо страх быть отравленной преодолевал страх смерти, либо было неверие докторам в их способность избавить ее от недуга.
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Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Гравюра Е. П. Чемесова с оригинала Пьетро Ротари.1761 г.

   Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

   
Сведения о здоровье Елизаветы Петровны в источниках отечественного происхождения отрывочны. Их можно почерпнуть из депеш иностранных дипломатов, однако количество донесений в последние годы ее жизни поубавилось. Донесения много лет представлявшего прусский двор посла Мардефельда исчезли, поскольку Россия находилась в состоянии войны с Пруссией. Отсутствуют и отличавшиеся обстоятельностью донесения английского посла Уильямса — хотя с Англией Россия не находилась в состоянии военного конфликта, но английское правительство финансировало ее противника в Семилетней войне — Фридриха II. Приходится удивляться, как нерешительная Елизавета Петровна отважилась лично сказать в резкой форме послу Англии о нежелательности его пребывания в России. «Господин английский посланник, — сказала она Уильямсу на куртаге, когда тот намеревался поцеловать ей руку, — разве ваш двор желает иметь всю Европу себе врагом? Ваши каперы не уважали моего стяга. Князь Голицын (Александр Михайлович. — Н. П.), министр мой при короле Георге, требовал удовлетворения моих требований, оставались глухи. Потому и запрещаю всем моим министрам иметь с вами всякие сношения и приказываю вам лично выехать из Петербурга в течение недели. Да будет так, вы не получите другой прощальной аудиенции».

   В итоге историки располагают донесениями только дипломатов союзных держав: французских послов Брейтеля и маркиза Лопиталя, австрийского — Мерси д’Аржанта и датского — графа Гастгаузена. Интерес союзников к здоровью императрицы понятен, если учесть, что им было хорошо известно преклонение наследника русского престола перед Фридрихом II и следующая отсюда возможность крупных изменений. Особенно волновало состояние здоровья императрицы датский двор, ожидавший попытки Голштинского герцога и будущего императора России отнять у Дании незаконно отобранное ею у Голштинии.

   Симптомы опасного заболевания Елизаветы Петровны были отмечены в конце 40-х годов, когда «здоровье императрицы, согласно донесению английского посланника лорда Гиндфорда, находилось в большой опасности вследствие сильных колик и засорения кишок, приключившихся от простуды».

   Очередной сильный приступ болезни запечатлел тоже английский посланник Уильямс в 1755 году: «Здоровье императрицы очень плохое. Она харкает кровью, страдает одышкой, беспрестанно кашляет, у нее пухнут ноги, и она страдает грудной водянкою. Несмотря на это, она танцевала со мной менуэт». Исполнением менуэта, доставившим императрице, надо полагать, едва терпимую боль, она пыталась убедить и себя, и своего собеседника, что у нее достаточно сил, чтобы тряхнуть стариной и показать прежнюю любовь к танцам. Чем дальше, тем болезнь проявлялась в более острой и угрожающей форме. В глубоком обмороке императрица оказалась в 1756 году, из которого эскулапы с большим трудом ее извлекли, затем в 1757 году.

   С особой силой болезнь обострилась с осени 1761 года. Австрийский посол Мерси д’Аржант 11 октября сообщал о состоявшейся аудиенции у императрицы, во время которой она ему сказала, «что чувствует себя довольно хорошо, только ее сильно беспокоит слабость в ногах, вследствие которой она не может ни сидеть, ни двигаться».

   Далее воспользуемся донесениями Гастгаузена — они отличаются обстоятельностью и постоянством, так что позволяют составить хронику болезни, отметить колебания в состоянии больной то в лучшую, то в худшую сторону. Первое из опубликованных донесений датского посла датировано 7 декабря 1761 года. Оно лаконично и внушает надежду: «Состояние здоровья императрицы медленно, но улучшается… Она с третьего дня чувствует себя немного лучше… Она (бесспорно, с подачи Шувалова. — Н. П.) обратилась к Сенату с рескриптом, в котором свидетельствовала о том, как прискорбно ей было узнать, что сенаторы вопреки своим обязанностям не обсуждают и не решают никаких дел, и требовала ответа — является ли бездействие сенаторов следствием их лени или же неспособности».

   7 декабря: «Здоровье императрицы все еще плохо, и хотя она и на ногах, но несколько раз на дню отдыхает на кровати».

   Без даты: «Ее величество великая княгиня только что написала Шумахеру: „Императрица очень плоха, кровопускания не остановили кровохарканья, и она все более и более слабеет. Все здесь очень взволнованы этими тревожными обстоятельствами и все более опасаются за жизнь императрицы“». То, что Гастгаузен опасался волнений после смерти императрицы, явствует из его просьбы разрешить уничтожить все архивы посольства.

   18 декабря: «С прошлой пятницы мы находились в постоянной тревоге за состояние здоровья императрицы: эта тревога возросла до такой степени, что мы, наконец, потеряли последнюю надежду на то, чтобы здоровье императрицы могло восстановиться, но с вечера третьего дня мы снова надеемся».

   Императрица, отказывавшаяся до сих пор от всех лекарств, уступила наконец горячим просьбам окружающих и согласилась принять лекарства английского врача Монсея. «Благодаря этому лекарству она спокойно спит, лихорадка и кровохарканье прекратились, появилась сильная испарина, и ее рана на ноге открылась; одним словом — она испытывает большое облегчение, и врачи находят, что кризис миновал и императрица на пути к выздоровлению. Даже сама государыня приписывает эту счастливую перемену в ее здоровье лекарству, и Монсей утверждал, что оно оказало такое чудесное действие, благодаря чему г. Монсей, как говорят, заметно приобрел ее доверие и милость; она не желает советоваться с другими врачами и следует только его предписаниям».

   Но и в этом случае императрица согласилась принять снадобье лишь после того, как Монсей сам выпил его третью часть. После наступившего облегчения она сказала Моисею, что он спас ее жизнь.

   «Сегодня государыне исполнилось 53 года; день ее рождения при дворе не празднуется и с крепостного вала, против обыкновения, не стреляли из пушек, так как ее величество не совсем здорова. Но, благодаря Богу, она чувствует себя много лучше и с каждым днем поправляется».

   Прогноз врачей и полученные от них сведения Гастгаузеном оказались ошибочными, что посланник подтвердил в очередной депеше.

   21 декабря: «Императрица находится все в том же тяжелом состоянии. С нею очень часто происходят обмороки, и третьего дня тревога потерять ее дошла снова до крайних пределов. Хотя она сильно страдала, но не сознает опасности и поэтому плохо следует советам докторов, полагаясь больше на свою сильную натуру, которая много раз ее выручала, чем на лекарства. Недавно, будучи в сильной испарине, она пожелала переменить белье, несмотря на все увещания докторов и крики и настояния приближенных ей женщин».

   24 декабря. В депеше Гастгаузена за это число отсутствуют сведения о здоровье императрицы, посланник сообщает о своем душевном состоянии в связи с ожидаемой кончиной: «Молю Бога, чтобы завтра я имел возможность сообщить лучшие вести, чем те, которые имеются сегодня; передавать такие печальные известия доставляет мне невыразимую душевную скорбь».

   В этот же день посол отправил вторую депешу: «Так как со вчерашнего дня императрица находится в крайне опасном положении, и доктора потеряли всякую надежду на ее выздоровление, полагая, что дни и часы ее сочтены, то я счел нужным прибегнуть к необычному способу и отправить это письмо эстафетой… В ночь с пятницы на субботу она проспала семь часов подряд (в течение семи дней она не спала трех часов подряд, то внезапно пробуждаясь, то находясь в каком-то состоянии забытья, близком к летаргии); сон ее в то время был глубоким и спокойным; все были чрезвычайно обрадованы таким обстоятельством, и доктора стали снова питать самые большие надежды на ее выздоровление». Обрадовался этой надежде и беседовавший с посланником канцлер М. И. Воронцов, сообщивший ему некоторые тревожные детали: «С государыней на этот раз было хуже, чем когда бы то ни было, что вследствие кровохарканья она потеряла много крови, что ее болезнь есть совокупность многих болезней, но что ей очень помогли сделанные пять дней тому назад кровопускания, что теперь можно было вполне надеяться на ее выздоровление. Более того, он сказал мне, что на первый день Рождества будет совершено молебствие за взятие Кольберга и что в тот же день при дворе состоятся празднества.

   В этот день царила всеобщая радость, но уже со вчерашнего дня эта радость сменилась унынием и тревогой за жизнь императрицы, конец которой, по-видимому, уже близок. Третьего дня у нее возобновились обмороки и, вскоре после этого, вследствие кровохарканья, продолжающегося и до сих пор, она потеряла много крови; она очень слаба и говорит тихим, как бы угасающим голосом… на ногах появились несомненные признаки водянки».

   25 декабря. Никаких молебнов и празднеств, разумеется, не могло произойти. Гастгаузен в депеше за этот день сообщил лишь о восшествии на престол Петра III.

   29 декабря. Лишь к этому дню Гастгаузену удалось собрать обстоятельные сведения о последних днях жизни императрицы, существенно уточнявшие содержание его донесений за предшествующие дни.

   «В субботу 22 декабря она снова начала сильно харкать кровью, и ее обмороки еще более участились.

   В ночь с субботы на воскресенье врачи — и даже те из них, которые продолжали еще надеяться на благополучный исход ее болезни, должны были признать опасность и прийти к убеждению, что положение ее безнадежно, тем более что началось уже общее заражение, все более и более распространявшееся, и нижняя часть тела ее уже омертвела.

   Тогда фельдмаршал Разумовский и камергер Шувалов, во все время болезни императрицы почти от нее не отходившие, а также окружающие ее женщины предупредили ее об опасном положении, в котором она находилась; в то же время врачи прибегли к сильно действующим средствам, которые дают умирающим. Императрица изъявила уже свое согласие принимать всякие лекарства, какие ей предложат (в течение всей своей болезни она отказывалась от них или же принимала с отвращением). Но так как уже невозможно было остановить кровохарканье и непрерывное состояние эпилепсии стало еще более жестоким, то признали, что лекарства бесполезны и что конец ее уже близок…

   В понедельник утром (24 декабря. — Н. П.), в один из редких промежутков, когда она чувствовала себя спокойнее, она призвала великого князя и великую княгиню и простилась с ними. Она простилась также с окружавшими ее и со всеми дамами и вельможами своего двора. Говорят, что она проявила при этом много спокойствия и смирения и что прощание ее было очень трогательно.

   Около полудня конвульсии возобновились, и она впадала из одного обморочного состояния в другое. Не предполагали, что она проживет до вечера, но между тем в таком же состоянии, но будучи уже почти все время без сознания, она провела ночь с понедельника на вторник.

   Во вторник утром, в наступивший короткий промежуток просветления, она снова позвала к себе великую княгиню, но не могла произнести слабым, умирающим голосом ничего, кроме отдельных слогов и бессвязных слов, пока, наконец, в 3 ½ часа пополудни государыни не стало».

   Иностранные наблюдатели получали сведения из вторых и третьих рук. Однако существует информация о здоровье императрицы, записанная человеком, вхожим в покои больной и пользовавшимся возможностью лично наблюдать ее состояние и располагать результатами непосредственного общения с врачами, — это Иван Иванович Шувалов. Его показания связаны с запросом, исходившим от канцлера М. И. Воронцова.

   У канцлера были особые основания интересоваться течением болезни императрицы — карьера Михаила Илларионовича была связана с ее благосклонным к нему отношением: он, как мы помним, сопровождал цесаревну, ехавшую в санях к казармам Преображенского полка, это его благодарная Елизавета Петровна возвела в графское достоинство, назначила сначала вице-канцлером, а затем канцлером. Кончина императрицы означала конец его карьеры. Поэтому он отправил к И. И. Шувалову несколько писем с волновавшими его вопросами. 13 декабря 1761 года: «Нижайше прошу уведомить меня о состоянии здоровья ее величества, изволит ли принимать лекарства и пульс спокоен ли». В другом письме, отправленном через пару дней, перечислено больше вопросов, на которые граф желал получигь ответы: «Прошу вас уведомить меня, что господа лейб-медикусы находят ли перемены к лучшему и соизволит ли употреблять предписанные ими лекарства, также жар уменьшился ли и пульс спокоен, дабы я, точно ведав о дражайшем ее здоровье, хотя несколько обрадован и успокоен быть мог».

   Вопрос, заданный Воронцовым в обоих письмах относительно приема лекарств, не был праздным, — Елизавета, как мы знаем, их игнорировала и раньше и продолжала игнорировать теперь, когда остро в них нуждалась.

   Шувалов представил душевное состояние М. И. Воронцова, поскольку сам пребывал в аналогичной с ним ситуации, и поэтому систематически снабжал его сведениями, дающими возможность проследить, как постепенно угасала жизнь императрицы.

   18 апреля 1761 года: «У всемилостивейшей государыни кровь целое утро идет носом, доктора сказывают, что оное хорошо, токмо много беспокоит и для того представляли, чтоб движения никакого не было, чего ради и куртаг отменен».

   29 мая: «Ее императорское величество, слава Богу, в добром здоровье, теперь изволит пройтить в мыльню».

   Похоже, что улучшение самочувствия было временным. В том же мае Гастгаузен доносил: «Ее с каждым днем все более и более расстраивающееся здоровье не позволяет надеяться, чтобы она еще долго прожила. Но это тщательно от нее скрывается и ею самою — больше всех».

   11 июня: «Ее императорское величество после обеда имела малую лихорадку, как вечером, только не долго продолжалась; скоро после заопочивала и теперь почивает».

   1 декабря: Шувалов извещал Воронцова, что поданные им бумаги императрицей еще не подписаны, «обещала сделать. Всемилостивейшая государыня сегодня, слава Богу, в изрядном состоянии своего здоровья».

   13 декабря: бумаги все еще не подписаны. «Когда Бог даст к образованию общему подаст государыне нашей облегчение и тем ее высочайшим делам и вашему покажу мою услугу. Ее императорское величество, слава Богу, сказывают доктора, что жар меньшее имеет, нежели утром, и лекарства употребляет».

   Облегчение оказалось недолговременным, уже 24 декабря Гастгаузен доносил в Копенгаген: «Сейчас в четыре часа пополудни я узнал из верного источника, что императрица при смерти и что она призвала к себе великого князя и великую княгиню, которые находятся сейчас у ее постели, проливая, вероятно, слезы. Это заставляет думать, что она не сделала завещания и что восшествие великого князя на престол совершится довольно спокойно». В донесении, отправленном ранее, посол не ожидал спокойного развития событий: «Последние дни здесь царят печаль и уныние, написанные на каждом лице, все сидят по домам в ожидании грядущего переворота».

   Наступило 25 декабря 1761 года — праздник Рождества Христова. Именно в этот день императрица испустила дух. Она носила императорскую корону ровно 26 лет и один месяц. Старейший сенатор Никита Юрьевич Трубецкой, выйдя из покоев, где в четвергом часу скончалась императрица, объявил вельможам, томившимся во дворце в скорбном молчании: «Ее императорское величество государыня императрица Елизавета Петровна изволила в Бозе опочить».

   Самое обстоятельное описание последних часов жизни императрицы составил Кент: «Императрица скончалась сегодня в два часа пополудни. Прошлое воскресенье вечером у нее открылось сильное кровотечение, и с этой минуты всякая надежда на ее выздоровление была потеряна. Однако, несмотря на слабость, она была в полном сознании. Вчера, чувствуя приближение своей кончины, она послала за великим князем и великой княжной и с большой нежностью простилась с ними, и говорила с полным присутствием духа и совершенной покорности воле Провидения». О содержании разговора сообщил французский посол барон Бретейль, отправивший депешу не 25 декабря, как Кент, а шестью днями позже, и поэтому располагавший некоторыми подробностями.

   Призвав чету, императрица советовала великому князю «быть добрым по отношению к подданным и стараться заслужить их любовь. Она убеждала его жить в дружбе и согласии с супругой, много говорила о любви своей к маленькому великому князю (будущему императору Павлу I. — Н. П.) и просила его отца в знак особой искренней признательности к ней непознобить своего ребенка. Говорят, будто великий князь обещал исполнить все это».

   Похороны императрицы состоялись… В гробу лежала модница, владевшая пятнадцатью тысячами платьев. В последний путь она, хотя и с померкшей красотой, отправилась такой же нарядной, какой была при жизни. Как отметила Екатерина II, «в гробу государыня лежала, одетая в серебряной робе с кружевными рукавами», имея на голове императорскую корону, на нижнем обруче с надписью: «Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Елизавета Петровна, воцарилась 25 ноября 1741 года, скончалась 25 декабря 1761 года».

   Как восприняли известие о смерти императрицы современники? Покойников принято оплакивать; но в данном случае имеется в виду не обычай, а отношение подданных к своему монарху — человеку, имевшему неограниченную власть. Здесь мы располагаем тремя свидетельствами. Одно исходило от цитированного выше француза Бретейля: «Большинство горевало в душе, питая к будущему императору не любовь, но страх и робость». Барон имел в виду не простой народ, а правящую элиту, среди которой наследник престола не пользовался популярностью. Другое запечатлел в своих воспоминаниях человек, стоявший ближе к простому люду, чем холеный дипломат, общавшийся с вельможами и придворными, — артиллерийский майор Михаил Васильевич Данилов. Он писал: «По кончине ее открылась любовь к сей монархине и сожаление; каждый дом проливал по лишении ее слезы, и те плакали неутешно, кои ее не видали никогда, толико была любима в народе своем».

   А. Т. Болотов, находившийся в конце 1761 — начале 1762 года в Кенигсберге, узнал о кончине императрицы только в ночь на 2 января от встретившегося ему сторожа. «Я, — записал мемуарист, — остолбенел и более минуты не знал, что говорить и что делать. Все канцелярские наши находились в таком же смущении духа, все тужили и горевали о скончавшейся…

   Родившись и проводив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужское было для нас очень дико и нове и, как сверх тот, все мы наслышались довольно об особливостях характера нового государя и некоторых неприятных чертах оного, и притом тайная связь его и дружба с королем прусским была нам отчасти ведома…» Все жили в ожидании перемен.

   Как видим, не только вельмож, но и рядовых офицеров одолевал страх за свое будущее при вступлении на престол нового императора. Из этого можно сделать вывод: отношение к покойной сочетало опасения за свою судьбу и уважение к ней — при ее жизни ослабленная государственная машина и беззаботность императрицы к делам не давили на подданных с такой силой, как, например, при Петре I или при жестоком режиме бироновщины.

   Впрочем, ответ на вопрос об отношении подданных к царствованию Елизаветы Петровны неоднозначен и зависит от того, с каких позиций его оценивать: если с общечеловеческих — есть основания согласиться с мнением Данилова, если с государственных — есть резон присоединиться к критикам ее двадцатилетнего царствования.

   Елизавета Петровна обладала, как упоминалось выше, рядом общечеловеческих добродетелей. На мир она смотрела глазами, излучавшими приветливость и доброжелательность. В ее характере можно обнаружить множество привлекательных черт: доброту, милосердие, простоту в обращении, строгое соблюдение церковных обрядностей. Но перечисленные душевные качества спокойно уживались в ней с такими пороками, как лень, тщеславие, жестокость, зависть.

   Самый правдоподобный, на наш взгляд, портрет Елизаветы Петровны изобразила Екатерина II, сумевшая за многолетние наблюдения за ее поведением и укладом жизни проникнуть в ее внутренний мир, познать психологию, вскрыть побудительные мотивы ее поступков, выходивших за рамки обычных представлений о ней: «Императрица Елизавета имела от природы много ума, она была очень весела и до крайности любила удовольствия, и думаю, что у нее было от природы доброе сердце, у нее были возвышенные чувства и вместе с тем много тщеславия, она вообще хотела блистать во всем и желала служить предметом удивления; я думаю, что ее физическая красота и врожденная лень очень испортили ее природный характер. Красота ее должна была бы предохранить ее от зависти и соперничества, которое вызывали в ней все женщины не слишком безобразные, но, напротив того, она была до крайности озабочена тем, что эту красоту не затмила никакая другая, это порождало в ней страшную ревность, толкавшую ее часто на мелочные поступки, недостойные ее величества. Ее лень помешала ей заняться образованием ее ума, и в ее первой молодости (воспитание ее) было совсем заброшено». Далее она продолжала: «Ее каждодневные занятия сделались сплошной цепью капризов, ханжества и распущенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать, сколько могла, остальное время женщины, специально для этого приставленные, рассказывали ей сказки».

   Другой наблюдатель подметил черты натуры Елизаветы Петровны, ускользнувшие от прочих современников: ее заботу о престиже своей власти. Приведем пространное высказывание на этот счет француза Лафермиера. «Эти подвиги (набожность, строгое соблюдение постов. — Н. П.), напротив, как бы служат противодействием греху и содействием тому, чтобы поддерживать душу между добром и злом.

   Обстоятельства, столь сильно расстроившие здоровье императрицы Елизаветы Петровны, имели также большое влияние и на ее нрав. Сквозь всю ее доброту и гуманность, доведенные до крайности безрассудным обетом (отмена смертной казни. — Н. П.), в ней нередко просвечивают гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего подозрительность. В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать, или разделения этой власти. Она не раз выказывала чрезмерную щепетильность (когда однажды Бестужев назвал себя великим канцлером, она сказала ему: „Знайте, что в моей империи только и есть великого, что я да великий князь, да и то величие последнего не более как призрак“). Зато императрица Елизавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, к которым она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу».
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Худ. Николай Николаевич Ге. Екатерина у гроба императрицы Елизаветы. 1874 г.

   Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

   
В этих пространных высказываниях Екатерины II и Лафермиера обращает внимание ревнивое отношение Елизаветы Петровны к престижу своей власти, к красивым женщинам, в которых она видела соперниц, что принуждало ее совершать поступки, по словам Екатерины II, «недостойные величия». К ним относятся все громкие дела того времени, начиная с так называемого заговора Ботты — Лопухиной, когда была учинена расправа с красивой придворной дамой, соперничавшей на балах и маскарадах с императрицей, и заканчивая делом канцлера Бестужева.

   Вспомним суровую расправу с маркизом Шетарди, позволившим себе недоброжелательно отзываться о поведении императрицы на троне и поплатившимся за это экстренным изгнанием из России. Вспомним дело Лестока, сподвижника Елизаветы, возведенной на трон при самом активном участии Шетарди и Лестока. Среди 25 допросных пунктов обвинения бывшего лекаря цесаревны обвинение в государственной измене, то есть в том, что он одновременно получал пенсион от Пруссии и враждовавших между собой Франции и Англии, отодвинуто на второй план, а более важным признано приписываемое ему заявление о том, «что здешнее правление на таком основании, как теперь, долго остаться не может». Здесь налицо обоюдная неблагодарность: императрица не сочла возможным учесть прежде оказанные ей услуги, а Лесток, пожалованный в графы и пользовавшийся доверием императрицы, не оправдал его.

   Главной причиной опалы Бестужева служили не обвинения, перечисленные в манифесте о лишении его чинов, а беседа императрицы с Воронцовым, который, зная болезненное отношение Елизаветы Петровны к соблюдению государевой чести, заявил ей, что «слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе».

   В заключительной главе следует ответить еще на два вопроса: как оценивали итоги царствования Елизаветы Петровны современники и какой след оставило время ее царствования в истории России? Ответ на первый вопрос однозначно отрицательный: современники не высказали доброго слова о результатах ее царствования.

   М. М. Щербатов, строгий блюститель нравственности, не мог восторгаться царствованием Елизаветы Петровны, ибо в это время, по его мнению, было совершено еще несколько шагов к падению нравственных устоев: в большей мере, чем прежде, процветал разврат при дворе, расточительная роскошь распространилась не только среди правящей элиты, но и в широких кругах столичного и отчасти провинциального дворянства, невиданные размеры приобрели казнокрадство и мздоимство. Иной оценки царствования Елизаветы Петровны от Щербатова ожидать нельзя — его сочинение называлось «О повреждении нравов в России».

   Граф Никита Иванович Панин не ограничился характеристикой нравственного состояния общества, а дал общую оценку царствования Елизаветы Петровны, правда, довольно расплывчатую: «Сей эпох заслуживает особого примечания; в нем все было жертвовано настоящему времени хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах». В переводе на современный язык невнятные слова воспитателя великого князя Павла Петровича означали осуждение «припадочных людей» — так он называл фаворитов и временщиков, определявших внутреннюю и внешнюю политику государства. Отмечал Панин и отсутствие крупномасштабных действий правительства, довольствовавшегося, по его мнению, малыми, повседневными заботами.

   Более конкретные высказывания о царствовании Елизаветы Петровны обнаруживаем у Екатерины II, правда, она, как и Щербатов, ограничилась оценкой только одной — финансовой — сферы деятельности государства: «На Штате-конторе (ведала расходами. — Н. П.) было семнадцать миллионов долгу, ни единого человека в государстве не то чтобы знал, сколько казне было доходов разных. Повсюду народ приносил жалобы на лихоимство, взятки, притеснение, неправосудие разных правительств, а наипаче на приказных служителей».

   Свидетельство Екатерины II о тяжелом финансовом положении страны подтвердил и Сенат, но он назвал сумму долга на Штате-конторе, в два раза меньшую, чем Екатерина, — не 17 миллионов, а 8,5 миллиона рублей.

   Мрачную картину состояния государства нарисовал фаворит императрицы И. И. Шувалов. В конце царствования Елизаветы Петровны Шувалов был единственным человеком, имевшим доступ к императрице; через его руки проходили все важнейшие документы, характеризующие состояние государства, поэтому его осведомленность не подлежит сомнению; он не только информировал государыню о состоянии дел, но и действовал от ее имени. Вот его слова: «Государство уже не действует, власть самодержавства (отсутствует). Все повеления без исполнения, главное место без уважения, справедливость без защищения».

   Все эти высказывания можно было бы признать далекими от истины, навеянными субъективным восприятием действительности, если бы историки не располагали документом, исходившим от самой императрицы. Речь идет о манифесте, обнародованном недели за две до кончины императрицы, в котором она как бы подводила итоги своего царствования. Судя по сходству мыслей манифеста с оценкой состояния государства, данной Шуваловым, его можно считать автором документа.

   Итоги неутешительные: «С каким мы прискорбием по нашим к подданным любви должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают… Ненасытная алчба которых до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие предводительством судей, а потворство и упущение — ободрением беззаконников».

   Было бы, однако, ошибкой, опираясь на приведенные выше свидетельства, вынести общий приговор царствованию Елизаветы Петровны. Расстройство финансов в результате участия России в Семилетней войне — факт бесспорный, как и бесспорно процветание лихоимства, неправосудия и прочих аморальных явлений в жизни общества, произраставших на благодатной почве, слабость «главного места», как выражался Шувалов.

   Однако не разглядеть множество положительных моментов в царствование Елизаветы Петровны было бы непростительным заблуждением. Подробно о них сказано в соответствующих главах, что дает право ограничиться здесь перечислением: освобождение страны от засилья немцев, смягчение наказаний нарушителям законов, отмена внутренних таможенных пошлин, учреждение банковской системы, открытие Московского университета и Академии художеств, покровительство искусству и науке, работа Уложенной комиссии — вот перечень самых главных событий царствования, каждое из которых оставило заметный след в истории страны.

   Правда, к большинству из них Елизавета Петровна либо не имела никакого отношения, либо самое удаленное.

   К сказанному надобно добавить еще два фактора, отвергающих положение, что страна находилась в состоянии застоя или кризиса. Один из них — продолжавшееся развитие торговли и промышленности. Приведем соответствующие цифры об увеличении числа мануфактур, росте промышленного производства и внешней торговли. За 20-летие число предприятий в черной металлургии увеличилось почти вдвое: в 1760 году их насчитывалось 99 (59 — в 1740 году). Еще больший подъем наблюдался в текстильной промышленности, где в 1763 году насчитывалось 205 мануфактур (71 — в 1745 году). Неуклонно развивалась и внешняя торговля, оборот которой за 11 лет (1749–1760) возрос с 12,6 до 16,9 миллиона рублей.

   Новшество, целиком обязанное инициативе императрицы, — сооружение дворцов, и поныне украшающих своим великолепием бывшую столицу империи и ее окрестности. Известно, что после смерти Петра Великого его ближайшие преемники не оставили ни одного монументального сооружения. Елизавета Петровна возобновила строительство зданий, отчасти из желания продолжать дело отца, но главным образом из-за пристрастия к роскоши и красоте. Господствовавший в то время в архитектуре стиль барокко, отличавшийся пышностью и богатством внешнего и внутреннего убранства, вполне соответствовал изысканным вкусам императрицы.

   Зодчим, при Елизавете Петровне трудившимся над созданием архитектурных шедевров, был знаменитый Бартоломео Франческо Растрелли, сын не менее известного скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Зодчий оставил потомкам множество величественных памятников архитектурного искусства, среди которых следует на первое место поставить Зимний дворец в Петербурге. Елизавета Петровна любила одаривать фаворитов роскошными дворцами: Разумовскому она подарила Аничков дворец в Петербурге и дворец в Перово близ Москвы, Шувалову пожаловала дворец на Невском проспекте в Петербурге. Современников и потомков поражал и поражает Большой дворец в Петергофе, дворец в любимой резиденции императрицы — Царском Селе. «Красота апартаментов и богатство их изумительны», — писал французский дипломат об этом дворце. Три сотни зеркал в позолоченных рамах, занимавших просветы между окнами от потолка до пола, производили неизгладимое впечатление от Большого зала, дополняемое 1200 одновременно зажженных свечей. Во дворце находилась знаменитая янтарная комната, подаренная Вильгельмом I Петру Великому в обмен на присланных царем солдат-великанов.
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Худ. Евгений Евгеньевич Лансере. Елизавета Петровна в Царском Селе.

   1905 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

   
Елизавете Петровне принадлежит мысль о сооружении «Девичья монастыря на том месте, где находится дворец ее императорского величества, называемый Смольным». Монастырь был заложен в присутствии императрицы 30 октября 1748 года.

   В заключение дадим общую оценку Елизаветы Петровны: она родилась не для управления империей, а для наслаждения утехами, неограниченно предоставляемыми ей занимаемым троном. Это была умная, но изнеженная красотой и вниманием к этой красоте женщина и в то же время капризная и крайне ленивая и беспечная дама, более занимавшаяся своей внешностью, чем делами управления. Ее беспокойная жизнь протекала как бы мимо решения главных задач — жизни государства.
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